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Александра  Тоичкина 
Санкт-Петербург 


Д.  и.  Чижевский  о  Достоевском 
(к  проблеме  определения  метода 
интерпретации  Чижевского) 


Тема  Достоевского  проходит  через  всю  научную  биографию 
Чижевского  и,  так  или  иначе,  разрабатывается  им  в  контексте  всех 
его  основных  крупных  замыслов  по  истории  русской  литературы. 

Так,  первая  его  большая  опубликованная  статья  по  творчеству 
Достоевского,  «Шиллер  и  "Братья  Карамазовы"»(1929)\  с  одной 
стороны,  органично  связана  с  диссертацией  Чижевского,  которую  он 
защитил  в  Киеве  в  1919  году  («К  вопросу  о  философском  развитии 
Шиллера»,  1918-1919);  с  другой  -  является  одной  из  составляющих 
книги  «Шиллер  в  России»,  котор}то  Чижевский  писал  всю  жизнь 
(она  так  и  не  была  завершена  и  опубликована). 

Самый  насыщенный  период  в  освоении  темы  Достоевского 
Чижевским  можно  условно  обозначить  как  период  с  1929  по  1936 
год.  Связан  он,  главным  образом,  с  участием  Чижевского  в  Семи- 
нарии по  изучению  Достоевского  при  Русском  Народном  Универ- 
ситете в  Праге,  которым  руководил  А.Л.Бем.  В  этот  период 
Чижевский  напишет  и  опубликует  более  20  работ  о  Достоевском,  и 
среди  них  такие  классические  свои  работы  как:  «К  проблеме 
двойника.  (Из  книги  о  формализме  в  этике)»  (О  Достоевском  I,  1929) 
и  «Достоевский-психолог»  (О  Достоевском  II,  1933).  В  1936  году  во 
втором  томе  сборника  памяти  Н.Е.Осипова  «Жизнь  и  смерть»  (тоже 
под  редакцией  А.Л.Бема)  Чижевский  опубликует  статью  «К 
проблеме  бессмертия  у  Достоевского.  (Страхов  -  Достоевский  - 
Ницше)». 


Далее  сокращенно:  «Шиллер  и  "БК"». 
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В  конце  30-х  и  в  начале  40-х  сюжеты  с  Достоевским  постоянно 
возникают  в  «Плодах  чтения»  (1937,  1938,  1942).  В  1946-1947  годах 
появляются  два  варианта  брошюры  Чижевского  о  Достоевском  и 
Ницше:  "Strachov  -  Dostojewski]  -  Nietzsche  (Bemerkungen  zum 
Problem  der  Beziehungen  Nietzsches  zu  Dostojewskij)"  (1946)  u  "Dosto- 
jevskij  und  Nietzsche.  Die  Lehre  von  der  ewigen  Wieder- 
kunft'X  1947). Первый  вариант  Чижевский  распечатал  в  25  экзем- 
плярах на  печатной  машинке,  второй  ему  удалось  издать.  Различия  в 
текстах  минимальны:  в  варианте  1947  года  изменено  название  и 
добавлен  один  абзац.^. 

В  середине  50-х  годов  Чижевский  снова  возвращается  к  Досто- 
евскому. Он  пишет  на  английском  статью  «Manuscripts  of  Dostoevsky 
and  Turgenev  at  Harvard»  (1955)  и  публикует  в  «Новом  Журнале» 
статью  «Шиллер  в  России»  (1956),  значительная  часть  которой 
посвящена  Достоевскому  и  генетически  связана  со  статьей  1929  года 
«Шиллер  и  "БК"».  К  1955  относится  и  подготовленный,  но  так  и  не 
опубликованный  Чижевским  сборник  его  работ  о  Досто-евском, 
Гоголе  и  Тютчеве  (об  этом  факте  сообщает  В.Янцен:  материалы 
сборника  хранятся  в  его  архиве).  Для  этой  книги  Чижевский  готовит 
новую  редакцию  статьи  «Шиллер  и  "БК"». 

В  60-е  годы  Чижевский  издает  в  2-х  книгах  «Russische  Literatur- 
geschichte des  19. Jahrhundert»  (1967).  В  части  «Реализм»  целая  глава 
посвящена  Достоевскому.  Последняя  значительная  работа  Чижев- 
ского о  Достоевском  -  брошюра  „Dostojevskij  und  die  Aüfklärung"  - 
вышла  в  1975  году  за  два  года  до  смерти  Чижевского.  Статья  эта 
явилась  итоговой  в  истории  эволюции  темы  Достоевского  в  научных 
разработках  ученого. 

Рассмотрение  круга  работ  Чижевского  о  Достоевском  позволяет 
обозначить  основные  для  его  метода  интерпретации  подходы  и 
понятия.  Принципиальным  моментом  для  Чижевского-историка 
является  превалирование  «литературного  факта»  (Тынянов)  над 
теоретическими  посылками  исследователя.  Определяющими  явля- 
ются «материал»,  сам  текст  художественного  произведения,  и  задача 
исследования  его  места  в  истории  литературы  и,  на  более  высоком 
уровне,  в  истории  духа.  Именно  художественное  целое  диктует 


'  Владимир  Янцен  объясняет  возникновение  второго  варианта  текста  тем,  что  на 
снятии  фамилии  Страхова  с  обложки  настаивал  Владимир  Шилкарский,  издавший 
брошюру  в  своей  научно-популярной  немецкой  серии  (аргументация:  «Страхова  в 
Германии  никто  не  знает»).  См.:  Янцен  В.  В.  Неизвестный  Чижевский.  Обзор 
неопублико-ванных  трудов.  СПб.,  2008.  С.  138-139. 


J.  п.  Чижевский  о  Достоевском 
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подход  иссдедоватедя  к  из}'чению  произведения  и  предопредедяет 
метод  его  интерпретации. 

В  данном  докладе  я  обозначу  три  понятия,  весьма  слтцественные 
для  литератлроведческих  работ  Чижевского  о  Достоевском:  влияние, 
переживание  и  «  оркестр  аіъныи»  метод.  Я  остановлюсь  подробно 
на  первой  опубликованной  и  очень  важной  д.тя  всей  истории 
исследования  Чижевским  творчества  Достоевского  статье  1929  года 
«Шиллер  и  "БК"»  (опубликована  она  была,  как  известно,  в 
„Zeitschnft  für  slavische  Philologie".  VI.  1929^). 

Понятие  литературного  влияния  было  чрезвычайно  популярно  в 
отечественном  литератлроведении  10-30-х  годов.  Внешне  Чижев- 
ский чрезвычайно  критически  подходит  к  столь  попл'лярной  в 
литератл'роведении  его  времени  постановке  этой  проблемы.  Так.  в 
статье  1927  года  «Тютчев  и  немецкий  романтизм»  Чижевский 
пишет:  «Но  нас  не  очень  интерес\тот  "влияния"  на  Тютчева»,  а  в 
сноске  \жазывает.  что  «Понятие  литературное  ^'влияние"  очень 
тл-манно  с  точки  зрения  на\т<и.  и  сфера  его  \тіотребления  достаточно 
неопределенная»^.  И  статью  «Шиллер  и  "БК"'»  Чижевский  начинает 
снова  с  теоретического  обоснования  своего  подхода  к  теме  «Шиллер 
и  Достоевский»:  речь  не  идет  о  «влиянии»  в  обшепринятом  смысле 
этого  понятия.  Для  Чижевского  неприемлемо  исследование 
литерат\рного  влияния  как  объяснения  причины  возникновения 
одного  явления  дрлтим.  Для  него  главным  объектом  исследования 
является  вопрос  о  родстве  явлений,  их  сходстве  и  расхождениях 
(«спор  Достоевского  с  Шиллером»). 

Именно  в  связи  с  такой  трактовкой  понятия  литератлрного 
влияния  связано  второе  очень  с\тцественное  для  метода  Чижевского 
понятие  переживания.  Поьіятие  это  тоже  ключевое  для  нашего 
литерат\роведения  10-30-х  годов.  Увлечение  им  связано  с  популяр- 
ностью на  этапе  становления  нашей  филологической  школы  работ 
Вильгельма  Дильтея.  в  особенности  его  книги  «Переживание  и 
творчество»,  1905  (на  значимость  Дильтея  для  метода  интер- 
претации Чижевского  утсазывает  Х.-Ю.  Геригк").  Так,  переживание 


"  Далее  я  цитирую  текст  статьи  по  этомл"  изданию,  в  скобках  после  цитаты  указываю 
странищч  перевод  мой. 

Чижевский  Л.  Тютчев  и  немецкий  романтизм  Тютчев  Ф.И.?то  et  contra.  СПб.. 
2005.  С.  613. 

'  Gerigk  H. -J.  Die  Spur  der  Endlichkeit.  Meine  akademischen  Lehrer.  Vier  Porträts: 
Dmitrij  Tschizewskij.  Hans-Georg  Gadamer.  René  Wellek.  Paul  Fusseil.  Heidelberg.  2007.  S. 
23-24.  Ha  русском  языке:  Геригк  Х-і0.Чижевский  Достоевский  и  мировая  культ\ра. 
-Лльманах  \о24.  СПб..  2009.  С.  150. 
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ЯВИЛОСЬ  важнейшим  понятием  для  работ  Л.П.Гроссмана,  М.П. 
Алексеева,  Ю.Тынянова,  Г.О.  Винокура  и  других  исследователей. 
Упомяну  в  качестве  примеров  такие  знаменитые  работы,  как 
«Библиотека  Достоевского»  Л.  Гроссмана  (1919)  и  «Биография  и 
культура»  Г.О.Винокура  (1927).  Само  понятие  влияния  фактически 
рассматривается  Чижевским  в  статье  «Шиллер  и  "БК"»  в  контексте 
понятия  переживания.  И  факты  биографии  писателя  становятся  для 
него  объективной  научной  опорой,  которая  позволяет  говорить  о 
влиянии  переживания  Шиллера  на  произведения  писателя.  Но  это 
«переживание  влріяния»  по  Чижевскому  не  самодостаточно.  Оно 
значимо  только  в  соотношении  с  «окончательной  формой  романа»,  с 
«целым  романа,  как  художественным  произведением»^,  как  исходная 
точка  опоры  в  процессе  интерпретации  текста. 

Поэтому,  переходя  к  анализу  «Братьев  Карамазовых»,  Чижев- 
ский обозначает  важный  методологический  инструмент,  который  он 
использует  для  анализа  звучания  текстов  Шиллера  в  тексте  романа 
Достоевского.  Прежде,  чем  перейти  к  интерпретации  текста,  он 
указывает  на  то,  что  Достоевский  использует  в  романе  «оркест- 
ралъный»  художественный  прием:  «Мысль,  брошенная  персонажем, 
подхватывается  другим,  затем  третьим,  четвертым...  и  таким 
образом,  проходит  через  все  голоса  полифонического  оркестра 
действуюшіих  персонажей»(7).^ 

Почему  важно  на  этом  методологическом  приеме  остановиться? 
Проблема  определения  специфики  жанра  романа  Достоевского  и  его 
метода  романиста  оказывается  в  центре  научных  дискуссий  10-30-х 
годов.  Напомню  самые  известные  из  разработанных  определений: 
«роман -трагедия»  Вячеслава  Иванова  (1916),  «идеологический 
роман»  Б.Энгельгардта  (1925),  «полифонический  роман»  М.Бахтина 


^  Чижевский  Д.  Новые  книги  о  Достоевском:  М.  Бахтин:  Проблемы  поэтики 
Достоевского.  Изд.  2-е,  переработанное  и  дополненное.  Москва.  1963.  стр.  364.; 
А.С.Долинин:  Последние  романы  Достоевского. Как  создавались  «Подросток»  и 
«Братья  Карамазовы».  Москва-Ленинград.  1963.  стр.  344  //  Новый  Журнал.  Кн.  81.  Нью- 
Йорк.  1965.  С.  284. 

^  В  1956  году  в  статье  «Шиллер  в  России»,  в  которую  в  переработанном  виде  вошла 
статья  «Шиллер  и  "БК"»,  сказано  еще  более  определенно:  «Упоминание  имен  у 
Достоевского  не  сл>"чайны:  он  вообще  часто  применяет  "оркестральный"  метод 
обработки  той  или  другой  темы  в  своих  произведениях;  это  значит:  важная  для  него 
тема  (или  имя)  повторяется  в  речах  отдельных  героев  и  в  замечаниях  самого  автора.  С 
этой  точки  зрения  можно  рассмотреть  большинство  поздних  произведений 
Достоевского,  в  частности  отделить  его  мысли  от  мыслей  его  героев.  К 
"оркестрованным"  таким  образом  темам  принадлежит  и  тема  "Шиллер"».  {Чижевский 
Д.Шиллер  в  России  //  Новый  Журнал.  Кн.  45.  Нью-Йорк,  1956.  С.  123.) 
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(1929).  Остановлюсь  более  подробно  на  последнем  определении: 
книга  «Проблемы  творчества  Достоевского»  Бахтина  вышла  в  том 
же  1929  году,  что  и  статья  «Шиллер  и  "БК"»  Чижевского.  Книга 
Бахтина  сразу  оказалась  в  центре  достаточно  острого  и  критического 
обсуждения.  Сам  Чижевский  напишет  и  опубликует  свой  собствен- 
ный отклик  на  книгу  Бахтина  куда  позднее,  в  рецензии  на  второе 
издание  «Проблем  поэтики  Достоевского»  Бахтина  1963  года.  В  этой 
рецензии  обозначится  и  близость  Чижевскому  концепции  Бахтина  и 
ее  критика.  Пересказывая  Бахтина,  Чижевский  расставит  свои 
акценты.  Свое  же  понимание  специфики  метода  писателя  сформу- 
лировано им  еще  до  знакомства  с  «Проблемами  творчества  Досто- 
евского» в  рассматриваемой  статье  «Шиллер  и  "БК"».  Парадокс 
истории  литературоведческой  мысли  состоит  в  том,  что  открытие 
Бахтина,  несмотря  на  сопровождавшую  его  в  прошлом  и  настоящем 
острую  и  обоснованную  критику,  остается  чрезвычайно  популярным 
и  востребованным  в  достоевсковедении.  А  статья  Чижевского 
«Шиллер  и  "БК"»  до  сих  пор  не  была  даже  переведена  на  русский 
язык  и  фактически  не  вошла  в  научный  оборот  продолжающейся 
десятилетиями  полемики  вокруг  проблемы  определения  метода 
писателя.  Это  тем  более  обидно,  что  определение  Чижевского,  в 
отличие  от  определения  Бахтина,  исключительно  соответствует 
авторской  модальности  художественных  произведений  Досто- 
евского и  позволяет  грамотно  и  объективно  проинтерпретировать 
авторскую  позицию  в  художественном  целом  произведения,  что,  в 
свою  очередь  является  залогом  объективного  научного  подхода  к 
решению  проблем  поэтики  Достоевского.  Конечно  Бахтин  (в 
отличие  от  Чижевского)  разработал  свое  понятие  полифонии  как 
метода  в  собственно  теоретическом  исследовании.  Необходимо 
отметить  (не  умаляя  ни  в  коей  мере  значение  теории  Бахтина  для 
истории  филологической  мысли),  что  теоретическое  низведение 
авторской  позиции  до  уровня  позиции  героя  произведения  в 
исторической  перспективе  оказалось  логически  связано  с 
последовавшей  констатацией  «смерти  автора»  (Ролан  Барт),  а  в 
практике  интерпретации  автоматически  сработало  на  произвол  и 
перекосы  в  интерпретации  текстов  Достоевского. 

Возвращаясь  к  статье  Чижевского  «Шиллер  и  "БК"»,  обозначу 
последний  важный  в  рамках  доклада  для  меня  вопрос:  к  какой 
концепции,  опираясь  на  анализ  «оркестрального»  метода  Досто- 
евского, приходит  Чижевский  в  результате  проделанного  исследо- 
вания темы? 
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Александра  Тоичкина 


Чижевский  выбирает  три  ключевые  идеи:  идея  «высшего 
человека»,  теодицея  (проблема  смысла  свободы)  и  «двойничество». 
Он  анализирует  художественное  решение  данных  идей  в  творческих 
мирах  произведений  Шиллера  и  романа  Достоевского.  Для  Чижев- 
ского принципиально  важно  то,  что  Достоевский  дает  свои  ответы  на 
вопросы,  поставленные  Шиллером.  Мало  того,  в  процессе  пережи- 
вания творчества  Шиллера,  в  «борьбе  идей»,  сама  постановка 
вопросов  меняется  (14-15).  Так,  «Достоевский  выступает  против 
шиллеровского  понятия  "высшего  человека"  как  символа  высшей 
красоты,  как  ''эстетического''  человека.  <...>  у  Достоевского 
человек  не  может  быть  освобожден  и  спасен  красотой.  <...> 
Единственной  реальной  поддержкой,  которая  может  быть  исходным 
пунктом  для  поистине  "высшего"  человека,  для  того,  кто  сам  не 
ощущает  и  не  рассматривает  себя  как  высшего  человека,-  является 
религия»  (23-25).  В  решении  же  проблемы  теодицеи  Достоевский  в 
романе  (в  частности  анализируется  беседа  Ивана  с  Алешей  в  главе 
«Бунт»  и  затрагивается  «легенда  о  великом  инквизиторе») 
«развивает  основную  мысль  шиллеровской  (или  лучше  "канто- 
шиллеровской")  теодицеи»  (с. 26).  Сопоставление  идей  подтвер- 
ждается цитатами  из  текстов;  особое  место  уделяется  шиллеровским 
цитатам  и  реминисценциям,  которые  Достоевский  вводит  в  текст 
«Братьев  Карамазовых».  Проблема  «двойничества»  подробно 
рассматривается  на  текстах  «Разбойников»  и  «Заговора  Фиеско  в 
Генуе».  Затем  Чижевский  анализирует  случай  «двойничества»  Ивана 
и  Смердякова.  Его  вывод:  гибель  двойников  у  Шиллера  (Шпигель- 
берг,  Мавр)  приводит  к  гибели  главных  героев  (К.Моора  и  Фиеско). 
У  Достоевского  же  смерть  Смердякова  становится  началом  пути  к 
нравственному  воскрешению  Ивана:  «Через  стыд  и  психическое 
заболевание  Иван  возрождается  к  новому  нравственному  сознанию» 
(38-39).  И  окончательный  вывод:  «только  вера  в  состоянии  сообщать 
человеку  такую  силу,  которая  может  помочь  ему  вынести  свободу  и 
сознание  вины  "за  всех  и  вся"»  (39).  В  последней  (8)  главке  статьи 
Чижевский  подводит  итоги  исследования,  намечая  сложное 
соотношение  художественного  мира  произведений  Достоевского  с 
европейской  философией.  Художественное  преломление  философ- 
ских идей  в  произведениях  Шиллера  и  Гофмана  было  ближе  «сердцу 
и  уму»  Достоевского,  чем  философская  теория.  Именно  поэтому  так 
важно  рассмотреть  творчество  Достоевского  в  соотношении  его  с 
мирами  Шиллера  и  Гофмана.  Эта  методология  позволяет  рассмот- 
реть явление  «в  истории  русской  литературы  и  истории  духа». 
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ВЫЯСНИТЬ  «исходные  пункты  его  <автора,  А.Т.>  мышления».  А 
«выявление  исходных  пунктов  его  мышления  разъясняет  нам 
направление  его  развития  и  помогает  нам  понять  своеобразие  его 
содержательного  и  философско-значительного  мышления»  (42). 

Соответственно,  идейная  концепция  статьи  Чижевского  обозна- 
чается как  открытие  и  утверждение  религиозного  христиан-ского 
смысла  творчества  Достоевского  (как  в  понимании  идеала  человека, 
так  и  в  религиозной  трактовке  устройстве  мира).  Соотно-шение  с 
Шиллером  позволяет  Чижевскому  вписать  исследование  «Братьев 
Карамазовых»  Достоевского  в  историю  духа,  в  которой  философия  и 
искусство  неразрывно  связаны  между  собой.  Этой-то  задачей  и 
обусловлена  внешняя  аконцептуальность  анализа  Чижевского  (в  его 
статье  как  бы  отсутствует  завершенная  концепция  собственно 
романа  Достоевского).  П.Е.Бухаркин^  как-то  сказал,  что  Чижевский, 
по  сути,  является  «человеком  барокко».  И  эстетика  барокко  сказа- 
лась на  эстетике  его  научных  исследований.  Именно  поэтому  все  его 
статьи  и  даже  монографии  являются  как  бы  частями  одной  огромной 
незавершенной  и  в  принципе  незавершимой  фрески  -  фрески,  на 
которой,  по  замыслу  автора,  должна  быть  запечатлена  научно  и 
методологически  выверенная  картина  всей  истории  человеческого 
духа.  Картина  эта  не  статична:  основное  действие  в  ней  составляет 
борьба  Бога  и  черта,  бытия  и  небытия,  идеализма  и  материализма,  а 
«поле  битвы»  -  история  культуры.  Именно  эта  борьба  и  становится 
главным  сюжетом  в  исследованиях  Чижевского  творчества 
Достоевского  в  контексте  истории  духа. 


профессор  СПбГУ,  автор  книг  и  статей  по  русской  культуре  XVIII  века. 


Dostoevsky  Studies,  New  Series,  Vol.  XIV  (2010),  pp.  13-42 


Dorothea  Redepenning 
Universität  Heidelberg 


Dostojewski)  auf  der  Opembühne 


Dostojewskijs  Werke  eigenen  sich  streng  genommen  nicht  als  Libretto- 
Vorlagen.  Dennoch  hat  er  Komponisten  seit  Beginn  des  20.  Jahrhunderts 
zu  Opern,  aber  auch  zu  Oratorien  inspiriert.  Der  Beitrag  macht  in  einem 
einfuhrenden  Schritt  die  ästhetischen  Fragen  beim  Zusammenwirken  von 
Literatur  und  Musik  bewusst.  Sodann  beleuchtet  er  die  Opemkonzeption, 
die  sich  in  der  zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  in  Russland  heraus- 
bildete und  die  Voraussetzungen  fiir  die  ersten  Dostojewski] -Opern 
bereitstellte.  Ein  dritter  Teil  zeigt  in  einer  umfassenden  Übersicht  die 
Präsenz  Dostojewskijs  im  internationalen  Opemschaffen;  daran  schließen 
sich  zwei  exemplarische  Untersuchungen  und  ein  Fazit. 


L  Literatur  und  Musik 

Musik  und  Literatur  sind  seit  alters  her  Schwestern  oder  Freundinnen,  die, 
wenn  sie  sich  zusammentun,  ihre  Kreativität  aus  dem  Spannungsfeld  von 
Gemeinsamkeiten  und  Gegensätzen  entfalten.  Formale  Gesetzmäßig- 
keiten eines  Gedichts  (Reimstruktur,  Versmaß,  Strophenbau)  und  die 
internen  Prinzipien  musikalischer  Formbildung  (Periodizität,  harmonische 
und  melodische  Halb-  und  Ganzschlussbildungen),  dazu  die  semantische 
und  die  emotionale  Dimension  in  textlicher  und  musikalischer  Auslegung 
-  dieses  Spannungsfeld  findet  im  Lied  stets  neue,  individuelle  Lösungen. 
Eine  poetische  Form  wie  das  Sonett  zum  Beispiel  fordert  Komponisten 
bis  in  die  Gegenwart  heraus.^  Seit  den  Anfängen  der  Oper  (um  1600) 
ringen  Literaten  und  Musiker  mit  dem  Problem,  dass  ihre  Künste 
unterschiedliche  Zeitverhältnisse  zu  ihrer  Entfaltung  brauchen.  Musik 
kommt,  um  sich  „ausleben"  zu  können,  auch  ohne  Text  aus.  Für  die 


^  Vgl.  dazu  Sara  Jeffe:  Modi  di  cantar  sonetti  -  Zur  Geschichte  der  Sonettvertonungen  bis 
ins  20.  Jahrhundert,  in  Vorbereitung. 
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Dorothea  Redepenning 


Literatur  heißt  das,  dass  sie  Rücksicht  nehmen  muss  auf  die  Weitschwei- 
figkeit der  Musik  -  eine  abendfüllende  Oper  braucht  viel  weniger  Text  als 
ein  Drama.  So  entwickelten  sich  das  Libretto  -  das  kleine  Buch  -  und  die 
Scheidung  von  Rezitativ  und  Arie,  also  von  einem  formalen  Ort  für  den 
Text,  in  dessen  Dienst  sich  die  Musik  stellt,  und  einen  formalen  Ort  für 
die  Musik,  in  deren  Dienst  das  Wort  in  den  Hintergrund  tritt.  „Prima  la 
musica  e  doppo  le  parole"  oder  umgekehrt  „Prima  le  parole  e  doppo  la 
musica"  lautet  die  Streitfrage,  die  diskutiert  wird,  wann  immer  Musik  und 
Literatur  sich  verbinden.^ 

Das  Libretto  erscheint  in  solcher  Perspektive  als  defizienter  Modus 
von  Literatur  -  Gelegenheitsarbeit  für  Schriftsteller  und  kein  Forschungs- 
gegenstand der  Literaturwissenschaft.  Librettologie  als  literatur- 
wissenschaftliche Disziplin  entstand  erst  Ende  das  20.  Jahrhunderts.^  Die 
Oper  suchte  sich  ihre  Stoffe  zunächst  nicht  bei  der  Literatur  ihrer  Zeit 
sondern  in  der  Antike.  Ovids  Metamorphosen  sind  die  Quelle  für 
ungezählte  Libretti;  gleichermaßen  beliebt  waren  von  Anfang  an  Sujets 
aus  der  antiken  Mythologie  wie  Oфheus  und  Euridike  oder  Dafne,  auch 
antike  Herrscher  und  Feldherren  wie  Alexander  der  Große  oder  Kleo- 
patra,  ebenso  Gestalten  aus  dem  Alten  Testament.  Eine  Lieblingsfigur  der 
Oper  bis  hinauf  ins  19.  Jahrhundert  ist  Dido,  gelegentlich  auch  als  Dido 
und  Äneas;  Alexander  Reischert  nennt  148  Opern,  die  auf  die  unglück- 
liche Liebesgeschichte  aus  Vergils  Aeneis  zurückgehen."^  Die  Vorstellung, 
ein  großes  und  autonomes  literarisches  Werk  als  Ganzes  oder  gar  einen 
Roman  als  Grundlage  für  ein  Libretto  zu  wählen,  lag  Opemkomponisten 
lange  Zeit  fem.  Erst  mit  der  großen  Walter-Scott-Mode  Anfang  des  19. 
Jahrhunderts  begann  man,  Romane  in  versifizierte  Libretti  zu  verwandeln. 
The  Bride  of  Lammermoor,  Ivanhoe,  Kenilworth  und  andere  Scott- 
Romane^  beherrschten  als  Opern  die  europäischen  Bühnen  des  19. 


Antonio  Sailen  verfasste  1786  ein  „Divertimento  teatrale"  mit  dem  Titel  Prima  la 
musica  e  poi  le  parole;  der  Streit  ist  das  Thema  in  Richard  Strauss'  Capriccio,  einem 
einaktigen  „Konversationsstück  für  Musik"  auf  ein  Libretto  von  Stefan  Zweig,  Joseph  Gregor, 
Clemens  ICrauss,  Richard  Strauss  und  Hans  Swarowsky  (Uraufführung  28.10.1942  in 
München). 

^  Als  erste  Arbeiten  sind  zu  nennen  Steven  Paul  Scher  (Hrsg.):  Literatur  und  Musik.  Ein 
Handbuch  zur  Theorie  und  Praxis  eines  komparatistischen  Grenzgebiets.  Berlin  1984;  Albert 
Gier  (Hrsg.):  Oper  als  Text:  Romanistische  Beiträge  zur  Libretto-Forschung.  Heidelberg 
1986;  Hans  Joachim  Kreutzer:  Obertöne:  Literatur  und  Musik.  Neun  Abhandlungen  über  das 
Zusammenspiel  der  Künste.  Würzburg  1994;  Albert  Gier  und  Gerold  W.  Gruber  (Hrsg.): 
Musik  und  Literatur.  Komparatistische  Studien  zur  Strukturverwandtschaft.  Frankfurt  1997. 
Alexander  Reischert:  Kompendium  der  musikalischen  Sujets.  Kassel  2001. 

^  The  Bride  of  Lammermoor  als  Le  Calech  de  W.S.  von  Adolphe  Adam  (1827),  als  Le 
Nozze  di  Lammermoor  von  Michèle  Carafa  (  1 829),  als  La  Findanzata  di  Lammermoor  von 


Dostojewski]  auf  der  Opernbühne 


15 


Jahrhunderts,  und  zwar  deshalb,  weil  sich  in  ihnen  die  Option  zur 
Beschränkung  auf  eine  einfache  Personkonstellation,  zur  emotionalen 
Aufladung  und  zu  einem  pittoresken  Ambiente  anbietet.  Da  ist  es  kein 
Wunder,  dass  von  Victor  Hugos  historischen  Romanen  allein  Notre  Dame 
de  Paris.  1482  als  Libretto- Vorlage  gedient  hat.^  Vor  einem  solchen 
Hintergrund  muss  die  Vorstellung,  aus  Romanen  wie  den  Brüdern 
Karamasow  oder  Schuld  und  Sühne  eine  Oper  zu  machen,  geradezu 
absurd  erscheinen. 


II.  Oper  in  Russland 

Des  Problems,  dass  unter  den  Bedingungen  der  Oper  die  Musik  die 
Literatur  bevormundet,  waren  Komponisten  sich  sehr  wohl  bewusst.  Sich 
auf  Christoph  Willibald  Gluck  und  dessen  Opemreform  berufend  machte 
sich  Richard  Wagner  an  die  Aufgabe,  die  Opemgeschichte  zu  revidieren 
und  in  seiner  Konzeption  des  Musikdramas  eine  Verschmelzung  beider 
Künste  herbeizuführen,  die  er  durch  die  Personalunion  von  Dichter  und 
Komponist  verwirklicht  glaubte.^  Beginnend  mit  Lohengrin  ist  die 
Trennung  von  Rezitativ  und  Arie  aufgehoben  zugunsten  einer  Textdekla- 
mation, die  den  Intonationen  der  Sprache  und  der  emotionalen  Schattie- 
rung des  Gesagten  folgt.  Ein  symphonisch  durchgearbeiteter  und  sympho- 
nischen Prinzipien  gehorchender  Orchestersatz  mit  den  typischen 


Luigi  Rieschi  (1831),  als  Brnden  fra  Lammermoor  von  Ivar  Frederik  Bredal  (1832  -  mit 
einem  Libretto  von  Hans  Christian  Andersen),  als  La  Findanzata  di  Lammermoor  von  Alberto 
Mazzucato  (1834),  als  Lucia  di  Lammermoor  von  Gaetano  Donizetti  (1835).  -  Lvanhoe  als 
Ivanhoé  von  Gioachino  Rossini  (1826),  als  Der  Templer  und  die  Jüdin  von  Heinrich 
Marschner  (1829),  als  lvanhoe  von  Giovanni  Pacini  (1832),  als  //  Templario  von  Otto  Nicolai 
(1840),  als  Rebecca  von  Bartolomeo  Pisani  (1865),  als  lvanhoe  von  Arthur  Sullivan  (1891).  - 
Kenilworth  als  Leichester,  ou  Le  château  de  Kenilworth  von  Daniel  F.  E.  Auber  (1823),  als 
Elisabetta  al  castello  di  Kenilworth  von  Gaetano  Donizetti  (  1 829),  als  Festen  paa  Kenilworth 
von  Christoph  E.F.  Weyse  (1836  -  auch  mit  einem  Libretto  von  Hans  Christian  Andersen),  als 
Fest  zu  Kenilworth  von  Eugen  Seidelmann  (1843),  als  Conte  di  Leicester  von  L.  Baclia 
(1851),  als  Amv  Robsart  von  Isidore  de  Lara  (1893),  als  Kenilworth  von  Bruno  Oskar  Klein 
(1895). 

^  Als  La  Esmeralda  von  Louise  Bertin  (1836),  als  Èsmeral'da  von  Alexander 
Dargomyshskij  (1847),  als  Notre  Dame  de  Paris  von  William  Henry  Fry  (1864),  als 
Esmeralda  von  Arthur  Goring  Thomas  (1883),  als  Notre-Dame  von  Franz  Schmidt  (1914). 

^  Dargelegt  in  der  Abhandlung  Oper  und  Drama.  Der  Terminus  Musikdrama  gefiel 
Wagner  nicht  (vgl.  den  Artikel  Über  die  Benennung  „Musikdrama",  in:  Sämtliche  Schriften 
und  Dichtungen,  Bd.  9,  auch:  Digitale  Bibliothek  Bd.  107,  Richard  Wagner:  Werke,  Schriften 
und  Briefe)  hat  sich  dennoch  eingebürgert. 
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Leitmotiven  bildet  die  Basis  für  die  Singstimmen.  Mit  diesem  neuen 
Opemkonzept  sahen  sich  die  russischen  Komponisten  konfrontiert,^  als 
sie  Ende  der  1860er  Jahre  begannen,  einen  russischen  Opemtypus  zu 
kreieren.  Weil  niemand  von  ihnen  zugleich  Dichter  und  Komponist  war, 
griffen  sie  zu  den  anspruchsvollsten  literarischen  Werken  ihrer  Zeit. 
Alexander  Dargomyshskij  vertonte  1868/69  Alexander  Puschkins 
Steinernen  Gast,  ohne  den  Text  in  ein  Libretto  zu  verwandeln,  als  ein 
durchlaufendes  Rezitativ,  ein  Verfahren,  das  man  Opéra  dialogué 
nannte.  Nach  dem  gleichen  Prinzip  machte  Modest  Musorgskij  aus 
Nikolaj  Gogols  Komödie  Die  Heirat^^  eine  Oper.  Damit  begann  in 
Russland,  deutlicher  als  in  Westeuropa,  die  Tradition,  anerkanntermaßen 
hoch  stehende  Literatur,  sei  es  mit  oder  ohne  zwischengeschaltetes 
Libretto,  als  Grundlage  für  Opern  zu  verwenden.  Das  gih  für  Musorg- 
skij s  Boris  Godunow  (Puschkin)  ebenso  wie  für  Nikolaj  Rimskij- 
Korsakows  Mainacht  und  Nacht  vor  Weihnachten  (beide  nach  Gogol), 
Snegurotschka  (Alexander  Ostrowskij),  das  Märchen  vom  Zaren  Saltan 
und  der  Goldene  Hahn  (beide  nach  Puschkin),  wie  für  Peter 
Tschajkowskijs  Jewgenij  Onegin  und  Pique  Dame  (beide  nach  Puschkin) 
und  viele  andere  Opern  russischer  Komponisten.  Angesichts  dieser 
Vorliebe  für  die  eigenen  Schriftsteller  ist  es  erstaunlich,  dass  niemand 


Der  Terminus  geht  auf  Hans  von  Wolzogen  zurück,  den  Herausgeber  der  seit  1878 
erscheinenden  Bayreuther  Blätter,  Wagner  spricht  von  „charakterisierenden"  oder 
„charakteristischen  Motiven". 

^  Vgl.  dazu  Abram  Gozenpud:  Richard  Vagner  i  russkaja  kul  'tura  (R.W.  und  die  russische 
Kultur),  Leningrad  1990;  Dorothea  Redepenning:  Die  russische  Opernästhetik  und  Richard 
Wagner.  Zur  Wagner-Rezeption  um  1870,  in:  Vierzehn  Beiträge  (nicht  nur)  über  Richard 
Wagner,  hrsg.  von  Christa  Jost  (=  Musikwissenschaftliche  Schriften  der  Hochschule  fiir 
Musik  und  Theater  München  Bd.  4).  Tutzing  2006,  S.  241-256. 

'°  Auf  Dargomyshskij  s  Vertonung  des  Steinernen  Gasts  folgten  Rimskij-Korsakows 
Vertonung  von  Mozart  und  Salieri  (1898),  Cesar  Cuis  Gelage  während  der  Pest  (1900)  und 
Sergej  Rachmaninows  Geiziger  Ritter  (  \906). 

"  1868  begonnen.  Die  Oper  blieb  Fragment.  Rimskij-Korsakow  hat  es  1908 
veröffentlicht,  Alexander  Gauk  instrumentierte  es  1917;  vervollständigte  Fassungen  stammen 
von  Alexander  Tscherepnin  (1926),  Michail  Ippolitow-Iwanow  (1931)  und  neuerdings  von 
Gennadij  Roshdestwenskij  (  1 982). 

Giuseppe  Verdis  Opern  nach  Schiller  {Giovanna  d'Arco,  1845,  Masnadieri,  nach  den 
Räubern,  1847,  Luisa  Miller  nach  Kabale  und  Liebe,  1849,  und  Don  Carlos,  1867)  und  nach 
Shakespeare  (Otello,  nach  Othello,  1887,  und  Falstaff,  nach  The  Merry  Wives  of  Windsor, 
1893)  haben  zwischengeschaltete  Libretti.  Italienische  Opern  wurden  vom  Zarenhof  in 
großem  Stil  gefördert;  den  russischen  Komponisten  galten  sie  als  rückschrittlich,  auch  Verdi 
wurde,  anders  als  Wagner,  nicht  als  Herausforderung  wahrgenommen. 
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unter  den  Komponisten  des  19.  Jahrhunderts  auf  die  Idee  kam,  etwa 
Erzählungen  Dostojewski] s  als  Opemsujet  zu  verwenden. 

Der  Terminus  „Literaturoper",  den  die  Musikwissenschaft  angesichts 
von  Werken  wie  Claude  Debussys  Pélleas  et  Mélisande  (1902,  Maurice 
Maeterlinck)  und  Alban  Bergs  Wozzeck  (1925,  Jakob  Michael  Reinhold 
Lenz)  prägte, gilt  zuerst  für  diese  russischen  Opern.  Motiviert  ist  ihr 
kompositorischer  und  ästhetischer  Ansatz  über  das  Bestreben,  den 
musikgenerierten  Kontrast  zwischen  Rezitativ  und  Arie  aufzuheben 
zugunsten  einer  Textartikulation  durch  Gesang,  bei  der  der  Wortsinn  eben 
nicht  durch  Ornamentik  und  Virtuosität  aller  Art  aufgehoben  wird.  Der 
Schritt  hin  zu  mehr  Gleichberechtigung  zwischen  den  beiden  beteiligten 
Künsten  lässt  sich  um  die  Wende  zum  20.  Jahrhundert  überall  in  Europa 
beobachten. 


IIL  Dostojewski] -Opern  im  Überblick 

Anfang  des  20.  Jahrhunderts  taucht  Dostojewski]  erstmals  auf  der 
Opembühne  auf  (s.  Übersicht). Wladimir  Rebikow,  ein  heute  verges- 
sener Komponist,  der  seine  Bühnenwerke  in  Abgrenzung  zur  Opem- 
tradition  „musikpsychologische"  und  „psychographische  Dramen" 
(muzykal'no-psichologiceskie  und  psichograficeskie  dramy)  nannte  und 
der  seine  musikalische  Sprache  als  „impressionistisch"  bezeichnete, 
brachte  1900  die  Oper  Tannenbaum  (Élka)  heraus.  Zugrunde  liegt  ein 
Libretto  auf  der  Basis  von  Hans  Christian  Andersens  Märchen  Das 
Mädchen  mit  den  Schwefelhölzern  und  Dostojewski] s  kleiner  Erzählung 
Ein  Knabe  bei  Christus  am  Tannenbaum  {МаГсік  и  Christa  na  ëlke)}^ 

Die  Überlegung,  dass  Opera  Vorlagen  in  gebundener  Sprache  bevorzugen,  greift  nicht  - 
Gogol' -Erzählungen  waren  längst  als  Libretto-Grundlage  gebräuchlich,  Pique  Dame  ist  eine 
Prosa-Erzählung.  In  den  Briefwechseln  der  Petersburger  Komponisten  und  Tschajkowskijs 
taucht  Dostojewskij  allenfalls  am  Rande  auf.  Die  Tschajkowskij -Forscherin  Kadja  Grönke 
betont  jedoch  die  Nähe  mancher  Opemfiguren  bei  Tschajkowskij  zu  Dostojewskij-Figuren, 
vgl.  Kadja  Grönke:  Frauenschicksale  in  Cajkovskijs  Puskin-Opern.  Aspekte  einer  Werke- 
Einheit.  Mainz  2002  (=  Cajkovskij -Studien  Bd.  5),  besonders  die  Einleitung. 

Vgl.  Sigrid  Wiesmann  (Hrsg.):  Für  und  Wider  die  Literaturoper.  Zur  Situation  nach 
1945,  Laaber  1982;  Carl  Dahlhaus:  Vom  Musikdrama  zur  Literaturoper.  Aufsätze  zur  neueren 
Operngeschichte,  München  1989;  Almut  Ullrich:  Die  Literaturoper"  von  1970  bis  1990. 
Texte  und  Tendenzen.  Wilhelmshaven  1991. 

Nicht  unerwähnt  bleiben  soll,  dass  sich  Komponisten  wie  Gustav  Mahler  und  Béla 
Bartok  in  ihrem  Künstlerethos  auf  Dostojewskij  beriefen. 

Vgl.  dazu  Ol'ga  Tompakova:  Vladimir  Michajlovic  Rebikov,  Moskau  1989  und 
Dorothea  Redepenning:  Geschichte  der  russischen  und  der  sowjetischen  Musik,  Bd.  2,  Das 
20.  Jahrhundert,  in  2  Teilbänden.  Laaber  2008,  Bd.  1,  S.  75f. 
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Nikolaj  Mjaskowskij,  der  in  jungen  Jahren  dem  literarischen  Symbo- 
lismus nahestand,  beschäftigte  sich  zwischen  1913  und  1918  mit  einem 
Opemprojekt  nach  Dostojewskijs  Roman  Der  Idiot,  das  aber  nicht 
realisiert  wurde.  Sergej  ProkoQew  begann  um  die  gleiche  Zeit  (zwischen 
1915  und  1917)  mit  einer  Vertonung  des  Spielers  (Igrok),  die  aber  wegen 
des  Chaos  der  Oktoberrevolution  nicht  auf  die  Bühne  kam  und  erst  1929, 
lange  nach  der  Emigration  des  Komponisten,  in  französischer  Sprache  als 
Le  Joueur  in  Brüssel  uraufgeführt  wurde. 

In  dem  Zusammenhang  soll  auch  Dmitrij  Schostakowitschs  Oper  Die 
Nase  (Nos,  Leningrad  1930)  genannt  werden.  Das  Libretto  basiert  auf  den 
wörtlichen  Reden  in  Gogols  Erzählung;  erweitert  wurde  die  Text- 
grundlage durch  Ausschnitte  aus  anderen  Werken  Gogols,  die  das 
Geschehen  auf  der  Bühne  kommentieren  und  inhaltlich  vertiefen.  Iwan, 
der  Diener  des  Kollegien- Assessors  Kowaljow,  ein  schmutziger,  tumber 
und  dummer  Geselle,  präsentiert  sich,  laut  Regieanweisung  „auf  dem 
Sofa  liegend"  und  „an  die  Decke  spuckend"  mit  einem  Lied,  zu  dem  er 
sich  selbst  mit  der  Balalaika  begleitet  (6.  Bild,  Nr.  11).  Diesen  Diener 
identifiziert  Schostakowitsch  durch  den  Text,  durch  die  hohe  Stimmlage 
und  durch  das  Zupfinstrument  mit  Smerdjakow  aus  den  Brüdern 
Karamasow,  indem  er  ihm  dessen  kindische  Verse  in  den  Mund  legt  (5. 
Buch,  2.  Kapitel,  Smerdjakow  mit  der  Gitarre).  Der  an  Epilepsie  leidende 
Smerdjakow  (smerdef  =  stinken)  ist  illegitimer  Sohn  des  alten  Kara- 
masow;  er  setzt  im  Roman  die  Maxime  seines  Halbbruders  Iwan  Fjodoro- 
witsch,  „alles  ist  erlaubt",  in  die  Tat  um  und  erweist  sich  als  der  Mörder 
seines  Vaters;  aus  Ekel  am  Leben,  aber  ohne  jedes  Schuldgefühl  erhängt 
er  sich.  Durch  die  Überlagerung  mit  dieser  vielschichtigen  dunklen  Seite 
der  Brüder  Karamasow  erhält  die  Diener-Figur  Iwan  in  Schostakowitschs 
Gogol-Oper  eine  abgründige  Dimension.  Damit  repräsentiert  Iwan, 
zugleich  Proletarier  und  ausgestattet  mit  dem  Proletarier-Instrument 
Balalaika,  einen  Typus,  der  um  1930  zu  Macht  gekommen  war  und  die 
sowjetische  Kultuфolitik  bestimmte.  Schostakowitsch  nutzt,  wenn  diese 
Deutung  zutrifft,  also  die  finsterste  aller  Dostojewskij -Gestalten,  um 
einen  Typus  auf  die  Bühne  zu  bringen,  den  Dostojewskij  vorausgeahnt 
hat  und  der  nun  in  die  Wirklichkeit  getreten  war.  Schostakowitschs  Oper 
Die  Nase  wurde  von  proletarischer  Seite  so  heftig  attackiert,  das  sie  nach 
wenigen  Vorstellungen  und  für  viele  Jahrzehnte  aus  den  Spielplänen 
verschwand. 

Die  Übersicht  der  Vertonungen  bis  in  die  1936er  Jahre  zeigt  zum 
einen,  dass  Dostojewskij  von  internationalem  Interesse  war,  zum  anderen, 
dass  sich  die  Komponisten  auf  wenige  Werke,  hauptsächlich  Schuld  und 
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Sühne  {Prestuplenie  i  nakazanie)  und  Die  Brüder  Kar  amas  ow  {Brat 'ja 
Karamasowy)  beschränken.  Prokofjews  Spieler  und  Leos  Janaceks  Aus 
einem  Totenhaus  (Z  mrtvého  domu)  sind  Einzelfälle.  Was  eine 
tabellarische  Übersicht  nicht  abbilden  kann,  ist  die  Tatsache,  dass  die 
frühe  Sowjetmacht  die  großen  Künstler  der  jüngsten  Vergangenheit 
durchaus  achteten.  Gleich  1918  unterzeichneten  Lenin  und  seine  Volks- 
kommissare ein  Dekret,  das  festlegte,  für  welche  Würdenträger 
Denkmäler  aufgestellt  werden  sollen.  In  sechs  Kategorien  (Revolutionäre, 
Schriftsteller  und  Dichter,  Philosophen  und  Gelehrte,  bildende  Künstler, 
Komponisten,  Schauspieler)  fmdet  sich  Dostojewskij  unter  20  Autoren  an 
zweiter  Stelle. Das  hat  sich  im  Schaffen  der  sowjetischen  Komponisten 
nicht  niedergeschlagen  -  sie  waren  mit  revolutionären  Sujets  befasst.  Mit 
der  zunehmenden  Proletarisierung  der  Kultur  wurde  Dostojewskij  mehr 
und  mehr  zur  Unperson,  ähnlich  wie  Alexander  Skrjabin,  der  musikali- 
schen Hauptfigur  des  „Silbemen  Zeitahers",  der  man  1918  auch  noch  ein 
Denkmal  widmen  wollte.  Das  schlug  sich  in  der  sowjetischen  Editions- 
politik nieder,'^  deren  Auswirkungen  man  wiederum  an  den  Vertonungs- 
aktivitäten ablesen  kann. 

Der  Ablehnung  Dostojewskij  s  durch  die  sowjetische  Kultuфolitik 
entspricht  ein  Desinteresse  in  der  westlichen  Welt,  das  ziemlich  genau  in 
die  Jahre  der  Diktaturen  und  des  Zweiten  Weltkriegs  fäUt.  Ein  Autor,  der 
politische  Macht  kritisch  reflektiert,  der  Menschlichkeit  einklagt,  fur 
Mitleid  plädiert,  der  Gut  und  Böse  benennt  und  analysiert,  der  religiöse 
Werte  geltend  macht  -  ein  solcher  Autor  hat  in  der  Atmosphäre  des 
aufgeheizten  Nationalismus  keinen  Platz.  Wer  Dostojewskij  vertonte, 
wusste,  dass  er  so  ein  Werk  nicht  würde  aufführen  können. 

Um  so  stärker  bricht  das  Interesse  an,  man  könnte  auch  sagen,  das 
Bedürfnis  nach  Dostojewskij  zumal  bei  deutsch-sprachigen  Komponisten 
nach  Kriegsende  hervor.  Heinrich  Sutermeister,  ein  Schweizer  Kompo- 
nist, der  mit  der  Shakespeare-Oper  Romeo  und  Julia  (Uraufführung  1 940 
in  Dresden)  einen  glänzenden  Erfolg  im  nationalsozialistischen  Deutsch- 


'■^  Vgl.  dazu  Redepnning,  Geschichte  (wie  Fußn.  16),  Bd.  1,  S.  135f. 
In  vorrevolutionärer  Zeit  kamen  als  Polnoe  sobranie  socinenij  F.  M.  Dostoevskago  12 
Bände  heraus,  Petersburg  1894-1895;  und  1904-1906.  Vgl.  jetzt  Dostoevskij,  F.  M.:  Polnoe 
sobranie  socinenij .  30  Bde.  Leningrad:  „Nauka"  1972-1990,  erste  komplette  Gesamtausgabe 
mit  Werkstattnotizen,  allen  publizistischen  Schriften  und  Briefen.  Von  1911  bis  1958 
erschienen  insgesamt  vier  Ausgaben  der  Gesammelten  Werke  auf  Russisch,  davon  eine  bei 
Ladyschnikow  in  Berlin.  1919-1922.  Zum  Detail  vgl.  F.  M.  Dostoevskij.  Bibliografia 
proizvedenij  Dostoevskogo  i  literatury  о  пет  1919-1965.  Moskau:  „Kniga"  1968.  Darin  auch 
die  Ausgaben  einzelner  Werke,  1918  bis  1965. 
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land  feierte,  leistete  mit  Raskolnikoff  (1948  in  Stockholm  uraufgeführt) 
gleichsam  Abbitte.  Boris  Blachers  „dramatisches  Oratorium"  Der 
Großinquisitor  entstand  1942,  kam  aber  erst  1947  in  Berlin  an  die 
Öffentlichkeit. 

Die  Übersicht  veranschaulicht,  dass  die  musikalische  Dostojewskij- 
Rezeption  im  ersten  Jahrzehnt  nach  Kriegsende  eine  Sache  deutscher 
Komponisten  ist.  Auf  Blacher  folgten  Hans  Werner  Henze  und  Giselher 
Klebe,  ein  Schüler  Blachers,  der  sich  1956  bei  den  Darmstädter 
Ferienkursen^^  mit  der  „dramatischen  Szene"  Raskolnikows  Traum  (für 
Sopran,  Klarinette  und  mit  vielen  Blechbläsern  extravagant  besetztes 
Orchester)  präsentierte. 

Henzes  „Mimodram"  Der  Idiot  basiert  auf  einer  Idee  der  Choreo- 
graphin Tatjana  Gsovsky.  Hier  werden  Ballett  und  Schauspiel  zusammen- 
gebracht, indem  alle  Partien  getanzt,  die  des  Fürsten  Myschkin  auch 
gesprochen  wird.^^  Bewegung  und  Text  gehen  hier  ähnlich  wie  im 
Melodram  zusammen.  Eine  überarbeitete  Fassung  entstand  1953  in 
Zusammenarbeit  mit  Ingeborg  Bachmann,^^  die  zwischen  die  Bilder 
Monologe  eingefügt  hat^^  als  eine  zusätzliche,  abstrahierende  Reflexions- 
ebene. In  rhythmisierter  Sprache  artikuliert  sich  hier  ein  von  der 
Gesellschaft  ausgestoßenes  lyrisches  Ich.  An  keiner  Stelle  gibt  es  einen 
konkreten  Bezug  zu  Dostojewski] s  Roman;  dieser  Zusammenhang  wird 
allein  über  den  Titel  und  die  Namen  der  tanzenden  Figuren  hergestellt. 
Henze  hat  sein  „Mimodram"  Luchino  Visconti  gewidmet.  Die  beiden 
Künstler  lernten  sich  1956  persönlich  kennen  und  schlössen  Freundschaft. 
Viscontis  Idee  zu  dem  Film  Le  notti  bianche  (1957,  Musik  von  Nino 
Rota)  mag  damit  in  Beziehung  stehen. 

Auf  die  deutsche  folgt  eine  italienische  Dostojewskij -Phase  mit 
Renzo  Rossellinis  Legenda  del  ritorno  (1966),  Valentino  Bucchis 
Coccodrillo  (1970),  Luciano  Chaillys  Idiota  (1970)  und  Luigi  Corteses 


'^  Die  Oper  wurde  während  des  Krieges  an  20  verschiedenen  deutschen  Theatern 
aufgeführt. 

"°  Gleich  nach  Kriesgende  wurden  im  noch  zerbombtem  Darmstadt  internationale 
Sommerkurse  eingerichtet,  die  als  „Darmstädter  Ferienkurse",  auch  als  „Darmstädter  Schule" 
ein  feste  Institution  der  neuen  Musik  wurden. 

Bei  der  Uraufführung  am  1.9.1952  bei  den  Berliner  Festwochen  übernahm  Klaus 
Kinsky  die  Titelpartie. 

~^  Damit  beginnt  die  Kooperation  der  beiden  Künstler,  aus  der  u.a.  das  Hörspiel  Die 
Zikaden  (1952)  und  die  Opern  Der  Prinz  von  Homburg  (1960)  und  Der  junge  Lord  (1965) 
hervorgingen.  Vgl.  dazu  Antje  Tumat:  Dichterin  und  Komponist: Ästhetik  und  Dramaturgie  in 
Ingeborg  Bachmanns  und  Hans  Werner  Henzes  „Prinz  von  Homburg" .  Kassel  2004. 

Uraufführung  dieser  Fassung  am  8.1.1960  in  Berlin.  1990  hat  Henze  den  Idioten 
nochmals  überarbeitet;  Uraufführung  dieser  Fassung  am  29.3.1996  in  Basel. 
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Notti  blanche  (1973),  Werke  die  allein  der  Bezug  zu  Dostojewskij  und  die 
Sprache  verbindet.  Rossinelli  ist  dem  italienischen  Opem-Realismus  des 
späten  19.  Jahrhunderts  treu  geblieben;  Bucchi  dagegen  schätzt  das 
Experiment  und  die  Groteske.  //  coccodriUo  besteht  aus  32  kurzen 
Episoden,  in  denen  heterogenste  Stilmittel  -  gesprochene  Abschnitte, 
Lieder,  orchestrale  Partien,  Filmprojektionen,  Schauspiel,  Tanz  -  zu 
einem  multimedialen  Spektakel  zusammentreten.  Chailly  ist  ein  Serialist, 
dessen  Schaffen  sich  auf  „lyrische  Opern"  konzentriert,  auch  L  'idiota  ist 
eine  opera  Urica.  Cortese  gehört  zur  älteren  Generation  und  ist  stilistisch 
eher  dem  französischen  Neoklassizismus  verpflichtet.  Seine  Entscheidung 
für  Dostojewskij  mag  auch  über  Viscontis  Film  motiviert  sein. 

Gänzlich  anders  stellen  sich  die  beiden  russischen  Dostojewskij- 
Opemum  1970  dar.  Jurij  Buzkos  Weiße  Nächte,  1968  entstanden,  wrden 
1969  in  einer  Rundfunkübertragung  aufgeführt;  Gleb  Sedelnikows  Arme 
Leute  (1973/74  entstanden)  sind  offenkundig  eine  Reaktion  auf  die 
damals  in  Angriff  genommene  Gesamtausgabe,  deren  erster  Band  1972 
unter  dem  Sammeltitel  Bednye  Ijudi.  Poresti  i  rasskazy  herauskam.  Beide 
Opern  sind  extrem  klein  besetzt,  Buzko,  der  Dostojewskij  s  Untertitel 
Sentimentaler  Roman.  Aus  den  Erinnerungen  eines  Träumers  (Sentimen- 
taVnyj  roman.  Iz  vospominanija  mectatelja)  in  Sentimentale  Oper 
{Sentimental'naja  opera)  verwandeh,  sieht  nur  die  beiden  Personen  und 
ein  Kammerorchester  vor.  Sedelnikow  lässt  die  beiden  Personen  in  Arme 
Leute  von  einem  Streichquartett  begleiten.  Dieses  Interesse  an  Dosto- 
jewskij steht  im  Zusammenhang  mit  einer  Abkehr  von  der  großen 
repräsentativen  sowjetischen  Oper.  Ihre  Kennzeichen  waren  heroische 
Figuren,  große  Volkschöre,  auch  Tanzeinlagen,  breite  symphonische 
Ausfulming  mit  großem  Orchester  und  eine  im  sowjetischen  Sinne 
korrekte  politische  Botschaft.  Dem  setzte  die  Generation,  die  Mitte  der 
1960er  Jahre  an  die  Öffentlichkeit  trat,  ein  bescheidenes  Opemkonzept 
entgegen,  die  ,JV[ono-Oper"  (mono-opera),  idealiter  der  Monolog  einer 
Person  auf  der  Bühne,  eine  Konzeption  also,  die  das  Aufgehen  des 
Individuums  im  Kollektiv  und  die  festliche  Apotheose  von  vornherein 
unterbindet.  Neben  Buzkos  und  Sedelnikows  Dostojewskij -Vertonungen 
steht  eine  ganze  Reihe  von  Werken  auf  Gogol-Texte,  darunter  die 
Aufzeichnungen  eines  Wahnsinnigen  {Zapiski  sumassedsego)  1964  von 
Buzko,  eine  Oper  darüber,  wie  sich  Iwan  Ivanovitsch  und  Iwan  Nikiforo- 
witsch  zerstritten  {Opera  о  tom,  как  possorilsja  Ivan  Ivanovic  s  Ivanom 
Nikiforovicem)  1971  von  Gennadij  Banschtschikow,  Der  Mantel  {Sinei") 
und  Die  Kutsche  (Koljaska),  beide  1971  von  Alexander  Cholminow,  auch 
eine  Vertonung  des  Tagebuchs  der  Anne  Frank  {Dnevnik  Anny  Frank) 
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1969  von  Grigorij  Frid.  Diese  „Mono-Opem"  artikulieren  Abkehr  und 
Distanz  von  der  sowjetischen  Opemästhetik;  ihr  Individuum  ist  ein 
einsamer,  in  der  Welt  verlorener,  hilfebedürftiger  Mensch.^"^ 

Im  Zuge  von  Tauwetter  und  Perestrojka  wird  Dostojewskij  fast 
populär  auf  den  spät-sowjetischen  Bühnen.  Alexander  Cholminows 
Brat 'ja  Karamazovy  und  Mieczyslaw  Weinbergs  Idiot  (beide  1985)  sind 
abendfüllende  Opern,  mit  denen  die  beiden  Komponisten  an  die  Tradition 
anknüpfen,  große  Romane  in  Opern  zu  verwandeln.  Den  Anfang  hatte 
Prokofi ew  gemacht,  als  er  während  des  Krieges  begann.  Lev  Tolstojs 
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Krieg  und  Frieden  {Vojna  i  mir)  zu  vertonen.  Rodion  Schtschedrin 
knüpfte  daran  an  mit  seiner  Oper  nach  Gogols  Toten  Seelen  {Mërtvye 
dusi,  1977). 

Erweitert  man  den  statistischen  Blick  auf  die  anderen  großen 
russische  Autoren  des  19.  Jahrhunderts,  auf  Puschkin,  Gogol  und  Michail 
Lermontow,  dann  ist  festzuhalten,  dass  allein  Dostojewskij  international 
rezipiert  wird.  Puschkin-,  Gogol-  und  Lermontow- Vertonungen  spielen 
außerhalb  von  Russland  eine  verschwindend  geringe  Rolle.  Die  hier 
zusammengestellte  Übersicht,  die,  wenn  auch  nicht  vollständig,  doch  als 
repräsentativ  gelten  darf,  verzeichnet  39  Werke,  davon  15  von  russi- 
schen,^^  24  von  nicht-russischen  Komponisten.  Dieser  bemerkenswerte 
Befund  mag  darauf  zurückzuführen  sein,  dass  Dostojewskij  s  Werke 
wegen  ihrer  philosophischen,  ethischen  und  auch  religiösen  Frage- 
stellungen in  einem  höheren  Maß  aus  ihrem  russischen  Ambiente  und 
auch  dem  orthodoxen  Kontext  zu  lösen  und  zu  verallgemeinem  sind  als 
die  Werke  anderer  Autoren. 


IV.  Prokofjews  Oper  Der  Spieler 

Dass  der  junge  Sergej  Prokotjew  Interesse  an  Dostojewskij  zeigte,  steht 
im  Zusammenhang  mit  dramatisierten  Fassungen  der  großen  Romane 
Schuld  und  Sühne,  Der  Idiot  und  Die  Brüder  Karamasow,  die  sich  im 


Zum  Kapitel  Mono-Oper  vgl.  Redepnning,  Geschichte  (wie  Fußn.  16),  Bd.  2,  S.  624- 

632. 

Eine  erste  Fassung  in  fünf  Akten  entstand  1941-1943;  mehrfache  Überarbeitung 
zwischen  1946  und  1952,  eine  Fassung  letzter  Hand  existiert  nicht. 

"^^  Der  Ukrainer  Volodymyr  Huba  firmiert  in  sowjetischen  Lexika  und  sowjetischen 
musikwissenschaftlichen  Publikationen  unter  Vladimir  Guba,  er  ist  hier  den  russischen 
Komponisten  zugerechnet. 
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„Silbemen  Zeitalter"  besonderer  Beliebtheit  erfreuten.^^  Die  Oper  Der 
Spieler  (Igrok)  entstand  in  den  Jahren  1915/16  in  der  Aussicht  auf  eine 
Aufführung  am  Petrograder  Mariinskij -Theater,  die  aber  am  Widerstand 
der  Sänger  scheiterte  und  dann  der  Oktoberrevolution  zum  Opfer  fiel,  so 
dass  die  Uraufführung  der  1927/28  angefertigten  Überarbeitung  erst  am 
29.  April  1929  in  Brüssel  stattfand.  Wsewolod  Meyerhold  hatte  sich 
vergeblich  bemüht,  die  Oper  an  einer  sowjetischen  Bühne  herauszu- 
bringen. Die  erste  sowjetische  Aufführung  kam  erst  1963  und  konzertant 
zustande.  In  seiner  Autobiographie,  die  Prokofjew  in  den  1940er  Jahren, 
lange  nach  seiner  Rückkehr  in  die  Sowjetunion,  niederzuschreiben 
begann,  betont  er,  dass  der  Spieler  „am  wenigsten  typisch"^^  für  Dosto- 
jewskij  sei,  er  schließt  sich  also  der  sowjetischen  Lesart  an,  die  in 
Dostojewskijs  Werken  „philosophische  Selbstzerfleischung  und  geistigen 
Nihilismus""^  erbHckt,  eine  Lesart,  die  Maxim  Gorkij  mit  seinen  beiden 
Aufsätzen  Über  das  Karamasowtum  geprägt  hatte.^°  Im  Rückblick 
erscheint  der  Spieler  also  als  kompatibel  mit  der  sowjetischen  Ästhetik.""^ 

Diese  Dostojewskij -Vertonung  ordnet  sich  in  die  Petersburger 
Tradition  der  sogenannten  Opéra  dialogué  ein,  für  die  Dargomyshskijs 
Steinerner  Gast  das  Modell  gegeben  hatte.  Auch  hier  steht  kein  Libretto 
zwischen  literarischem  Werk  und  seiner  Vertonung;  Prokofjew  verwen- 
dete die  wörtlichen  Reden  aus  Dostojewskijs  Text  und  gestaltete  sie  zu 
einem  ariosen  Rezitativ,  das  vor  allem  den  beiden  Hauptfiguren,  dem 
Privatlehrer  Alexej  und  der  jungen  Adligen  Paulina,  weiten  Raum  zur 
psychologischen  Charakterisierung  bietet.  Nur  in  der  Roulettszene 


"  Das  positive  Interesse  an  Dostojewskij  dokumentiert:  Vlastitel'  dum.  F.  M.  Dostoevskij 
V  russkoj  kritike  konca  XIX  -  nacala  XX  veka,  Asimbaeva,  Natal'ja  (Hg.).  St.  Petersburg 
1997. 

Sergej  Slifstejn  -  Sergej  Schlifstein,  (Hrsg.):  S.  S.  Prokof'ev.  Material}-,  Dokumenty, 
Vospominanja,  Moskau  1956,  "1962,  deutsch  von  Felix  Loesch  als:  Sergej  Prokofjew. 
Dokumente,  Briefe,  Erinnenmgen.  Leipzig  1965,  S.  169. 

'^  Eckart  Kröplin:  Fnihe  sowjetische  Oper.  Schostakowitsch,  Prokofew.  Berlin  (DDR) 
1985.  S.  301. 

^°  Maksim  Gor"kij:  О  karamazovscine  und  Escë  raz  о  karamazovscine,  beide  1913. 

Prokofjews  Biograph  Israil  Nestjew  geht  mit  der  Oper,  der  Lesart  des  Sozialistischen 
Realismus  folgend,  hart  ins  Gericht:  „Der  Komponist  kehrt  sehr  selten  zu  seinen  Leitmotiven 
zurück,  wodurch  beim  Publikum  der  Eindruck  der  Formlosigkeit  entsteht.  Die  Partitur  zeigt 
häufig  sich  wiederholende,  ostinate  Figuren,  die  weniger  die  Details  der  Handlung  illustireren 
als  vielmehr  eine  allgemeine  Atmosphäre  der  Spaimung  oder  des  Spottes  schaffen.  Zudem 
sind  diese  Orchesteфartien,  wie  überhaupt  ein  großer  Teil  der  Musik  des  Spielers,  überreich 
mit  komplizierten  polytonalen  Harmonien  und  absichtlich  farblosen  Quintklängen 
ausgestattet,  die  das  Karikaturistische  des  Ganzen  unterstreichen."  Nest'ev:  Prokof'ev, 
Moskau  1957,  deutsch  als  I.  Nestjew:  Prokofew.  Der  Künstler  und  sein  Werk,  übersetzt  von 
Christa  Schubert-Consbruch.  Beriin  (DDR)  1962,  S.  123. 
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(vierter  Akt,  vorletztes  Bild)  gibt  es  kurze  Chor-Einwürfe.  Dabei  sind 
einzelne  Szenen  aus  unterschiedlichen  Kapiteln  zusammengezogen  und 
manche  Szenen  mit  dem  Ziel  ungestellt,  das  dramatische  Tempo  zu 
erhöhen. 

In  einer  Pressenotiz  von  1916  hebt  Prokofjew  diesen  Aspekt 
ausdrücklich  hervor.  Der  Spieler  interessiere  ihn  besonders,  „zumal  dieser 
Roman,  abgesehen  von  seinem  ergreifenden  Inhalt,  fast  ganz  aus  Dia- 
logen besteht,  ein  Umstand,  der  es  mir  ermöglicht,  im  Libretto  den  Stil 
Dostojewskijs  bestehen  zu  lassen."  Das  kann  noch  genauer  gesagt 
werden:  Der  Spieler  ist  eine  Ich-Erzählung,  insofern  eignet  sich  der 
gesamte  Text  für  wörtliche  Rede  bzw.  für  indirekte  Rede,  wenn  Alexej 
berichtet,  was  diese  oder  jene  Figur  gesagt  hat.  Im  gleichen  Zusammen- 
hang heißt  es:  „In  Anbetracht  dessen,  dass  bei  Dostojewski]  das  Drama- 
tische der  Handlung  gegen  Ende  des  Romans  erheblich  geringer  wird  und 
in  psychologisches  Erleben  übergeht  -  was  sich  in  der  Schlussszene 
auswirkt  und  ihren  Eindruck  sowie  den  der  ganzen  Oper  abgeschwächt 
hätte  -,  hielt  ich  es  fur  besser,  die  Oper  in  dem  Augeblick  zu  Ende  gehen 
zu  lassen,  wo  Polina  den  Haupthelden  seinem  Schicksal  überlässt."^^ 

Prokofjews  Oper  endet  mit  dem  Beginn  des  15.  Kapitels,  der  Szene, 
in  der  die  zutiefst  gekränkte  Polina  Alexej  seinen  Geldgewinn  an  den 
Kopf  wirft  und  das  Zimmer  verlässt.  Was  mit  ihm  weiter  geschieht,  den 
Rückfall  in  die  Spielsucht,  die  entwürdigende  Bettelei  um  Geld  und  die 
vergeblichen  Versuche,  diesem  Teufelskreis  zu  entrinnen,  die  Dosto- 
jewskij  in  Kapitel  15  bis  18  schildert,  sind  hier  zusammengeschmolzen 
auf  die  letzten  zwölf  Takte,  in  denen  Alexej  in  Wahnsinn  verfallt. 
(Notenbeispiel  I). 

Prokofjew  gliedert  seine  Oper  in  vier  Akte,  wobei  der  vierte  nochmals 
in  drei  Bilder  unterteilt  ist.  Dem  ersten  Akt  liegen  die  ersten  fünf  Kapitel 
zugrunde,  wobei  die  beiden  Hauptfiguren  Alexej  und  Polina,  die  Verluste 
im  Spiel  und  die  verhängnisvolle  Liebe,  in  den  Vordergrund  gerückt 
werden,  die  anderen  Figuren  dagegen  -  der  General,  der  Marquis, 
Blanche,  später  Mr.  Astley  usw.  -  als  Charaktertypen,  quasi  spielerisch 
und  scherzando,  im  Hintergrund  bleiben.  Zu  den  bühnenwirksamen 
Effekten  gehört  der  Beginn  mit  Alexej  s  Spielverlust  (4.  Kapitel)  und  der 
Schluss  mit  der  Wurmerhelm-Szene,  zu  der  es  kommt,  weil  Polina  von 
Alexej  ein  Opfer  verlangt,  mit  dem  er  sich  bloßstellt  und  einen  Skandal 
heraufbeschwört.  Dostojewskijs  fünftes  Kapitel  endet  mit  Alexej  s 
Entschluss,  Polinas  Befehl  auszufuhren.  (Я  повернулся  и  молча  пошел 


Slifstejn  (wie  Anm.  28).  S.  190f. 
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исполнять  ее  поручение.)  Was  als  Bericht  in  Dostojewski] s  sechstem 
Kapitel  rückwirkend  geschildert  wird,  hat  Prokoljew  als  Aktschluss  in 
Szene  gesetzt.  Damit  akzentuiert  er  den  Aspekt  des  Grotesken, 
Satirischen,  den  Prokoijew  nach  eigenem  Bekunden  besonders  pflegte. 
Mit  dem  exaltierten  „Jawohr'-Geschrei,  das  die  Stimme  ins  Falsett 
überschlagen  lässt,  macht  Prokop  ew  Alexej  allerdings  zu  einem 
lächerlichen  Menschen,  der  er  bei  Dostojewski]  in  dieser  zugespitzten 
Form  nicht  ist. 

So  kann  der  zweite  Akt  damit  beginnen,  dass  der  General  Alexej  für 
sein  Auftreten  zur  Rede  stellt  und  ihn  aus  seinen  Diensten  entlässt. 
Zugrunde  liegen  hier  das  sechste  bis  neunte  Kapitel,  wobei  Prokop ew  die 
Diskussion  um  die  baldige  Todesnachricht  der  Großmutter  breit  ausführt, 
so  dass  ihr  leibhaftiger  Auftritt  um  so  bühnenwirksamer  erscheint.  Auch 
hier  arbeitet  Prokop ew  nach  dem  Prinzip,  lange  Dialoge  durch  kurze 
Auftritte  anderer  Personen  zu  unterbrechen,  also  für  szenische 
Auflockerung  zu  sorgen  und  dafür  die  Vorlage  entsprechend  umzustellen. 
Den  Schluss  bilden  hier  das  Machtwort  der  Großmutter  -  A  денег  я  тебе 
не  дам.  Aber  Geld  gebe  ich  dir  nicht.  -  und  ihre  Aufforderung  ,  sie  in  den 
Roulette-Saal  zu  tragen,  ein  Handlungselement,  das  wieder  um  des 
Effektes  willen  aus  dem  nächsten  Kapitel  vorgezogen  ist. 

Im  dritten  Akt,  auf  der  Basis  von  Kapitel  zehn  bis  dreizehn,  werden 
die  Spielszenen  der  Großmutter  nicht  direkt  gezeigt,  sondern  in  den 
Gesprächen  der  anderen  Figuren  gespiegelt,  die  im  Salon  vor  dem 
Spielsaal  warten.  Mit  dem  ефгоЫеп  Verfahren  der  Teichoskopie  kann 
ProkoQew  also  zum  einen  den  finanziellen  Ruin  des  Generals,  nicht  den 
Spielverlust  der  Großmutter,  ins  Zentrum  rücken;  zum  anderen  wird  das 
Roulett-Spiel  als  szenischer  Höhepunkt  für  den  letzten  Akt  aufgehoben 
und  mit  der  Hauptfigur  Alexej  verknüpft.  Hier  weicht  Prokop ew  von 
Dostojewski]  ab,  indem  er  den  General  seine  Verzweiflung  nicht  Alexej, 
sondern  einem  Stuhl  mitteilen  lässt.  Der  hinzukommende  Diener 
Potapytsch  und  auch  die  Rede  an  die  nicht  anwesende  Blanche  sind 
ProkoQews  Erfindung.  Bei  Dostojewski]  richtet  sich  der  General  weiter 
an  Alexej: 

(Der  General  nimmt  einen  Stuhl  und  stellt  ihn  mit  scharfem  Blick  vor  sich  hin.) 
General  (zum  Stuhl) 

Да-с,  милостивый  государь.  Ja,  mein  sehr  verehrter  Herr! 


Russischer  Text  nach  http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/,  Volltext  des  Spielers: 
http://az.lib.rU/d/dostoewskij_f_m/text_0050.shtml  (28.2.2010). 
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да-с,  вы  еще  не  знали  этого? 


Ja,  haben  Sie  denn  das  noch  nicht 
gewusst? 

Jawohl,  so  ist  es,  jetzt  wissen  Sie's,  mein 
Bester. 


Так  BOT  узнаете,  так  вот  узнаете, 
сударь. 


У  нас  таких  старух  в  дугу  гнут.  Bei  uns  wird  solch  ein  Weib  geknechtet, 

В  дугу!  В  дугу!  В  дугу!  В  дугу,  сударь!    aufs  Rad,  mein  Herr! 


(geht  wieder  zur  Tür  der  Großmutter  und  stößt  auf  Potapyc.) 


F.  Что,  на  конец,  тебе  тут  надо? 


Was  hast  du.  Alter,  hier  zu  suchen? 


П.  Генеральша  не  велели  вас  пускать.      Die  Gestrenge  gab  Befehl,  empfangen 

nicht. 


(Der  General  ergreift  den  Stuhl,  mit  dem  er  sich  unterhalten  hat,  und  schwingt  ihn. 
Aus  der  Tür,  Potapyc  zu  Hilfe  kommend,  erscheinen  das  Mädchen  und  die  beiden 
Fëdors,  die  dem  General  mit  Händen  wehren  und  ihm  die  Röcke  der  Großmutter 
entgegenschwenken.  ) 
(Scharwenzelnd) 

П.  Виноват,  HO  не  велели  ...  Wölk  verzeihn,  sie  hat  befohlen. 

(Der  General  lässt  sich  verdutzt  auf  den  Stuhl  nieder.) 

F.  О  мерзительно!  Unausstehlicher! 

П.  Виноват,  никак  не  велел о-с  ...  Wollt  verzeihn,  doch  sie  gestattet  nicht. 

(Scharwenzelt  noch  eine  Zeitlang,  obwohl  der  General  schon  seitwärts  steht.) 
(tritt  seitwärts) 

F.  О  мерзительно!  Unausstehlicher! 
П.  H  e  велело-с  ...  Gestattet  nicht  .... 

(Der  General  vergisst,  dass  Potapyc  da  ist.  In  großer  Erregung  wendet  er  sich  an  die 
abwesende  Blanche.) 

F.  Что  же  мне  делать,  Was  soll  ich  jetzt  machen? 

скажи  мне,  Blanche?  hilf  du  mir.  Blanche! 

уходишь  с  этим  князем.  Du  gehst  mit  diesem  Fürsten, 

с  плюгавеньким  уродцем.  mit  diesem  niederen  Scheusal. 


F.  Что-с? 

П.  Виноват,  но  не  велели. 
F.  Меня? 

П.  Виноват,  но  не  велели-с. 
F.  Ты  пьян! 

П.  Так  генеральша  приказать 
сейчас  изволили. 
F.  Пошел  вон! 


Was? 

Wollt  verzeihn,  sie  hat  befohlen. 
Wieso? 

Wollt  verzeihn,  sie  hat  befohlen. 
Bist  besoffen? 
Weil  doch  die  Generalin 
eben  erst  befohlen  hat. 
Hinweg!  Fort! 
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Ведь  это  же  неблагодарность!  Jetzt  weiß  ich  es:  undankbar  bist  du. 

(weinend) 

Неблаго  ...  годарность  ... 
(heulend) 

...  дарность  ы  ы  ы  ы!  А!^"^ 

Die  Überzeichnung  ins  Groteske  ist  hier  noch  mehr  zugespitzt.  So  wird 
der  General,  auch  bei  Dostojewskij  eine  nichtswürdige  Figur,  bei 
ProkoQew  zusätzlich  der  Lächerlichkeit  preisgegeben.  Auch  mit  den 
Mitteln  der  Musik  verspottet  der  Komponist  den  General,  indem  er  die 
Singstimme  für  das  Geheul  chromatisch  in  höchste  Lagen  aufsteigen 
lässt,  das  mit  scharf  dissonierenden  Akkorden  im  Orchester  begleitet  und 
den  Akt  im  dreifachen  Forte  gleichsam  mit  einem  Tusch  schließt.  Den 
gleichen  Effekt  verwendet  Prokop ew  auch  am  Ende  des  ersten  Aktes,  so 
dass  Alexej,  „ein  vielseitiger,  aber  unfertiger  Charakter",^^  und  der 
General,  die  Personifizierung  von  Geldgier  und  Selbstmitleid,  musika- 
lisch einander  angenähert  werden.  Die  Verachtung,  die  Proko^ew  seinen 
Figuren  entgegenbringt,  fand  die  Zustimmung  seines  Biographen  Izrail 
Nestjew,  insofern  sagt  sein  musikwissenschaftliches  Urteil  über  die  Oper 
auch  etwas  über  das  sowjetische  Dostojewskij -Bild  aus.  Angesichts  der 
Szene  mit  dem  Stuhl,  in  der  Nestjew  den  Geist  Michail  Saltykow- 
Schtschedrins  erblickt,  kommentiert  er:  „Diese  Einzelheiten  bekunden, 
dass  dem  jungen  Prokop ew  bereits  in  den  Jahren  vor  der  Revolution  der 
Zug  zur  sozialen  Satire  nicht  fremd  war.  Doch  überwiegt  in  dem  Text 
nicht  das  befreiende  Lachen  des  starken  Menschen,  der  von  seinen 
Idealen  überzeugt  ist,  sondern  eher  der  zynische  Spott.  Das  Libretto  des 
Spielers  ist,  ungeachtet  der  satirischen  Ansätze,  im  Ganzen  tief 
pessimistisch  und  vor  allem  ethisch  verfehlt,  bar  jeden  Glaubens  an  den 
Menschen."^^ 

Der  vierte  Akt  basiert  auf  dem  14.  und  15.  Kapitel;  hier  weicht 
Prokoljew  vom  Prinzip  der  Opéra  dialogué  insofern  ab,  als  er  die 
Spielszenen  aus  der  Vorlage  zu  einer  großen  Ensembleszene  mit  Chor 


Zitiert  nach  dem  dreisprachigen  Klavierauszug  (russisch  -  französisch  -  deutsch), 
Moskau  1967,  S.  21  Off.,  Ziffer  409ff.  Die  Übersetzung,  die  auf  exakte  Silbengleichheit,  nicht 
auf  wörtliche  Entsprechung  zielt,  wurde  von  dort  übernommen. 

Dostojewskijs  Formulierung,  hier  nach  Kindler-Lexikon,  Art.  Igrok,  Bd.  4,  S.  812. 

Nest'ev  (wie  Anm.  3 1  ),  S.  1 22. 
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zusaiTimenzieht.  Dies  ist  das  mittlere  Bild,  das  Alexejs  phantastischen 
Gewinn  zeigt  und  damit  sein  endgühiges  Verfallen  der  Spielsucht. 
Eingerahmt  wird  das  Bild  von  dem  beiden  Szenen  mit  Polina,  die  sich  als 
Sklavin  glaubt,  die  die  Männer  mit  ihrem  Geld  kaufen  bzw.  die  sich 
freikaufen  muss  und  die  Alexej  seinen  Gewinn  am  Schluss  ins  Gesicht 
wirft. 

Prokofjews  Entscheidung  für  einen  rezitativischen  Satz  auf  der  Basis 
von  Dostojewski] s  unverändertem  Text  bedeutet  ein  Bekenntnis  zur 
Tradition  der  Petersburger  Komponisten  und  ihrer  Opéra  dialogué.  Die 
große  Spielszene,  die  mit  diesem  Prinzip  streng  genommen  bricht,  knüpft 
auch  an  das  Schlussbild  aus  Tschajkowskijs  Pique  Dame  an,  wo  Hermann 
sich  für  die  Karten  und  gegen  Lisa  entscheidet.^^  Hinzu  kommen 
charakteristische  oder  Leitmotive,  die  weniger  für  die  Personen  als  für 
ihre  Beziehungen  unter  einander  stehen.  Die  Verquickung  von  Liebe, 
Eifersucht,  Selbstzerstörung,  seelischer  Grausamkeit,  Verzweiflung  und 
diffuser  Sehnsucht  wird  so  musikalisch  gefasst  in  ein  Юangfeld  von 
milden  Dissonanzen  und  einheitlicher  Instrumentation,  aus  dem  prägnante 
melodische  Floskeln  hervortreten,  die  ihr  Profil  durch  den  Text  gewinnen. 
Modell  und  Ausgangspunkt  dieser  Motive  ist  eine  Melodie,  die  als 
einzige  aus  dem  kurzen  Vorspiel  hervortritt  und  auf  die  Alexejs  erste 
Worte  erklingen:  Какими  же  словами  расскажу  я  все  Полине?  -  Mit 
welchen  Worten  soll  ich  das  alles  Polina  erzählen?  (Notenbeispiel  II). 

Von  da  an  zieht  sich  diese  Melodie  wie  ein  roter  Faden  durch  die 
Oper,  wann  immer  vom  Verhältnis  zwischen  den  beiden  Hauptfiguren  die 
Rede  ist.  Sie  erklingt  auch  instrumental,  etwa  v/enn  die  Großmutter  alles 
verspielt  und  der  General  alles  verloren  hat,  so  die  Aussichtslosigkeit  der 
Beziehung  zwischen  Alexej  und  Polina  in  einen  größeren  Zusammenhang 
stellend.  Sie  erklingt  ein  letztes  Mal  ganz  am  Schluss,  bevor  es  zum 
definitiven  Bruch  zwischen  Alexej  und  Polina  kommt.  Bei  Dostojewskij 
(15.  Kapitel)  zeigt  sich  Polina  durchweg  überspannt,  sprunghaft, 
hysterisch.  Die  Idee,  mit  Alexej  abzureisen,  die  Großmutter  in  Berlin 
noch  einzuholen,  erscheint  hier  als  Phantasterei.  Prokofjew  steigert  das  zu 
einem  kurzen  Liebesduett,  dem  einzigen  Duett  in  der  ganzen  Oper  und 
streng  genommen  in  ein  Opemprinzip,  das  aus  der  Sicht  der  Opéra 
dialogué  als  überholt  gelten  muss.  Damit  schafft  er  ein  starkes  und 
bühnenwirksames  retardierendes  Moment.  Anders  als  Dostojewskij  s 
Polina  scheint  Prokofjews  Polina  zur  Raison  gekommen  zu  sein  und  ihre 
Hysterie- Attacke  überwunden  zu  haben.  Auf  das  gemeinsame  -  Вед  ты 


"  Bei  Puschkin  endet  Hermann  im  Irrenhaus;  bei  Tschajkowskij  erlöst  ihn  der  Tod,  der 
zur  Vereinigung  mit  Lisa  im  Liebestod  verklärt  ist. 
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Notenbeispiel  II 
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мой  верный,  ты  мой  настоящий!  /  Ты  тепер  моя,  Полина!  -  Du  mein 
Treuer,  du  mein  Einziger!  /  Endlich  bist  du  mein,  Polina!  -  folgt  das 
zentrale  Leitmotiv  wie  ein  Menetekel  und  leitet  weiter  in  die  Szene,  in  der 
Polina  Alexej  das  Geld  an  den  Kopf  wirft.  So  stellt  ProkoQew  die 
unmögliche  Liebe  vor  die  Zerstörung  durch  Spielsucht^^  und  bringt  mit 
seiner  musikalischen  Interpretation  einen  sentimentalen  Aspekt  hinein, 
der  in  dem  Roman  nicht  enthahen  ist. 


V.  Leos  Janaceks  Oper  ^ г/5  einem  Totenhaus 

Aus  einem  Totenhaus  (Z  mrtveho  domu)  entstand  1927/28  und  wurde  am 
12.  April  1930  in  Brno  posthum  uraufgeführt.  Es  ist  Janaceks  letzte  Oper 
und  nach  tschechischer  Auffassung  die  Summa  seines  Schaffens,^^ 
insofern  als  der  Grundgedanke  seines  künstlerischen  Tuns  -  die 
humanistische  Botschaft  -  hier  besonders  deutlich  hervortritt.  Jenufa, 
Kät'a  Kabanova,  Das  schlaue  Füchslein  (Pnhody  Lisky  Bystrousky),  Die 
Sache  Makropulos  (Vec  Makropulosf^  -  alle  diese  Opern  geben  dem 
Plädoyer  für  die  Würde  des  Menschen  eine  jeweils  konkrete  szenische 
Gestalt.  Mit  Aus  einem  Totenhaus  wird  Janacek  noch  direkter  insofern, 
als  er  dieser  Oper  das  Motto  In  jeder  Kreatur  ein  Funke  Gottes  (  V  kazdém 
tvoru  jiskra  bozif^  voranstellt,  ein  Motto,  das  im  Geiste  Dostojewskijs 
formuliert  ist  und  die  Sicht  des  Komponisten  auf  sein  Sujet  festlegt. 

Aus  Janaceks  erhaltenen  Manuskripten  weiß  man,  dass  er 
Dostojewskijs  Aufzeichnungen  aus  einem  Totenhaus  nach  einer  russi- 
schen Ausgabe  vertonte,  also  zugleich  ins  Tschechische  und  in  Musik 


Überspanntheit  und  die  Neigung  zu  hysterischen  Attacken  ist  charakteristisch  für 
Prokofjews  Frauenfiguren.  Das  gilt  für  die  Renata  im  Feurigen  Engel  (Ogenenyj  angel,  nach 
Walerij  Bijusow)  ebenso  wie  für  Natascha  Rostowa  in  Krieg  und  Frieden  (Vojna  i  mir,  nach 
Lev  Tolstoj). 

Vgl.  J.  Prochazka:  Z  mrtvého  doma:  Janàckùv  tvûrci  i  lidsky  epilog  a  manifest,  {Aus 
einem  Totenhaus:  Janaceks  schöpferischer  und  humanistischer  Epilog  und  Manifest)  in: 
Hudebni  véda  (Musikwissenschaft)  III  (1966),  S.  218-243  und  S.  462-483.  Insgesamt  zu 
Janacek:  John  Tyrrell:  Janacek.  Years  of  a  Life,  2  Bde.,  Bd.  1  (1854  -  1914)  The  Lonely 
Blackbird,  Bd.  2  {1914  -  28)  Tsar  of  the  Forests.  London  2007. 

Jeniifa,  eigentlich  Ihre  Stieftochter  {Jeji  pastorkyha),  nach  Gabriela  Preissovâs 
gleichnamiger  Kurzgeschichte,  UA  1904,  Kät'a  Kabanova  nach  Alexander  Ostrowskijs  Drama 
Das  Gewitter  (Groza),  UA  1921,  Das  schlaue  Füchslein  nach  Rudolf  Tesnohlideks 
gleichnamiger  Erzählung,  UA  1924,  Die  Sache  Makropulos  nach  Karel  K.  Capeks 
gleichnamigem  Schauspiel,  UA  1926. 

Als  konkretes  Zitat  läßt  sich  die  Formulierung  nicht  nachw  eisen. 
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Übersetzte.  Er  folgt  also  auch  hier  dem  inzwischen  vielfach  ефгоЫеп 
Prinzip  der  „Literaturoper",  bei  der  idealiter  kein  Libretto  bzw.  kein 
Librettist  zwischen  literarischer  Vorlage  und  Oper  steht.  Auch  er  greift 
die  wörtlichen  Reden  heraus  und  zieht  die  zwei  Bücher  auf  drei  Akte 
zusammen,  wobei  aber  der  große  Rahmen  von  der  Ankunft  des  Alexander 
Petrowitsch  Gorjantschikow  bis  zu  seiner  Freilassung  erhalten  bleibt. 
Anhand  der  Manuskripte  und  anhand  von  Janaceks  Äußerungen  lässt  sich 
nicht  definitiv  sagen,  ob  er  die  Oper  für  vollendet  hielt  oder  nicht, 
insbesondere,  ob  er  am  Schluss  des  dritten  Aktes  noch  hätte  Änderungen 
vornehmen  wollen.^^  So  hat  die  Fassung,  die  1930  uraufgeführt  wurde, 
ein  optimistischen  Schluss,  den  Janaceks  Schüler  Osvald  Chlubna  und 
Bfetislav  Bakala  hinzukomponiert  haben.  Aus  Dostojewskijs  Schluss: 
Да,  с  богом!  Свобода,  новая  жизнь,  воскресенье  из  мертвых...  Экая 
славная  минута!  (Ja,  mit  Gott!  Freiheit,  neues  Leben,  Auferstehung  von 
den  Toten  . . .  Welch  ein  herrlicher  Augenblick!) 

macht  Janacek: 

[Gorjantschikow]  Novy  zivot!  (Alej  schmiegt  sich  weinend  an  ihn)  [zu 
Alej]  А  ty  jistë  myslis  na  dalny  Dagestan!  [Alej]  Bûh  zaplat''  tobe!  Bùh 
odplat''!  [Wache]:  Marrrrs!  [die  Gefangenen]:  Hou,  hou!  (Freiheit! 
Neubeginn!  Denk  auch  du  der  Freiheit!  Denk  ans  ferne  Dagestan!  -  Dir 
dank  ich  alles!  Gott  vergilt  dir's!  -  Marsch!  -  Hou,  hou!) 

Bakala  und  Chlubna  machen  daraus: 

[Gorjantschikow]  Novy  zivot!  (Alej  schmiegt  sich  weinend  an  ihn)  [zu 
Alej]  A  ty  jistë  myslis  na  dalny  Dagestan!  [Alej]  Bùh  zaplat''  tobe!  Buh 
odplat''!  [Sträflinge]:  Svoboda!  Svobodcika!  Svoboda,  svoboda, 
svobodcika!  Svoboda!  (Freiheit!  Neubeginn!  Denk  auch  du  der  Freiheit! 
Denk  ans  ferne  Dagestan!  -  Dir  dank  ich  alles!  Gott  vergilt  dir's!  -  Tag 
des  Glücks!  Tag  der  Freiheit!  Tag  des  Glücks!  Tag  der  Freiheit!  Tag  des 
Glücks!)'' 


^*"  Janacek  war  des  Russischen  mächtig  und  hatte  eine  spezielle  Vorliebe  fiir  diese  Kultur. 
Davon  zeugt  auch  die  mehrfache  Beschäftigung  mit  Lev  Tolstojs  Novelle  Die  Kreuzersonate 
(Krejcerova  sonata)  in  einem  Klaviertrio  (1908,  verloren)  und  dem  ersten  Streichquartett 
(1923),  die  beide  diesen  Titel  tragen.  Anna  Karenina  und  Der  lebende  Leichnam  (ZivoJ  trup) 
sind  Opemprojekte  (1907  bzw.  1916),  die  nicht  verwirklicht  wurden. 

'^^  Wie  Anm.  39;  vgl.  auch  Ladislav  Sip,  Einflihrungsessay  zur  Schallplattenaufnahme  des 
Prager  Nationaltheaters,  Supraphon  1966,  und  John  Tyrrell:  Janäcek's  Operas:  a 
Documentary  Account .  London  1992. 

Beide  Textfassungen  nach  dem  Klavierauszug,  Universal  Edition  8221,  Wien 
O.J.;    der    deutsche    Text    stammt    von    Max    Brod,    der    russische    Text  nach 
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So  wird  aus  dem  knappen  „hou,  hou!"  der  Gefangenen  nicht  nur  ein 
opemhafter  Schlusschor;^'  die  beiden  Bearbeiter  lassen  die  Oper  auch  in 
strahlend  ungetrübtem  Dur,  gesteigert  bis  zum  vierfachen  Forte,  aus- 
klingen. Janaceks  Fassung  dagegen  endet  mit  einem  dissonierenden 
Ajoutierungsklang,  wie  er  insgesamt  fur  die  Oper  charakteristisch  ist,  und 
vor  allem  verlangt  er  für  die  letzten  Takte,  die  über  das  Fallen  des 
Vorhangs  hinausgehen,  noch  einmal  Ketten-Rasseln,  einen  Schlagzeug- 
effekt, dem  die  Solovioline  in  höchster  Lage  gegenübergestellt  wird. 
Damit  richtet  er  den  Blick  auf  die  Realität  der  Gefangenen  zurück  und 
versteigt  sich  nicht  in  die  wortreiche  Beschwörung  einer  Freiheit,  die  in 
diesem  Rahmen  irreal  ist  und  einen  der  Opemtradition  geschuldeten 
Formalismus  darstellt.  Bakala  und  Chlubna  haben  nach  bestem  Wissen 
und  Gewissen  gehandelt;  auch  sonst  haben  sie  raue  Stellen  geglättet, 
Instrumentation  und  harte  Fügungen  gemäß  dem  Geschmack  der  Zeit 
angepasst.  Heute  ist  man  zu  der  Fassung  zurückgekehrt,  die  Janacek 
hinterlassen  hat. 

Janaceks  Entscheidung  für  die  Aufzeichnungen  aus  einem  Totenhaus 
als  Opemsujet  ist  insofern  bemerkenswert,  als  es  sich  nicht  um  einen 
Roman  im  strengen  Sinne  handelt,  sondern  um  einen  Bericht,  in  dem 
Dostojewski]  seine  Beobachtungen  während  seiner  Verbannung  (1854- 
1859)  niederlegte.  Folglich  gibt  es  auch  in  der  Oper  keine  Handlung, 
keine  Dramatik  und  keine  Individuen,  sondern  Typen,  von  denen  die 
meisten,  wie  bei  Dostojewskij,  namenlos  sind.  Janacek  wähh  einzelne 
Episoden  aus,  darunter  natürlich  die  Theateraufführung,  die  im  Zentrum 
des  zweiten  Aktes  steht;  Hauptsache  aber  sind  ihm  die  Schicksale  der 
Gefangenen,  brutaler,  stets  gewaltbereiter  Männer,  unter  ihnen  auch 
Schwerverbrecher.  Über  sie  wird  so  erzählt,  dass  der  Zuschauer  ihre 
Handlungsweisen,  die  sie  ins  Straflager  gebracht  haben,  nachvollziehen, 
ja  sogar  Verständnis  auforingen  kann.  Die  Option  zur  Empathie  ist  bei 
Dostojewskij  durchaus  angelegt;  Janaceks  musikalische  Interpretation 
verstärkt  das  erheblich. 

Mit  der  Verwandlung  des  russischen  Texts  in  ein  tschechisches 
Libretto  ging  eine  Reihe  von  Veränderungen  einher.  Dazu  gehören 
Kürzungen,  auch  das  Zusammenfassen  verschiedener  Figuren  in  eine,  ein 
Verfahren,  das  dem  Wechsel  des  Mediums  geschuldet  sind."^^  Zu  den 
interpretatori sehen  Eingriffen,  die  genauer  untersucht  werden  sollen. 


http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/,  Volltext  der  Aufzeichnungen  aus  einem  Totenhaus 
http://az.lib.ruyd/dostoewskij_f_mytext_0030.shtml  (28.2.2010). 

Motivisch  gestaltet  aus  der  Musik  des  freigelassenen  Adlers,  siehe  unten. 

Janacek  hat  auch  die  polenfeindlichen  und  antisemitischen  Passagen  herausgekürzt. 
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gehören  die  Umwandlung  des  Alexander  Gorjantschikow  in  die 
Hauptfigur,  die  Aufwertung  des  jungen  Alej  und  die  Herausstellung  des 
Adlers. 

Im  zweiten  Teil  der  Aufzeichnungen  aus  einem  Totenhaus  gibt  es  ein 
Kapitel  über  die  Tiere  im  Lager,  darunter  eine  kurze  Episode  über  einen 
kleinen  verletzten  Steppenadler,  den  die  Gefangenen  quälen,  aber  auch 
heimlich  futtern,  und  der  konsequent  Distanz  zu  den  Menschen  hält.  Er 
wird  von  den  Gefangenen  als  Metapher  für  Freiheit  und  Unabhängigkeit 
gedeutet;  sie  beschließen,  ihn  aus  dem  Lager  zu  bringen.  Janacek  eröffnet 
die  Oper  mit  der  Adler-Episode  und  kombiniert  sie  mit  der  Ankunft 
Gorjantschikows.  Als  er  sagt,  er  sei  ein  politischer  Gefangener,  lässt  ihn 
der  Kommandant  auspeitschen.  Das  geschieht  hinter  der  Bühne,  man  hört 
Schreie,  und  während  dessen  quälen  die  Gefangen  den  Adler,  bis 
Gorjantschikow  mit  geschorenem  Schädel,  in  Sträflingskleidem  und 
schmiedeeisernen  Fußfesseln  zurückkehrt.  Die  geschundene  Kreatur  und 
der  Mensch,  dem  man  systematisch  seine  Würde  wegnimmt,  sind  wie  in 
einem  Film  gegeneinandergeschnitten. 

An  dieser  Eröffnungsszene  kann  man  zugleich  exemplarisch  sehen, 
wie  Janacek  Dostojewskijs  Text  kompiliert  hat: 


Janacek,  1 .  Akt  (Max  Brods 
Übersetzung) 

Dostojewskij^^ 

Kommandant:  Und  wie  heißt  du 
also? 

Petrovic:  Aleksandr  Petrovic 
Gorjancikov. 

Kommandant:  Gleich  ins 
Gefängnis  anführen!  Die  Frisur 
weg!  Fußfesseln  anschmieden!  Was 
soll  diese  Geckentracht?  Ist  das 
Petersburger  Schnitt?  Wo  hast  du 's 
her?  Letzte  Mode? 
Wache:  Sein  eigenes  Kleid,  euer 
Gnaden! 

Kommandant:  Alles  wegnehmen! 
Verkaufen!  Kein  Gefangener  hat  ein 
Eigentum!  ...  Nun  gut!  ...  Bei 

(2.  Teil,  8.  Kapitel,  Die  Gefährten) 
„Wie  heißt  du?",  frage  er  meinen 
Gefährten.  [...]  Mein  Kamerad 
nannte  seinen  Namen.  „Und  du?" 
fuhr  er  fort,  zu  mir  gewandt.  [. . .] 
„Unteroffizier!  Sofort  in  den  Ostrog 
führen,  auf  der  Wache  alle 
Sträflinge  der  Zivilklasse  rasieren, 
unverzüglich,  den  halben  Kopf! 
Morgen  andere  Fesseln 
anschmieden!  Was  sind  das  für 
Mäntel?  Wo  habt  ihr  die  erhalten?" 
fragte  er  plötzlich  [...].  „Das  ist 
sicher  eine  neue  Art!  Das  ist  sicher 
eine  neu  eingeführte  Form  ...  die 

^'^  Zitiert  nach  der  Ausgabe  Fjodor  M.  Dostojewski:  Aufzeichnungen  aus  einem  Totenhaus, 
deutsch  von  E.  K.  Rahsin.  München  1992. 
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Unfug  gibt's  Stockhiebe,  weißt  ja. 
Und  aussehen  tut  der  Kerl! 
Zieht  ihn  am  Bart. 
Raufhans?  Gaudieb? 


Petrovic:  Bin  poHtischer 
Gefangener! 

Kommandant:  Du  Frechling!  Du 

Gauner! 

Schlägt  ihn. 

Warte  nur,  du  „politischer"!  Gleich 

abführen!  Hundert  Hiebe! 

Wache  führt  Petrovic  ab,  Alej  macht 

beklommen  ein  paar  Schritte  hinter 

ihm  her.  Schmerzenschreie  hinter 

der  Szene.  Alej  völlig  verstört. 

Der  GROßE  Sträfling: 

mit  dem  gefangenen  Adler,  hält  ihn 

beim  Schnabel 

Nun  ergib  dich  schon! 

Der  kleine  Sträfling: 

Das  tut  er  niemals! 


vorläufig  nur  geplant  wird  ...  in 
Petersburg  . . .",  sprach  er  halb  vor 
sich  hin.  [. . .]  „Nur  eigene  Юeider, 
Euer  Gnaden",  meldete  der 
Gendarm  [...]  „Alles  ihnen 
abnehmen!  Nur  die  Wäsche  können 
sie  behalten;  aber  auch  nur  die 
weiße;  bunte,  falls  sie  welche 
haben,  konfiszieren.  Alles  übrige 
auf  der  Auktion  verkaufen.  Das 
Geld  in  die  Kasse.  Der  Arrestant  hat 
kein  Eigentum!"  (S.  399) 

„Was  sind  das  für  Sträflinge?"  soll 
der  Major  sofort  gebrüllt  haben, 
„das  sind  ja  Landstreicher,  Räuber!" 
[. . .]  „Wir  sind  keine  Landstreicher, 
wir  sind  politische  Verbrecher." 
„Wa-a-as!  Du  wirst  auch  noch 
frech!  Wirst  noch  frech?"  brüllte  der 
Major.  „Auf  die  Hauptwache. 
Hundert  Rutenhiebe,  sofort, 
unverzüghch!!"(S.  393f) 

(2.  Teil,  6.  Kapitel,  Die  Tiere 
unseres  Ostrogs) 
„So  ein  Tier!",  sagten  sie 
kopfschüttelnd,  „will  sich  doch 
nicht  ergeben!"  (S.  362)  


Die  Eröffnungsszene  ist  eine  Collage  aus  Passagen  des  zweiten  Buches, 
die  unterschiedliche  Begebenheiten  so  zusammenbringt,  dass  die  ganze 
Brutalität  der  Staatsmacht  gegen  die  Strafgegangenen  sichtbar  wird.  Was 
an  anderen  Stellen  über  andere  Personen  berichtet  wird,  fokussiert 
Janacek  auf  seine  Hauptfigur,  Dostojewskijs  Ich-Erzähler.  In  diesem  Ich, 
das  bei  Dostojewskij  beobachtend  im  Hintergrund  bleibt,  versammelt  sich 
alles  Leid  der  Sträflinge.  Die  Kombination  des  entrechteten  Menschen 
mit  dem  unfreien  Adler  wird  am  Schluss  der  Oper  wieder  aufgegriffen. 
Der  Kommandant  teilt  Gorjantschikow  seine  Freilassung  mit  und  befiehlt, 
die  Fesseln  abzuschmieden.  Parallel  zu  seinen  Worten  „Jetzt  ist  ein 


36 


Dorothea  Redepenning 


Neubeginn"  (Novy  zivot!)  bitten  die  Gefangenen  den  großen  Sträfling, 
der  den  Adler  in  einem  Käfig  gefangen  hält:  „Flügel  lahmt  nicht  mehr! 
Freiheit!  Tag  des  Glücks!  Lass  in  frei!"  (Pust''  ho,  Nikito!  Zlata  svoboda! 
Orel  car!).  So  gilt  der  abschließende  Freiheitsgesang  beiden,  Gorjan- 
tschikow  und  dem  Adler,  als  Stellvertretern  für  alle  Gefangenen. 
Verbunden  mit  den  Kettenrasseln  und  der  Solovioline  bleibt  die  Freiheit 
für  alle  ein  Traum,  eine  Utopie.  Die  lärmende  Apotheose,  die  Janaceks 
Schüler  an  den  Schluss  gesetzt  haben,  verwandelt  das  in  falsche 
Affirmation. 

Unter  den  Personen,  die  Dostojewskijs  alter  Ego  im  Lager 
kennerlemt,  gibt  es  drei  Brüder  aus  Dagestan,  von  denen  der  jüngste, 
Alej,  unfreiwillig  in  die  Verbrechen  der  Brüder  hineingezogen  wurde.  Mit 
diesem  jungen  Mann  freundet  sich  Gorjantschikow  an,  mehrfach  wird 
betont,  wie  sehr  er  ihn  liebt;  auf  der  Grundlage  des  Neuen  Testaments, 
das  man  dort  zur  Hand  hat,  bringt  Gorjantschikow  ihm  lesen  und 
schreiben  bei.  Die  dagestanischen  Brüder,  auch  Alej,  sind  eine  Episode 
im  ersten  Teil.  Im  vierten  Kapitel  kommt  Alej  gelegentlich  vor,  auch  im 
neunten  Kapitel,  bei  der  Theateraufführung,  wird  er  noch  einmal  erwähnt. 
Janacek  überhöht  Alej  zu  einer  zweiten  Hauptfigur.  Dahinter  steht  ein 
opemspezifisches,  pragmatisches  Argument:  Alej  kann  auch  von  einer 
Frau  gesungen  werden;  dies  ist  außer  der  sehr  kleinen  Partie  der  Dirne  die 
einzige  hohe  Stimme  neben  2 1  Männerstimmen.  Vor  allem  aber  steht  Alej 
für  das  Edle  und  Gute,  das  durch  ihn  breiten  Raum  erhält.  Gleich  zu 
Beginn,  wenn  Gorjantschikow  ausgeprügelt  wird,  zeigt  er  sich  „völlig 
verstört".  Der  zweite  Akt  wird  mit  einem  längeren  Dialog  zwischen  Alej 
und  Gorjantschikow  eröffnet.  Beide  schauen  sich  gemeinsam  das 
Theaterstück  an.  Im  Anschluss  beginnen  betrunkene  Häftlinge  Streit, 
einer  wirft  Alej  einen  eisernen  Zuber  an  den  Kopf,  so  dass  der  Junge 
schwer  verletzt  ins  Gefängnislazarett  kommt.  Gorjantschikow  pflegt  ihn 
gesund  und  unterrichtet  ihn  weiter.  Die  Freundschaft,  die  bei 
Dostojewskij  nur  angedeutet  wird,  hat  Janacek  so  in  Szene  gesetzt,  dass 
der  Abschied  zwischen  beiden  schwer  wird.  Alej  bekommt  das  letzte 
individuelle  Wort;  und  Janacek  macht  aus  seiner  Heimat,  dem  „fernen 
Dagestan",  eine  weitere  Freiheitsutopie,  die  sich  mit  dem  davon- 
fliegenden Adler  und  mit  der  Solovioline  im  Orchester  verbindet. 

Alle  anderen  Figuren,  namenlose  und  mit  Namen,  sind  Verbrecher, 
die  nur  die  Sprache  der  Gewalt  beherrschen.  Einige  dürfen  ihre 
Geschichte  erzählen,  also  rechtfertigen,  warum  sie  so  wurden,  wie  sie 
sind.  Den  eigentlichen  Schritt  zu  ihrer  Nobilitierung  vollzieht  aber  erst  die 
Musik.  Sie  ist  das  Medium,  mit  dem  Janacek  sein  Motto,  In  jeder  Kreatur 
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ein  Funke  Gottes,  einlösen  kann.  Dafür  macht  er  in  der  kompositorischen 
Durchführung  eine  klare  Trennung  zwischen  Singstimmen  und  Orchester. 
Die  Partien  der  Personen  auf  der  Bühne  sind  fast  durchweg  in  einem 
Sprechgesang  gehalten,  der  für  Janaceks  Umgang  mit  Text  generell 
charakteristisch  ist:  Sprechintonationen,  Längen  und  Kürzen,  Betonun- 
gen, Sprachmelodie  -  alles,  was  lebhaftes,  emotionales  Sprechen  aus- 
zeichnet, bestimmt  die  Gesangspartien  auch  in  dieser  Oper.  In  diesem 
konkreten  Werk  hat  das  die  Konsequenz,  dass  die  reduzierte  Sprache  der 
Sträflinge  nicht  unfreiwillig  komisch  wirkt.  Grobheiten  und  Flüche,  die 
ständig  in  Prügeleien  übergehen,  lassen  sich  nicht  ästhetisieren.  Von 
dieser  Art  Naturalismus  unberührt  bleibt  der  Orchestersatz.  Das  Vorspiel 
beginnt  mit  einem  knappen,  charakteristischen  Motiv,  einem 
musikalischen  Motto,  das  sich  durch  ganze  Oper  zieht.  (Notenbeispiel 
III). 

Es  umfasst  drei  Takte,  ist  klangvoll  instrumentiert  und  wird  zugleich 
geprägt  von  einer  schneidenden  Dissonanz  (einer  großen  Septime)  und 
schlichter  Gesanglichkeit  in  den  Terzen  der  Oberstimme.  Dieses  Motiv 
kann  verkürzt  oder  erweitert  werden,  ohne  seine  Charakteristik  zu 
verlieren.  Es  kann  pathetischen  Habitus  annehmen,  wenn  es  in  mächtigen, 
dunkel  instrumentierten  Molldreiklängen  erscheint  (auch  schon  im 
Vorspiel),  es  kann  als  schlichte  Begleitung  fungieren,  oder  es  wird 
kontrapunktisch  mit  anderen  Motiven  verwoben,  so  dass  es  wie  ein 
Cantus  firmus  hindurchscheint,  Janacek  verwendet  es  auch  als  Unter- 
stimme, so  dass  es  wie  ein  Fundament  wirkt.  Die  Kürze  und  scheinbare 
Belanglosigkeit  dieses  Motivs  gestattet  seine  Vielseitigkeit  und  zugleich 
eine  Omnipräsenz,  die  nicht  Gefabj"  läuft,  redundant  zu  wirken. 

Ein  weiteres  Element,  das  der  Nobilitierung  dient,  ist  die  bereits 
erwähnte  Solovioline.  Janaceks  Biograph  John  Tyrell  weist  darauf  hin, 
dass  das  Vorspiel  zunächst  als  Violinkonzert  konzipiert  war,  betitelt  in 
erster  Idee  als  Duse  {Seele),  in  zweiter  als  Putovàni  dusicky  {Wande- 
rungen einer  kleinen  Seele). Szenisch  eingeführt  wird  die  Solovioline 
mit  Gorjantschikows  erstem  Auftritt,  so  dass  Figur  und  Instrument  von 
vornherein  gekoppek  sind.  Das  kontrastiert  mit  einem  erweiterten 
Schlagzeugapparat,  der  naturalistische  Effekte  wie  Kettenrasseln, 
Ambossschläge,  Sägen  und  Arbeitsgeräusche  generell  mit  einbezieht. 


^  Hier  nach  dem  Tyrells  Janacek- Artikel  in  Groves  Dictionœy  of  Music  and  Musicians, 
Online-Version. 

(http://www.oxfordmusiconline.com.ubproxy.ub.uniheidelberg.de/subscriber/article/grove 
/music/14122,  28.2.2010).  Dieses  Violinkonzert  wurde  von  Milos  Stèdron  und  Leos  Faltus 
komplettiert  und  1988  aufgeführt. 
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Insgesamt  arbeitet  Janacek  mit  schnellen  Tempo-  und  Ausdrucks- 
wechseln. Schnellere  Tempi  in  den  Dialogen  kontrastieren  mit  ruhigen 
orchestralen  Abschnitten,  die  als  Stimme  des  Komponisten  oder  als  sein 
Kommentar  zum  Geschehen  auf  der  Bühne  verstanden  werden  können: 
Diese  Musik  hat  Mitleid  mit  den  gezeigten  Figuren. 

Im  Text  Dostojewski] s  singen  einzelne  Sträflinge  gelegentlich  kleine 
volkstümliche  Lieder.  Diese  Art  des  Singens  gibt  es  bei  Janacek  kaum, 
stattdessen  hat  er  sehr  sparsam  kurze  Chorabschnitte  eingefugt:  zu  Beginn 
im  Zusammenhang  mit  dem  Adler  und  seiner  respektvollen  Betitelung  als 
„Zar  des  Waldes",  gleich  im  Anschluss  daran  als  Klagegesang  über  das 
schwere  Schicksal,  am  Ende  des  zweiten  Akts  als  kurze  Vokalisen- 
einwürfe während  des  Streits  zwischen  der  Dirne  und  dem  jungen 
Sträfling,  im  dritten  Akt  zu  Schischkows  Bericht  als  ausgedehnte 
Vokalise  mit  geschlossenem  Mund  gesungen  und  ganz  am  Ende  zur 
Freilassung  des  Adlers,  während  Gorjantschikow  das  Lager  verlässt.  In 
diesen  Choreinwürfen  gibt  es  eine  schlichte  musikalische  Metaphorik. 
Die  Klagegesänge  sind  mit  absteigenden,  die  Beschwörung  der  Freiheit 
mit  aufsteigenden  Dreiklängen  kombiniert.  (Notenbeispiel  IV). 

Insgesamt  wird  aus  Dostojewskijs  Bericht,  der  die  Menschlichkeit 
auch  dieser  niedrigsten,  aus  der  Gemeinschaft  ausgestoßenen  Personen 
sichtbar  macht,  bei  Janacek  ein  Plädoyer  für  Mitgefühl,  dass  er  nicht 
erreicht,  indem  er  die  Verbrechen  der  Sträflinge  verharmlost,  sondern 
indem  er  ihre  menschliche  Schicht,  die  Fähigkeit  zu  Empathie,  die  auch  in 
ihnen  noch  lebendig  ist,  mit  den  Mitteln  seiner  Kunst  in  den  Vordergrund 
holt.  Die  Fähigkeit  instrumentaler  Musik  erlaubt  es,  den  „Funken  Gottes" 
zum  klingen  zu  bringen,  ohne  ihn  in  Worten  auszusprechen. 
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VI.  Fazit 

Die  beiden  genauer  betrachteten  Opern  verwenden  die  wörtlichen  Reden 
aus  Dostojewskijs  Text,  sie  schalten  kein  separates  Libretto  zwischen;  die 
Komponisten  selbst  sind  die  Librettisten.  Dieser  Typus  der  Literaturoper, 
den  russische  Komponisten  mit  Verweis  auf  ihre  eigene  Opemtradition 
im  19.  Jahrhundert  fur  sich  reklamieren,  gilt  auch  för  die  Mono-Opem 
bzw.  Kammeropem,  die  als  typische  Tauwetter-Erscheinung  einzuordnen 
sind.  Ausgehend  von  Prokofjew  und  Janacek,  dem  frühen  Werk  des 
russischen,  dem  späten  Werk  des  tschechischen  Komponisten,  kann  man 
festhalten:  Die  Herausforderung  und  zugleich  die  Faszination 
Dostojewskijs  besteht  darin,  dass  seine  Texte  Reflexionen,  aber  kaum 
Handlung  bieten.  Damit  ringen  Dramatisierungen,  Verfilmungen  und 
Opern  auf  jeweils  gattungsspezifische  Weise.  Komponisten  lösen  das 
Problem,  indem  sie  entweder  auf  andere  Gattungen  zurückgreifen  (wie 
Boris  Blacher,  Giselher  Klebe,  Hans  Werner  Henze,  Bernd  Alois 
Zimmermann)  oder  indem  sie  aus  den  großen  Romanen  einzelne  Szenen 
herausgreifen,  die  sich  zu  einer  Opemhandlung  aufbereiten  lassen  (wie 
die  vielen  Opern  über  Schuld  und  Sühne,  den  Idioten  und  die  Brüder 
Karamasow),  oder  aber  kleinere  Vorlagen  bevorzugen  (wie  die  vielen 
Opern  über  die  Weißen  Nächte).  Wenn  man  scharfsinnige  psychologische 
Analyse  und  humanistisches  Ethos  als  zentrale  Konstanten  in 
Dostojewskijs  Schaffen  begreift,  dann  zeigen  Prokofjew  auf  der  einen, 
Janacek  auf  der  anderen  Seite,  dass  Musik  fähig  ist,  dies  aufzugreifen  und 
auf  der  Opembühne  sinnlich  erfahrbar  zu  machen. 


Übersicht  über  Dostojewskij -Vertonungen  (Auswahl)' 


Werk 

Dostojewskijs 

Titel  der 
Komposition 

Komponist 

Gattung 

1900 

Mal  'cik  и 
Christa  na  ëlke 

Ëlka 

(+  Anderson) 

Wladimir 
Rebikow 

Oper  (Moskau) 

1925 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

Raskolnikoff 

Emil  Reznicek 

1 .  Ouvertüre  für 
Orchester 

Quellen:  The  New  Grove.  Grove's  Dictionary  of  Music  and  Musicians,  online-Version 
http://www.oxfordmusiconline.com.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/subscriber/article/grove/ 
music/  (28.2.2010),  Die  Musik  in  Geschichte  und  Gegenwart  (MGG),  Artikel  Dostojewskij, 
Personenteil,  Bd.  5,  Kassel  2001,  Sp.  1334- 1337;  Wikipedia  (russisch)  und  die  dort 
angegebenen  Links  (28.2.2010). 

Daten  der  Uraufführungen  so  weit  möglich. 
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1926 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

Délit  to  e  castigo 

Arrigo  PedroUo 

Oper  (Mailand) 

1927/28 

Brat 'ja 
Karamazovy 

De  Karamazovs 

Daniel 
Ruyneman 

Oper 

(Amsterdam) 

1928 

Brat  ja 
Karamazov}' 

Bratfi  Karamazovi 

Otakar  Jeremias 

Oper  (Prag) 

1929 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

Raskolnikoff 

Emil  Reznicek 

2.  Ouvertüre  für 
Orchester 

1929 

Igrok 

Igrok 

Sergej  Prokofjew 

Oper  (Bmssel) 

1930 

Brat  ja 
Karamazovy 

Die  Nase  {Nos) 
nach  Gogol', 
„Smerdjakov  mit 
der  Gitarre" 

Dmitrij 

Schostakowitsch 

Oper 

(Leningrad) 

1930 

Zapiski  iz 
Mërtvogo  doma 

Z  mrtvého  domu 

Leos  Janacek 

Oper  (Brno) 

1933 

Belye  noci 

Belye  Noci 

Michail 
Zwetajew 

Oper 

1933 

Djadusin  son 

Verlobung  im 
Traum 

Hans  Krasa 

Oper 

1934 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

Crime  et  châtiment 

Artur  Honegger 

Filmmusik 

1936 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

Raskohiikov 

Hilding  Hallnäs 

Bühnenmusik 

1948 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

Raskolnikoff 

Heinrich 
Sutermeister 

Oper 

(Stockholm) 

1948 

Brat  ja 
Karamazovy 

Der  Grossinquisitor 

Boris  Blacher 

Dramatisches 

Oratorium 

(Beriin) 

1952 

Idiot 

Der  Idiot 

Hans  Werner 
Henze 

„Mimodram" 
(Beriin) 

1956 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

Raskolnikows 
Traum 

Giselher  Klebe 

Dramatische 
Szene 

1957/58 

rev. 

1963 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

(Raskolnikovs 
Traum  +  Kafka  + 
Pavese) 

Wladimir 
Sommer 

Vokalsym- 
phonie 

1966 

Velikij 
inkvizitor 

La  leggenda  del 
ritorno 

Renzo  Rossellini 

„Poema 

drammatico" 

(Mailand) 

1968 

Idiot 

Nastas  ja 
Filippovna 

Valerian 

Bogdanow- 

Beresowskij 

Oper 

1969 

Belye  noci 

Belye  noci 

Jurij  Buzko 

„Sentinentale 
Oper" 

1970 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

Bün  es  bûnhôdés 

Emil  Petrovics 

Oper  (Helsinki) 

1970 

Krokodil 

II  coccodrillo 

Valentino  Bucchi 

Oper  (Florenz) 
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1970 

Idiot 

L  'idiota 

Luciano  Chailly 

Oper  (Rom) 

1970 

Velikij 
inkvizitor 

Ich  wandte  mich 
und  sah  an  alles 
Unrecht,  das 
geschah  unter  der 
Sonne 

(Dostojewskij  + 

Liber  Ecclesiastes) 

Bernd  Alois 
Zimmermann 

Ekklesiastische 
Aktion  för  2 
Sprecher,  Bass, 
Orchester 

1973 

Belye  noci 

Le  notti  Manche 

Luigi  Cortese 

Oper  (Mailand) 

1973 

Idiot 

Myshkin 

John  C.  Eaton 

Oper 

1973/74 

Bednye  ljudi 

Bednye  ljudi 

Gleb  Sedelnikow 

Kammeroper 
für  2  Personen 
und 

Streichquartett 

1974 

Besy 

Cetyre 

stichotvorenija 

Kapitana 

Lebjadkina 

Dmitrij 

Schostakowitsch 

Bass  und 
Klavier 

1976 

Krotkaja 

A  Gentle  Spirit 

John  Tavener 

Kammeroper 
(Bath) 

1980 

_ 

_ 

Volodymyr  Huba 

3. 

Streichquartett 
(nach 

Dostoevskij) 

1984 

Idiot 

Knjaz  '  Myskin 

Alexander  Baltin 

Oper 

1985 

Brat 'ja 
Karamazovy 

Brat  ja  Karamazovy 

Alexander 
Cholminow 

Oper 

1985 

Idiot 

Idiot 

Mieczysiaw 
Weinberg 

Oper 

1985 

Belye  noci 

Bele  noci 

Stanojlp  Rajicic 

Oper 

1987 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

Raskol  'nikov 

Eduard 
Artemjew 

Oper 

1989 

Belye  noci 

Le  notti  blanche 

Franco  Mannino 

Oper 

2001 

Idiot 

Der  Idiot 

Thomas 
Blomenkamp 

Oper  (Krefeld) 

2004 

Krokodil 

Das  Krokodil 

Jury  Everhartz 

Spieloper 
(Wien) 

2007 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

Prestuplenie  i 
nakazanie 

Eduard 
Artemjew 

Oper 
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Dostojewski]  in  Brasilien: 
Raskolnikows  Wiederkehr 
in  Heitor  Dhalias  Film  Nina  (2004) 


1 .  Methodische  Vorbemerkungen 
1.1.  Der  Terminus  „cross-dressing" 

Wenn  im  Folgenden  von  „cross-dressing"  die  Rede  ist,  so  wird  darunter 
nicht  nur  das  altbekannte,  soziale  Phänomen  des  Kleidertauschs  zwischen 
den  Geschlechtem  verstanden,  sondern  im  weiteren  Sinne  ein  durch  dieses 
Überschreiten  geschlechtsspezifischer  Grenzen  initiiertes,  künstlerisches 
Infragestellen  sozialer  Ordnungssysteme,  bei  dem  mich  vor  allem  der 
intermediale  und  der  nonverbale  Aspekt  interessieren.  Da  ein  tatsächliches, 
direktes  cross-dressing,  bei  dem  ein  Mann  Frauenkleider  bzw.  eine  Frau 
Männerkleider  anzieht,  in  den  beiden  Werken,  die  hier  miteinander 
verglichen  werden,  nicht  vorkommt,  wohl  aber  ein  indirekter,  erst  im 
intermedialen  Vergleich  erkennbarer  Geschlechterwandel,  muss  von  einer 
intermedialen  Sonderform  des  cross-dressing  gesprochen  werden. 

Konkret  geht  es  um  eine  komparatistische  Analyse  des  folgenden 
Faktums:  Die  weltberühmte  Romanfigur  Rodion  Romanowitsch  Raskol- 
nikow  aus  Dostojewski] s  1866  veröffentlichten  Verbrechen  und  Strafe 
verwandelt  sich  in  Heitor  Dhalias  brasilianischer  Literaturverfilmung  aus 
dem  Jahr  2004  in  die  aufmüpfige,  unangepasste,  junge  Kellnerin  Nina. 
Allein  durch  diesen  Umstand  ergibt  sich  eine  ganze  Reihe  interkultureller, 
intermedialer  und  genderspezifischer  Fragen,  die  im  Rahmen  dieser 
Untersuchung  zumindest  angerissen  werden  sollen.  Was  trennt  und  was 
verbindet  etwa  Dostojewskijs  russischen  Mörder  des  19.  Jahrhunderts  und 
Dhalias  brasilianische  Mörderin  des  21.  Jahrhunderts?  Welche  literarischen 
bzw.  filmischen  Darstellungsmittel  werden  verwendet,  um  jene  Angst- 
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zustände  zu  verdeutlichen,  die  die  beiden  Mörder  nach  ihrer  Tat  plagen? 
Wie  wird  ihr  psychischer  Grenzzustand  nonverbal  durch  ihre  Кофег- 
sprache  vermittelt?  Wie  verhält  es  sich  mit  dem  genderspezifischen 
Verhaltenskode  und  seiner  Übertretung?  Oder  ganz  simpel  gefragt  was 
„darf  der  Mann  Raskolnikow  und  was  „darf  die  Frau  Nina?  Eine 
detaillierte  Antwort  auf  all  diese  Fragen,  würde  jedoch  den  Rahmen  dieser 
Untersuchung  sprengen.  Deshalb  sollen  im  Folgenden  lediglich  einige 
Teilaspekte,  die  sich  aus  dieser  besonderen  Form  des  cross-dressing 
ergeben,  angedacht  werden. 

Der  Begriff  cross-dressing  soll  dabei  im  Sinne  Elisabeth  Bronfens 
verwendet  werden,  wie  ihn  diese  in  ihrer  Studie  Liebestod  und  Femme 
fatale  detailliert  ausgearbeitet  hat.  Elisabeth  Bronfen  geht  zunächst  der 
Frage  nach  wie  und  warum  bestimmte  ,J<:ulturelle  Gegenstände,  Aus- 
drucksformen und  Praktiken"^  ihre  ästhetische  Wirkkraft  über  ihre 
historische  Entstehungszeit  hinaus,  und  oftmals  über  ganze  Jahrhunderte 
hinweg,  aufrechterhalten  können.  Dabei  beruft  sie  sich  auf  den  Begriff  der 
„sozialen  Energie"^  wie  er  von  Stephen  Greenblatt  in  dessen  programma- 
tischer Einleitung  zu  seinem  bekannten  Shakespeare-Buch  geprägt  wurde, 
um  daraufhinzuweisen,  dass  künstlerische  Hervorbringen,  denen  es  gelingt 
über  die  Jahrhunderte  hinweg  zu  überleben,  dies  nicht  unverändert  als 
direkt  übernommene,  statische  Phänomene  tun,  sondern  im  Laufe  der  Zeit 
radikalen  Wandlungsprozessen  unterworfen  sind.  Die  ursprünglich  in  das 
Werk  „eingeschriebenen  sozialen  Energien"^  verbinden  spätere  Genera- 
tionen und  andere  Kulturen  demnach  nicht  direkt  mit  dessen  originären 
Intentionen,  wohl  aber  lässt  sich  ihr  Entwicklungsweg  an  den  historisch 
und  sozial  bedingten  Transformationsprozessen  ablesen,  die  sie  zu 
durchlaufen  hatten. 

Um  nun  diese  Prozesse,  die  sich  auch  als  kulturelle  Umschriften 
bezeichnen  lassen,  in  einem  „Genre- Vergleich"  zwischen  Literatur,  Oper 
und  Hollywood-Film  sichtbar  zu  machen,  ftihrt  Bronfen  zunächst  den 
Begriff  „cross-mapping"  ein.  Darunter  versteht  sie  ein  Inteфretations- 
verfahren,  bzw.  ein  „Aufeinanderlagem  oder  Kartographieren  von  Denk- 
figuren", bei  dem  „Ähnlichkeiten  zwischen  ästhetischen  Werken  aufge- 
zeigt und  festgehalten  werden,  für  die  keine  eindeutigen  intertextuellen 


'  Bronfen,  Elisabeth:  Liebestod  und  Femme  fatale.  Der  Austausch  sozialer  Energien 
zwischen  Oper,  Literatur  und  Film.  Frankfurt  a.  M.:  Suhrkamp  2004,  S.  9. 

^  Vgl.  Greenblatt,  Stephen:  Die  Zirkulation  sozialer  Energie.  In:  Ders.:  Verhandlungen  mit 
Shakespeare.  Innenansichten  der  englischen  Renaissance.  Frankfurt  a.  M.:  Fischer  1993,  S.  9- 
33. 

^  Bronfen,  Elisabeth:  Liebestod  und  Femme  fatale,  S.  10. 
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Beziehungen  im  Sinne  eines  explizit  thematisierten  Einflusses  festgemacht 
werden  können"'^.  Für  Bronfen  steht  dabei  aber  auch  stets  ein  unabge- 
schlossener Wandlungsprozess  zur  Debatte,  der  sowohl  -  rein  diachron  - 
im  Verlauf  der  Jahrhunderte  als  historische  Modifizierung  stattfindet,  als 
auch  -  synchron  und/oder  diachron  -  als  mediale  Grenzen  überschreitende 
Transformation,  von  beispielsweise  einer  literarischen  zu  einer  filmischen 
Denkfigur. 

Ihren  Begriff  des  cross-mapping  skizziert  Bronfen  anhand  einiger, 
weiblicher  Denkfiguren,  bei  deren  Analyse  sie  sich  v.a.  darauf  konzentriert, 
wie  das  weibliche  Subjekt  durch  gesellschaftliche  Kodes  konzipiert  wird 
und  wie  es  selbst  aktiv  auf  patriarchale  Systeme  reagiert.  Eine  dieser 
Denkfiguren  ist  ein  cross-dressing,  das  von  Shakespeares  Komödie  Der 
Kaufmann  von  Venedig  (The  Comical  History  of  the  Merchant  of  Venice 
1600)  über  Josef  von  Stembergs  Inszenierung  des  Stars  Marlene  Dietrich 
im  Film  Marokko  (Morocco  1930),  über  Billy  Wilders  Spiel  mit  den 
Geschlechteridentitäten  in  seiner  Filmkomödie  Manche  mögen 's  heiß 
(Some  Like  it  Hot  1959)  bis  hin  zum  Horrorszenario  der  hybriden 
Lebensformen  in  Guillermo  del  Torros  Science-Fiction-Film  Mimic  (1997) 
gespannt  wird.  Die  grundlegende  Frage,  die  Elisabeth  Bronfen  dabei 
aufwirft,  geht  auf  die  von  Judith  Butler  ausgelöste  Diskussion  zurück, 
wonach  geschlechtliche  Identitätsstiftung  nicht  nur  über  kulturelle  und 
soziale  Determinierung  stattfindet,  sondern  auch  mittels  „Strategien  der 
Subversion"^  Bronfen  gibt  zu  bedenken,  dass  diesen  subversiven  Akten, 
zu  denen  auch  das  Phänomen  des  cross-dressing  zählt,  nicht  nur  ein 
befreiendes,  sondern  auch  ein  be-  bzw.  einschj-änkendes  Moment  inne- 
wohnt, das  nun  einmal  „jede  Aneignung  einer  bestimmten  Position  in  der 
symbolischen  Ordnung"^  automatisch  mit  sich  bringt.  Es  ist  nun  genau 
diese  Frage  nach  der  vermeintlichen,  subversiven  Kraft  des  cross-dressing, 
die  am  Ende  meiner  Überlegungen  nochmals  zentral  in  den  Mittelpunkt 
gerückt  werden  soll.  Denn  es  gilt  zu  klären,  ob  Dhalias  Heldin  durch  die 
subversive  Überschreitung  weiblicher  Verhaltensregeln  an  Freiheit 
gewinnt,  oder  ob  sie  nicht  schlussendlich  trotz  aller  Regelbrüche,  ebenso 
wie  Dostojewskijs  Held,  an  ihren  Gewissenskonflikten  scheitert. 


'Ibid.,  S.  lOf. 

^  Ibid.,  S.  157.  Sowie  Butler,  Judith:  Кофег  von  Gewicht.  Die  diskursiven  Grenzen  des 
Geschlechts.  Frankfurt  a.  M.:  Suhrkamp  1997,  S.  2 Iff. 

^  Bronfen,  Elisabeth:  Liebestod  und  Femme  fatale,  S.  157. 
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1.2.  Nonverbale  Kommunikation  -  Felder  und  Funktionsklassen 

Eine  wesentliche  Rolle  bei  der  folgenden  Analyse  des  cross-dressing  von 
Raskolnikow  zu  Nina  spielt  -  wie  bereits  angedeutet  -  die  nonverbale 
Kommunikation,  die  sowohl  wesentlich  zur  Erschaffung  der  die  beiden 
Werke  durchziehenden  Albtraumatmosphäre  beiträgt,  als  auch  -  im  Falle 
von  Nina  -  zur  Überschreitung  weiblicher  Verhaltenskodes.  Da  sich  die 
Forschung  zur  nonverbalen  Kommunikation  (NVK)^  seit  ihren  Ursprüngen 
in  der  Psychologie^  und  der  Anthropologie^  der  1950er  und  1960er  Jahre 
zu  einem  weitreichenden,  eigenständigen  Untersuchungsgebiet  entwickelt 
hat,  das  heute  vor  allem  in  den  Sprach-  und  Kommunikations- 
wissenschaften beheimatet  ist,  wäre  es  vermessen  an  dieser  Stelle  einen 
umfangreichen  Überblick  über  dieses  weite  Feld  anzupeilen. 

Im  Folgenden  sollen  deshalb  auch  nur  die  für  diese  Arbeit  relevan- 
testen Termini  der  NVK-Forschung  vorgesteht  werden.  Dabei  ist  es 
notwendig  und  auch  nahe  liegend  den  Fokus  auf  zwei  Studien  zu  legen,  die 
sich  auf  literaturwissenschaftlicher  Ebene  mit  Köфersprache  beschäftigen, 
und  in  denen  es  gelungen  ist,  die  Terminologie  der  psychologisch-lingu- 
istischen NVK-Forschung  erfolgreich  für  die  Untersuchung  künstlerischer 
Texte  zu  nutzen.  Die  Rede  ist  von  Barbara  Kortes  Pionierarbeit 
Körpersprache  in  der  Literatur  und  Barbara  Aufschnaiters  Dissertation 
Bewegte  Körper.  Beide  Autorinnen  verwenden  Köфersprache  und 
nonverbale  Kommunikation  als  synonyme  Begriffe.  Körte  subsumiert 
darunter  „jedes  dekodierbare,  d.h.  potenziell  für  einen  Empfanger  sinnhafte 


Ich  verwende  diese  Abkürzung  in  Anlehnung  an  Barbara  Körte.  Vgl.  Körte,  Barbara: 
КофегзргасЬе  in  der  Literatur.  Theorie  und  Geschichte  am  Beispiel  englischer  Erzählprosa. 
Tübingen/Basel:  Francke  1993,  S.  Iff. 

^  Die  maßgebliche  Definition  des  Begriffs  „Nonverbal  Communication"  stammt  vom 
Psychologen  Jürgen  Ruesch.  Vgl.:  Ruesch,  Jürgen  and  Kees,  Weldon:  Nonverbal 
Communication.  Notes  on  the  Visual  Perception  of  Human  Relations.  Berkley:  Univ.  of 
California  Press  1956.  Wesentliche  Grundlagen  der  NVK-Forschung  lieferte  das  Pionierwerk 
der  modernen  Kommunikationsforschung:  Watzlawick,  Paul  et  al.:  Pragmatics  of  Human 
Communication.  New  York:  Norton  1967.  Die  heute  noch  geläufige  Einteilung  der  NVK  in 
Funktionsklassen  geht  zurück  auf:  Ekman,  Paul  and  Friesen,  Wallace  V.:  The  Repertoire  of 
Nonverbal  Behavior.  Categories,  Origins,  Usage  and  Coding.  In:  Semiotica  1,  1969,  S.  49-98. 

^  Als  Begründer  der  Kinesik  als  Teilgebiet  der  NVK-Forschung  giU  etwa  Ray  L. 
Birdwhistell.  Vgl.  Birdwhistell,  Ray  L.:  Introduction  to  Kinesics.  An  Annotation  System  for 
Analysis  of  Body  Motion  and  Gesture.  Louisville:  Univ.  of.  Louisville  Press  1952.  Als  jener 
der  Proxemik  gilt  Eward  T.  Hall.  Vgl.  Hall,  Edward  T.:  The  Hidden  Dimension.  Garden  City 
NY:  Doubleday  1966.  (Übersetzt  als:  Die  Sprache  des  Raumes.  Düsseldorf:  Schwann  1976.) 

z.B.  Кларр,  Mark  L.:  Nonverbal  Communication  in  Human  Interaction.  New  York: 
Höh  Rinehart  &  Winston  1972.  Hübler,  Axel:  Das  Konzept  >К0фег<  in  den  Sprach-  und 
Kommunikationswissenschaften.  Tübingen/Basel:  Francke  2001. 
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nonverbale  Verhalten,  ob  es  bewnsst  oder  unbewusst,  intentional  oder 
nichtintentional  erfolgt"^  \  Aufschnaiter  definiert  NVK  als  „Sammel- 
bezeichnung für  alle  nichtsprachlichen  kommunikativen  Signale,  [...]  ein 
sensuell  wahrnehmbares  Phänomen,  das  einen  hohen  Mitteilungswert 
besitzt"^".  Beide  geben  außerdem  zu  bedenken,  dass  Köфersprache  in 
literarischen  Werken  anders  analysiert  werden  muss,  als  in  der  alltäglichen 
Erlebniswirklichkeit,  da  meist  nur  ein  kleiner,  dafür  jedoch  immer 
sinntragender  Ausschnitt  des  nonverbalen  Gesamtverhaltens  einer  Person 
in  einem  literarischen  Kunstwerk  dargestellt  werden  kann. 

Grundsätzlich  lässt  sich  behaupten,  dass  die  NVK-Forschung  bei  der 
Entwicklung  ihrer  Klassifizierungen  z^\^ei  wesentliche  Fragen  in  den 
Mittelpunkt  stellt:  Womit  wird  kommuniziert?  Und  wie  funktioniert  NVK? 
Auf  die  erste  Frage  versucht  beispielsweise  Axel  Hübler  mit  seinen  sieben 
Feldern  des  Nonverbalen  zu  antworten,  die  er  in  Anlehnung  an  Mark  L. 
Knapp  in  seiner  Studie  Das  Konzept  >Körper<  entwirft.  Hübler  unter- 
scheidet zwischen  physischen  Eigenschaften,  Artefakten,  situations- 
abhängigen Faktoren,  Parasprache,  kinetischem  Verhalten  oder  Кофег- 
bewegung,  Haptik  oder  В erührungs verhalten,  sowie  Proxemik  oder 
Raumverhalten.  All  diese  nonverbalen  Komponenten  tragen  w  esentlich  zur 
zwischenmenschlichen  Kommunikation  bei  und  beeinflussen  deren 
Gelingen  oder  Scheitern. 

Als  physische  Eigenschaften  werden  die  unbeweglichen,  eher 
konstanten  Кофегтегктаіе  eines  Kommunikanten  bezeichnet,  wie 
Köфergröße,  Gewicht,  Aussehen,  Haar-  und  Hautfarbe.  Diese  кофегІісЬеп 
Eigenschaften  sind  in  der  Regel  ,лісМ  so  transitorisch,  d.h.  vorübergehend 
[und]  momentan,  w  ie  die  meisten  anderen  nonverbalen  Elemente  die  an  der 
Kommunikation  teilhaben,  obwohl  auch  sie  sich  im  Laufe  der  Zeit 
(Monate,  Jahre,  Jahrzehnte)  natürlich  ändern  können.''^ ^  So  kann  jeder 
Mensch  zu-  und  abnehmen,  ergrauen,  und  Falten  oder  eine  Glatze 
bekommen.  Das  zweite  Feld,  jenes  der  Artefakte,  beschäftigt  sich  nun  nicht 
mehr  mit  direkter,  unmittelbar  vom  menschlichen  Кофег  gelieferter 
Information,  sondern  mit  jenen  Gegenständen,  die  indirekt  zur  Kommuni- 
kation vei-wendet  werden.  Und  damit  mit  allem,  „was  an  Objekten 
eingesetzt  wird  oder  werden  kann,  um  Kommunikation  zu  stimulieren,  also 


"  Körte,  Barbara:  Körpersprache  in  der  Literatur,  S.  29. 
Aufschnaiter,  Barbara:  Bewegte  Кофег.  Ausdrucksformen  nonverbaler  Kommunikation 
in  der  Erzählprosa  von  Fëdor  M.  Dostoevskij.  Innsbruck:  Dissertation  2007,  S.  30. 

Hübler,  Axel:  Das  Konzept  >К0фег<   in  den  Sprach-  und  Kommunikations- 
wissenschaften. S.  14. 
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vom  Parfüm  über  Sonnenbrillen  und  Haarteilen  bis  hin  zu  Kleidungs- 
stücken und  Accessoires"^'^. 

Auch  das  Feld  der  situationsabhängigen  Faktoren  setzt  sich  mit 
indirekten  Begleitumständen  der  Kommunikation  auseinander.  Doch  im 
Gegensatz  zu  den  Artefakten  befinden  sich  die  situationsabhängigen 
Faktoren  nicht  mehr  unmittelbar  am  Кофег  des  Kommunikanten.  Es 
handelt  sich  bei  diesen  um  die  umgebenden  räumlichen  Bedingungen, 
unter  denen  Kommunikationsprozesse  ablaufen.  Die  Rahmenbedingungen 
einer  Interaktionssituation  stellen  natürlich  ebenfalls  wichtige  kommuni- 
kative Kriterien  dar.  Schließlich  besteht  ein  Unterschied  darin,  ob  man  sich 
„mit  jemandem  auf  einer  lärmenden  Straße  im  Regen  oder  auf  einer 
Parkbank  im  Sonnenschein"^^  unterhält.  Findet  außerdem  die  Kommuni- 
kation in  der  Privatwohnung  einer  der  Gesprächspartner  statt,  schließt 
dessen  Gegenüber  in  der  Regel  aus  den  Einrichtungsgegenständen,  der 
Sauberkeit  und  der  allgemeinen  Atmosphäre  des  privaten  Bereichs  auf 
bestimmte  Eigenschaften  des  Wohnungsinhabers. 

Parasprache  ist  nun  die  einzige  der  sieben  Kategorien  nach  Hübler,  die 
Hervorbringungen  der  menschlichen  Stimme  untersucht.  Sie  umfasst 
sowohl  bewusst  einsetzbares  Sprachvermögen  wie  Tonhöhe,  Lautstärke, 
Intonation,  Pausengliederung  und  Akzentuierung,  als  auch  unbewusst 
auftretende  Sprachstörungen  wie  Stottern  oder  diverse  Sprachfehler.  In 
Anlehnung  an  George  Träger^  ^  unterscheidet  Hübler  zwei  Gruppen  von 
parasprachlichen  Erscheinungen:  Stimmqualitäten  und  Vokalisationen.  Zu 
ersteren  zählen  die  eher  konstanten  und  kontrollierbaren  Stimmmerkmale 
wie  Tonhöhenspanne,  Tonhöhen-  und  Rhythmuskontrolle,  Sprechtempo 
und  Resonanz.  Unter  Vokalisationen  werden  hingegen  jene  paralingu- 
istischen Momente  zusammengefasst,  die  variabler,  spontaner  und 
situationsgebundener  auftreten  und  außerdem  schwerer  zu  kontrollieren 
sind  als  konstante  Stimmqualitäten.  Hübler  unterscheidet  wiederum  drei 
Arten  von  Vokalisationen:  lautliche  Charakteristika,  lautliche  Qualifi- 
katoren  und  lautliche  Absonderungen.  Zu  ersteren  zählt  Verhalten,  das  den 
momentanen  Zustand  eines  Sprechers  zu  charakterisieren  hilft.  Hierzu 
gehören  etwa  hörbares  Lachen,  Seufzen,  Schniefen,  Husten  u.v.a.m.  Die 
lautlichen  Qualifikatoren  legen  sich  hingegen  „situativ  über  die  kommuni- 


"Ibid.,  S.  19. 
^'Ibid.,  S.21. 

Vgl.  Trager,  George  L.:  Phonetics.  Glossary  and  Tables.  Buffalo  N.Y.:  Univ.  1958 
(Studies  in  Linguistics.  Occasional  Papers  6). 
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kativen  Äußerungen"^  Dazu  zählen  beispielsweise  die  veränderbare 
Intensität  des  Gesprochenen,  vom  Flüstern  bis  zum  lauten  Schreien,  die 
veränderbare  Tonhöhe,  von  Kopfstimme  bis  zum  Brustregister,  und  die 
Dehnung,  „von  schleppender  Sprechweise  bis  zum  Staccato  und  Ver- 
schlucken von  Lauten  oder  Lautfolgen"' Und  schließlich  werden  unter 
der  dritten  Gruppe,  den  lautlichen  Absonderungen,  jene  unartikulierten 
Laute  wie  „äh",  „uh"  oder  „ähm"  zusammengefasst,  die  unsere  verbale 
Kommunikation  tagtäglich  begleiten. 

Das  Feld  des  kinetischen  Verhaltens,  oder  schlicht  der  Kinesik, 
beschäftigt  sich  mit  der  „Ausdrucksqualität  der  beweglichen"' ^  Elemente 
des  menschlichen  Köфers.  Seit  ihrer  Begründung  durch  den  Ethnologen 
Ray  L.  Birdwhistell  in  den  1950er  Jahren  hat  sich  die  ICinesik  zu  einem 
eigenen  anthropologischen  Forschungsgebiet  entwickelt.  Eine  der  gängigs- 
ten Definitionen  stammt  von  Fernando  Poyatos,  der  unter  Kinesik  „die 
systematische  Untersuchung  bewusster  oder  unbewusster  psycho- 
muskulärer  Köфerbewegungen  und  Posen  [...],  die  [.. .]  intentionalen  oder 
nichtintentionalen  Kommunikationswert  besitzen"^°,  versteht.  Zum  For- 
schungsfeld der  Kinesik  zählen  somit  alle  Bewegungen  von  Kopf,  Händen, 
Füßen  und  Beinen,  sowie  Köфerhaltungen  und  Posen,  aber  auch  das 
Blickverhalten  und  die  Mimik  einer  Person,  wie  Lächeln,  Stimrunzeln  oder 
das  Hochziehen  einer  Augenbraue.  Und  schließlich  sind  auch  die  so 
genannten  Automatismen,  also  alle  automatischen  physiologischen  und 
physiochemischen  Reaktionen  des  menschlichen  Köфers,  Teil  des 
kinetischen  Untersuchungsfelds.  Zu  den  Automatismen  zählen  etwa 
КофеггеаИіопеп  wie  Erröten,  Erblassen,  Zittern,  Schweißausbrüche, 
Herzklopfen,  Atemnot  und  Ohnmachtsanfälle. 

Das  sechste  Feld,  jenes  des  В erührungs Verhaltens  bzw.  der  Haptik, 
umfasst  sowohl  das  Berühren  von  Gegenständen  oder  anderen  Personen  als 
auch  Eigenberührungen,  wie  etwa  ein  nachdenkliches  Streicheln  des 
eigenen  Kinns.  Die  Intensität  der  Berührung  deckt  dabei  ein  Spektrum  von 
freundlich-herzlich,  vom  begrüßenden  Handschlag  bis  zum  Kuss,  bis  hin 
zu  aggressiv-feindlichem  Verhalten  ab,  wie  etwa  Kneifen,  Anrempeln  oder 


^'^  Hübler,  Axel:   Das  Konzept  >К0фег<   in  den  Sprach-  und  Kommunikations- 
wissenschaften, S.  18. 
Ibid. 

Aufschnaiter,  Barbara:  Bewegte  Кофег,  S.  36. 

"The  systematic  study  of  the  conscious  or  unconscious  psycho-muscularly-based  body 
movements  and  intervening  or  resulting  still  positions  [...]  that  [...]  posses  intended  or 
unintended  communicative  value."  (Poyatos,  Fernando:  New  Perspectives  in  Nonverbal 
Communication.  Studies  in  Cultural  Anthropology,  Social  Psychology,  Linguistics,  Literature, 
and  Semiotics.  Oxford:  Pergamon  1983,  S.  191.  Dt.  Übersetzung  von  mir  -  D.B.) 
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Schlagen.  Auch  das  Lenken  von  Bewegungen  anderer,  wenn  eine  Person 
einer  anderen  beispielsweise  die  Hand  auf  den  Rücken  legt,  um  sie  in  eine 
bestimmte  Richtung  zu  schieben,  zählt  zum  Untersuchungsgebiet  der 
Haptik.  В erührungs verhalten  kann  nun  einerseits  aufgrund  der  geringen 
кофегІісЬеп  Distanz  vereinnahmend  wirken,  andererseits  darf  aber  nicht 
vergessen  werden,  dass  „taktile  Stimulierung  ein  menschliches  Grund- 
bedürfnis darstellt,  dessen  Nichterfüllung  erhebliche  Störungen  hervorrufen 
kann"^\  Beim  letzten  Feld  nach  Hübler,  dem  Raumverhalten  oder  der 
Proxemik  in  einer  inteфersonalen  Kommunikationssituation,  steht  die 
Nähe  und/oder  die  Distanz  zwischen  den  verschiedenen  Kommunikanten 
im  Mittelpunkt  des  Forschungsinteresses.  Konkret  geht  es  „um  den  Grad 
von  Zu-  und  Abwendung  zwischen  den  Kommunikationspartnem,  um 
Ausschluss  und  Einbezug  einer  oder  mehrerer  Personen  und  um  Sitz-  oder 
auch  Stehordnungen  unter  bestimmten  räumlichen  Gegebenheiten''^^. 
Begründet  wurde  die  Proxemik  als  eigenständige  Disziplin  vom  Anthro- 
pologen Edward  T.  Hall,  der  sie  laut  Körte  „als  eine  allgemeine  Semiotik 
des  Raumes"^^  definiert. 

Die  letztgenannten  drei  Felder,  Kinesik,  Haptik  und  Proxemik,  die  sich 
den  spontan  veränderlichen  und  direkt  durch  den  menschlichen  Кофег 
vermittelbaren,  nonverbalen  Interaktionsvorgängen  widmen,  werden  von 
Körte  auch  als  die  Modi  des  Nonverbalen  bezeichnet.  Während  aber  die 
eben  skizzierte  Einteilung  auf  die  Frage  „wie  wird  kommuniziert?" 
antwortet,  versuchen  andere  Юassifizierungen  nonverbale  Kommunikation 
nach  ihren  Funktionen  zu  gliedern.  In  diesem  Zusammenhang  steht  also  die 
Frage  „wie  funktioniert  NVK?"  im  Vordergrund.  Hierauf  antworten  Paul 
Ekman  und  Wallace  F.  Friesen  bereits  1969  in  ihrer  Studie  The  Repertoire 
of  Nonverbal  Behavior,  indem  sie  nonverbale  Signale  in  fünf  Funktions- 
klassen unterteilen,  die  mit  geringen  Modifizierungen  auch  von  Barbara 
Körte  und  Axel  Hübler  übernommen  werden.  Körte  unterscheidet 
zwischen  Emotionsdarstellungen  bzw.  Emotionsausdrücken,  Extemali- 
satoren,  Illustratoren,  Regulatoren  und  Emblemen. 

Unter  Emotionsausdrücken  werden  jene  köфersprachlichen  Signale 
zusammengefasst,  die  ..momentane  psychische  Befindlichkeiten"  einer 
Person  anzeigen,  also  ,Affekte,  Stimmungen  und  andere  vorübergehende 
Gemüts  Verfassungen"^'^.  Da  nonverbale  Kommunikation,  die  Gefühle  zum 


Körte,  Barbara:  КофегзргасЬе  in  der  Literatur,  S.  69f. 
Hübler,  Axel:   Das  Konzept  >К0фег<   in  den  Sprach-  und  Kommunikations- 
wissenschaften, S.  18. 

Körte,  Barbara:  Köфersprache  in  der  Literatur,  S  39. 
Ibid.,  S.  41  (kursive  Hervorhebung  im  Original). 
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Ausdruck  bringt,  in  der  Regel  spontaner  und  unkontrollierter  erfolgt  als 
verbale  Kommunikation,  gelten  Emotionsausdrücke  als  eine  recht 
„verlässliche  Informationsquelle  fur  den  Gemütszustand"^^  einer  Person. 
Meist  handelt  es  sich  dabei  um  kinetische,  v.a.  mimische  Erscheinungen, 
bei  denen  sich  momentane,  situationsabhängige  Emotionen,  wie  Glück, 
Überraschung,  Wut,  Ärger,  Angst  und  Ekel  im  Gesicht  einer  Person 
widerspiegeln. 

Im  Gegensatz  zu  den  Emotionsausdrücken  kennzeichnen  Extemal- 
isatoren  eine  Person  dauerhafter  und  begleiten  sie  oft  sogar  ein  Leben  lang. 
Es  handelt  sich  dabei  also  um  jene  Ausdrucksformen  der  NVK,  die  über 
längerfristige  Befmdlichkeiten  einer  Person  informieren.  Sie  vermitteln 
,/elativ  stabile  mentale  Gegebenheiten  (dauerhafte  Gemütszustände  wie 
eine  psychische  Krankheit,  Einstellungen,  [...]  Persönlichkeitsmerkmale) 
sowie  geistige  Aktivitäten  und  Zustände. "^^  Ein  nervöser  Tick,  wie  etwa 
ein  ständig  zuckendes  Augenlid,  stellt  einen  kinetischen  Extemalisator  dar. 
Wenn  eine  Person  beispielsweise  nach  einem  Unfall  dauerhaft  hinkt,  oder 
aufgrund  einer  chronischen  Atemwegserkrankung  nur  kurzatmig  sprechen 
kann,  handelt  es  beim  ersten  Fall  ebenfalls  um  einen  kinetischen  Extemali- 
sator und  beim  zweiten  um  einen  paralinguistischen. 

Unter,  der  dritten  Funktionsklasse,  den  Illustratoren,  werden  jene 
Formen  der  NVK  zusammengefasst,  die  redebegleitend  auftreten  und 
direkten,  inhaltlichen  Bezug  auf  das  Gesprochene  nehmen.  Es  handelt  sich 
demnach  um  nonverbale  Akte,  meist  Bewegungen  mit  Händen  und  Armen, 
die  „eine  verbale  Mitteilung  betonen,  strukturieren,  komplettieren  und 
unterstützen;  gelegentlich  signalisieren  sie  in  metakommunikativer 
Funktion,  wie  ein  Sprechakt  aufzufassen  isf  "^.  Wird  beispielsweise  eine 
verbale  Aussage  von  einem  Augenzwinkern  begleitet,  so  weiß  der 
Kommunikationspartner  automatisch,  dass  diese  Äußerung  nicht  ganz  ernst 
gemeint  ist.  Barbara  Körte  teilt  Illustratoren  in  Anlehnung  an  Fernando 
Poyatos  in  vier  Subkategorien  ein  und  unterscheidet  zwischen  Sprach- 
markem,  Deiktika,  Raum-  und  Zeitmarkem,  sowie  Piktogrammen.  Unter 
Sprachmarkem  werden  jene  Körperbewegungen  zusammengefasst,  die 
bewusst  oder  unbewusst  „Teile  der  verbalen  Äußerung  betonen,  ihren 
Rhythmus  unterstreichen  oder  sie  segmentieren'"^^.  Deiktika  sind  meist 
Hand-  oder  Kopft^ewegungen,  mit  denen  auf  Personen,  Gegenstände  oder 
örtliche  Gegebenheiten  hingezeigt  wird.  Unter  Raum-  und  Zeitmarkem 


Ibid.,  S.  42. 
Ibid.,  S.  43. 
Ibid.,  S.  47. 
^«Ibid. 
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werden  Gesten  verstanden,  „die  Größe,  Distanz,  Ort,  Zeitpunkt  oder  -dauer 
illustrieren"^^.  Und  schließlich  werden  unter  Piktogrammen  jene  Hand- 
gesten subsumiert,  mit  denen  Gegenstände,  Bewegungen  oder  bestimmte 
moralische  und  körperliche  Eigenschaften  von  Personen  ikonisch 
nachgezeichnet  werden. 

Auch  die  vierte  Funktionsklasse,  jene  der  Regulatoren,  tritt  rede- 
begleitend auf.  Doch  im  Gegensatz  zu  den  Illustratoren  verhält  sich  diese 
Form  gegenüber  „der  Aussage  assoziierter  Sprechakte  neutral''^^.  Wie  die 
Bezeichnung  also  schon  impliziert,  handelt  es  sich  bei  Regulatoren  um 
solche  nonverbale  Akte,  die  den  Gesprächsablauf  steuern  und  regulieren, 
ohne  sich  dabei  auf  den  Inhalt  des  Gesprochenen  zu  beziehen.  Von  ihnen 
hängt  beispielsweise  ab,  „ob  ein  Sprecher  mit  seinen  Ausfuhrungen  fort- 
fährt, etwas  wiederholt,  sich  darum  bemüht,  in  seinen  Ausführungen 
interessanter  zu  sein,  oder  aber  seinen  Gesprächspartner  zu  Wort  kommen 
lässt."^^  Regulatoren  können  kinetischen,  haptischen  und  proxemischen 
Ursprungs  sein.  Zwei  der  gängigsten  kinetischen  Regulatoren  in  westlichen 
Kulturen  sind  das  Kopfnicken  und  die  nach  oben  zeigende  Handfläche,  mit 
denen  ein  Gesprächspartner  zum  Sprechen  aufgefordert  wird. 

Unter  der  fünften  und  letzten  Funktionsklasse,  jener  der  Embleme, 
versteht  die  NVK-Forschung  jene  nonverbalen  Akte,  „für  deren  Signifikat 
im  Lexikon  einer  Sprache  eine  verbindliche  verbale  Übersetzung  vor- 
handen ist  und  die  wie  Sprache  intentional  zur  Kommunikation  einge- 
setzf  werden.  Embleme  sind  also  Gesten,  für  die  es  ein  direktes  verbales 
Pendant,  respektive  eine  Wörterbuchdefinition  gibt.  Bei  den  Benutzem 
eines  Emblems  handelt  es  sich  meist  um  Mitglieder  derselben  ethnischen, 
sozialen  und/oder  kulturellen  Gruppe.  Da  die  Zuordnung  von  Signifikant 
und  Signifikat  oftmals  rein  konventionell  erfolgt  und  damit  kultur- 
spezifisch  ist,  kann  die  Entzifferung  eines  Emblems  für  Außenstehende  ein 
großes  Problem  darstellen.  In  westlichen  Kulturen  sind  etwa  Embleme  wie 
das  OK-Zeichen,  das  Victory-Zeichen  oder  der  ausgestreckte  Mittelfinger 
als  obszöne  Beleidigung  weit  verbreitet;  es  ist  jedoch  fraglich,  ob  diese 
Gesten  auch  in  Asien  oder  Afrika  adäquat  verstanden  würden. 

Natürlich  beziehen  sich  all  die  eben  vorgestellten  Termini  ursprünglich 
auf  die  real  stattfindende,  interaktive  Kommunikationssituation  des  sozi- 


Ibid.,  S.  49. 

Hübler,  Axel:  Das  Konzept  >К0фег<  in  den  Sprach-  und  Kommunikationswissen- 
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alen  Lebens  und  dienen  deshalb  auch  zunächst  der  Untersuchung  psycholo- 
gischer, anthropologischer,  ethnologischer  und  interkultureller  Alltags- 
phänomene. Für  den  hier  geplanten  intermedialen  Vergleich  muss  deshalb 
zunächst  geklärt  werden,  wie  sich  diese  Begriffe  bei  der  Analyse  narrativer 
Texte  auf  Roman  und  Spielfilm  anwenden  lassen. 

1.3.  Ein  Kommunikationsmodell  für  narrative  Texte 

Eine  Möglichkeit  die  NVK-Forschung  für  die  Untersuchung  künstlerischer 
Werke  nutzbar  zu  machen,  besteht  nun  darin,  die  oben  definierten  Termini 
auf  den  Ebenen  eines  narrativen  Kommunikationsmodells  zu  verorten,  das 
von  Cordula  Kahrmann,  Gunter  Reiß  und  Manfred  Schluchter  in  der  Studie 
Erzähltextanalyse  entwickelt  wurde,  und  das  auch  bereits  von  Barbara 
Körte  und  Barbara  Aufschnaiter  zur  Untersuchung  nonverbaler  Elemente 
in  literarischen  Werken  verwendet  wurde.  Will  man  dieses  Modell  aber, 
wie  hier  beabsichtigt,  auch  auf  das  audio-visuelle  Medium  Film  anwenden, 
so  müssen  seine  narratologischen  Eckpfeiler  um  wesentliche  film- 
sprachliche  Termini  ergänzt  werden. 

Das  Modell  nach  Kahrmann  et  al.  besteht  aus  fünf  Interaktionsniveaus 
(N1  bis  N5),  fur  die  eine  theoretische  Kommunikationssituation  zwischen 
einem  Sender  (S)  und  einem  Empfänger  (E)  als  Ausgangsbasis  ange- 
nommen wird.^^  Dabei  entsteht  eine  Gliederung  in  einen  textintemen  und 
einen  textextemen  Bereich.  Dem  textintemen  Bereich  werden  drei 
Kommunikationsniveaus  zugeordnet  (N1  bis  N3),  dem  textextemen  zwei 
(N4  und  N5).  Auf  dem  ersten  Niveau  N1  begegnen  sich  die  handelnden 
Personen  des  narrativen  Textes  und  treten  miteinander  in  Kontakt.  Es 
handelt  sich  also  um  die  Ebene  der  fiktiven  Figurenkommunikation.  Der 
Sender  Sl  und  der  Empfänger  El  sind  Protagonisten  im  literarischen  bzw. 
filmischen  Werk  und  treten  als  Kommunikationspartner  im  Kunstwerk  auf 
Zur  Ebene  N1  gehören  neben  der  Figurenrede  auch  Handlungen  und 
Haltungen  der  Figuren,  Figurenbestand  und  die  Figurenkonstellafion. 

Das  Kommunikationsniveau  N2  stellt  nun  die  Ebene  der  erzählenden 
Figuren  dar,  also  jene  der  Erzählinstanz.  Hier  wendet  sich  der  Erzähler  des 
Werkes  als  Sender  S2  an  einen  fiktiven  Empfänger  E2.  Auf  diesem  Niveau 
treten  bereits  auffällige  Unterschiede  zwischen  literarischem  und  filmi- 
schem Text  zutage.  So  muss  für  ein  literarisches,  narratives  Werk 
gmndsätzlich  festgehalten  werden,  dass  in  ihm  immer  eine  Erzählinstanz 

Vgl.  Kahrmann,  Cordula  et  al.:  Erzäliltextanalyse.  Eine  Einführung.  Frankfurt  a.  M.: 
Hain-1991.S.  43-53. 
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eingeschrieben  ist,  die  entweder  als  Ich-Erzähler,  auktorialer,  personaler 
oder  unzuverlässiger  Erzähler  auftritt,  und  als  solcher  auch  selbst  eine 
handelnde  Figur  auf  dem  Niveau  N1  sein  kann.  Im  Film  werden  die 
erzählten  Ereignisse  hingegen  direkt  als  Bilder  wiedergegeben,  weshalb 
eine  Erzählinstanz,  wie  sie  im  literarischen  Werk  auftritt,  nicht  obliga- 
torisch ist.  Es  kann  jedoch  durchaus  eine  dem  literarischen  Erzähler 
verwandte  Instanz  vorkommen.  Etwa  in  Form  einer  Off-Stimme,  die  die 
bildlich  dargestellten  Ereignisse  auf  akustischer  Ebene  kommentiert,  oder 
in  Form  von  eingeblendeten  Texttafeln,  die  meist  am  Anfang  eines  Films 
einige  Anmerkungen  zur  Vorgeschichte  des  Erzählten  liefern.  Auch  eine 
Figur,  die  grundsätzlich  als  handelnde  Person  auf  N1  agiert,  sich  aber 
plötzlich  an  den  Zuseher  wendet,  indem  sie  direkt  in  die  Kamera  spricht, 
kann  als  Erzählinstanz  bezeichnet  werden.  Es  gilt  jedoch  zu  berück- 
sichtigen, dass  selbst,  wenn  eine  Erzählerinstanz  im  Film  auftaucht,  diese 
in  der  Regel  nur  eine  vorübergehende  Erscheinung  ist  und  im  Gegensatz 
zum  Erzähler  des  literarischen  Werkes  nach  ihren  sporadischen  Auftritten 
auch  wieder  verschwindet. 

Während  sich  die  Niveaus  N1  und  N2  demnach  mit  den  konkret  im 
literarischen  Text  eingeschriebenen,  bzw.  im  Film  visualisierten  Kommu- 
nikationsinstanzen beschäftigen,  stellt  das  Niveau  N3,  die  Ebene  des 
Autorenbewusstseins,  das  Erzählkonzept  der  narrativen  Kommunikation 
dar.  Auf  dieser  Ebene  werden  somit  jene  Textmerkmale  untersucht,  die  zur 
formalen  Gestaltung  des  Inhalts  beitragen.  Beim  literarischen  Text  werden 
auf  diesem  Niveau  etwa  der  Umfang  der  Erzählung,  der  Gegenstand  des 
Erzählens  (also  Stoff  und  Motive),  die  Art  der  Präsentation  des  Erzählten, 
die  Kapiteleinteilung,  die  Wahl  der  Überschriftengestaltung  oder  die 
Gliederung  des  Textes  untersucht.^"^  Was  den  Film  betrifft,  so  lassen  sich 
auf  dem  Niveau  des  Autorenbewusstseins  v.a.  die  formalen  Gestaltungs- 
merkmale und  somit  alle  technischen  Aspekte  der  Filmsprache  verorten, 
wie  Einstellungsgrößen  (Weit,  Total,  Halbtotal,  Halbnah,  Amerikanisch, 
Nah-,  Groß-  und  Detailaufnahme),  Kameraperspektiven  (Untersicht, 
Aufsicht),  Kamerabewegung,  Beleuchtung,  Tongestaltung  und  Montage. 

Neben  den  textintemen  Kommunikationsprozessen  finden  aber  wie 
erwähnt  auch  textexteme  Interaktionen  statt.  Diese  sind  nicht  mehr  als 
fiktive  Kommunikationssituationen  zu  verstehen,  sondern  als  reale,  die  sich 
zwischen  dem  Autor  und  dem  Rezipienten  als  tatsächlich  existierende, 
historische  Personen  abspielen.  Es  muss  jedoch  bedacht  werden,  dass  diese 
Kommunikationssituationen  meist  in  ihrem  „Vollzug  [...]  unterbrochen"^^ 
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sind,  da,  abgesehen  von  Dichterlesungen  oder  Filmvorführungen,  bei 
denen  der  Regisseur  anwesende  ist,  in  der  Regel  kein  direkter, 
wechselseitiger  Austausch  zwischen  Autor  bzw.  Filmemacher  und  Leser 
bzw.  Zuseher  stattfindet.  Zum  textextemen  Bereich  zählen  die  beiden 
Kommunikationsniveaus  N4  und  N5.  N4  ist  der  Bereich  der  Produktion 
respektive  der  Rezeption  des  narrativen  Textes.  Im  Falle  des  literarischen 
Werkes  tritt  meist  nur  ein  einziger  Autor  als  realer  Produzent  des  Textes 
auf,  seltener  trifft  man  auf  ein  Autorenduo  oder  eine  Autorengruppe.  Im 
Gegensatz  dazu  muss  beim  Film  bedacht  werden,  dass  der  Regisseur 
immer  als  Repräsentant  eines  ganzen  Autorenkollektives  auftritt,  unter  dem 
Produzenten,  Drehbuchautoren,  Kamera-  bzw.  Tontechniker,  Kameraleute, 
Kostümbildner,  Visagisten,  Cutter,  Beleuchter  und  viele  andere 
Mitwirkende  am  Gesamtprodukt  Film  subsumiert  werden.  Das  Niveau  N5 
stellt  schließlich  den  Bereich  des  historischen  Kontextes  im  weitesten 
Sinne  dar.  Ein  direktes  Kommunikations  Verhältnis  zwischen  Autor  und 
Rezipient  ist  hier  so  gut  wie  gar  nicht  mehr  gegeben,  da  sich  beide  als 
historische  Personen  gegenüberstehen  und  aus  kulturell  und  geschichtlich 
getrennten  Lebenswelten  stammen  können. 

Für  eine  Analyse  von  Köфersprache  in  literarischen  Erzähltexten  sind 
nun  v.a.  die  beiden  Niveaus  N1  und  N2  relevant,  da  die  im  Text  stattfin- 
dende nonverbale  Kommunikation  ja  von  den  handelnden  Personen 
durchgeführt  und  vom  Erzähler  beschrieben  wird.  Im  Falle  von 
Dostojewskij  s  Verbrechen  und  Strafe  werden  somit  die  sinnstiftenden,  von 
den  Figuren  ausgeführten  nonverbalen  Akte  analysiert  und  veranschaulicht, 
wie  der  Erzähler  diese  zur  Erschaffung  der  Albtraumatmosphäre  einsetzt. 
Für  die  Analyse  von  NVK  im  Film  muss  jedoch,  neben  dem  Kommuni- 
kationsniveau N1,  auf  dem  die  fiktive  Figurenkommunikation  stattfindet, 
v.a.  das  Niveau  des  Autorenbewusstseins  N3  berücksichdgt  werden.  Denn 
die  Vermittlung  körpersprachlicher  Akte,  die  im  literarischen  Werk  der 
Erzähler  auf  N2  übernimmt,  wird  im  Film  meist  auf  formal-technischer 
Ebene  realisiert.  Im  Zusammenhang  mit  Dhalias  Film  Nina  wird  deshalb 
u.a.  auch  die  filmsprachliche  Gestaltung  der  von  den  Schauspielem 
ausgeführten  nonverbalen  Akte  untersucht. 


2.  Eine  einleitende  These  zu  Dostojewskij  s  Roman 

Der  erste  von  Dostojewskij  s  fünf  großen  Romanen,  Verbrechen  und  Strafe 
(Prestuplenie  i  nakazanie  1866),  ist  dem  deutschsprachigen  Leser  meist 
unter  dem  Titel  Schuld  und  Sühne  weit  besser  bekannt.  Doch  diese 
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Übersetzung  ist  etwas  unglücklich,  deutet  sie  doch,  im  Gegensatz  zum 
Originaltitel,  eher  eine  religiöse  denn  eine  juristische  Konnotation  an.^^ 
Und  obwohl  Glaube  und  Religion,  wie  in  beinah  allen  Werken 
Dostojewskijs,  auch  in  Verbrechen  und  Strafe  eine  gewichtige  Rolle 
spielen,  steht  doch  viel  eher  der  persönliche  Gewissenskonflikt  eines  im 
Grunde  anständigen  und  durch  falsche  Überzeugungen  zum  Mörder 
gewordenen  Menschen  in  diesem  , Rückläufigen  Detektivroman"^^  im 
Vordergrund. 

Aus  intermedialer,  auf  Literatur  und  Film  fokussierender  Perspektive 
ist  interessant,  dass  es  sich  bei  Verbrechen  und  Strafe  nicht  nur  um  das 
meist  verfilmte  Werk  Dostojewskijs  handelt,  sondern  sogar  -  ganz  generell 
-  um  den  bislang  meist  verfilmten  Roman  in  russischer  Sprache.  Wie 
schon  eine  kurze  Recherche  auf  IMDb  (The  Internet  Movie  Database) 
belegt,  finden  sich  zwischen  1910  und  2010  allein  28  eingetragene  Filme, 
die  sich  direkt  auf  diesen  Roman  beziehen.  Damit  liegt  er  noch  vor  Tolstojs 
Anna  Karenina  mit  24  eingetragenen  Verfilmungen.  Interessant  ist 
außerdem,  dass  von  diesen  28  Filmen  allein  10  zwischen  1994  und  2008 
entstanden  sind,  womit  bewiesen  sein  dürfte,  dass  der  Roman  auch  im 
Umbruch  zum  21 .  Jahrhundert  nichts  an  Aktualität  eingebüßt  hat. 

Weshalb  ist  aber  gerade  dieses  Werk  eine  so  beliebte  Inspirationsquelle 
für  den  Film?  Vorab  soll  als  erste  grobe  Antwort  auf  diese  Frage  eine 
These  skizziert  werden,  die  ich  im  späteren  Vergleich  mit  Heitor  Dhalias 
Film  noch  ausführlicher  darlegen  werde.  Meines  Erachtens  beruht  ein 
wesentlicher  Grund  für  die  große  Beliebtheit  von  Verbrechen  und  Strafe 
bei  Filmemachern  rund  um  den  Globus  auf  einem  in  diesem  Roman 
explizit  zutage  tretenden,  poetologischen  Aspekt,  der  in  beträchtlichem 
Maße  von  der  nonverbalen  Kommunikation  der  im  Werk  agierenden 
Figuren  getragen  wird.  Wie  bereits  angedeutet,  handelt  es  sich  bei 
Verbrechen  und  Strafe  um  einen  Kriminalroman,  in  dem  nicht  das 
Aufdecken  des  Verbrechens  im  Vordergrund  steht,  denn  aus  der  Tatsache 
das  Raskolnikow  ein  Mörder  ist  wird  nie  ein  Hehl  gemacht,  sondern  die 


Zwar  übersetzte  Alexander  Eliasberg  den  Titel  bereits  1921  richtig  als  Verbrechen  und 
Strafe  (vgl.  Dostojewskij,  Fjodor:  Verbrechen  und  Strafe.  Potsdam:  Kiepenheuer  1921),  doch 
im  alltäglichen  Sprachgebrauch  bürgerte  sich  -  wohl  auch  aufgrund  des  großen  Erfolgs  der 
zwischen  1906  und  1919  bei  Piper  erschienen  Dostojewskij -Gesamtausgabe  -  die 
Bezeichnung  Schuld  und  Sühne  ein.  Erst  ab  1 994  setzte  sich  dank  der  Neuübersetzung  von 
Swetlana  Geier  für  den  Ammann-Verlag  allmählich  der  richtig  übersetzte  Titel  durch.  (Vgl. 
hierzu:  Gerigk,  Horst-Jürgen:  Dostoevskij  und  Deutschland.  In:  Ressel,  Gerhard  und  Stahl, 
Henrieke  (Hg.):  Die  Slaven  und  Europa.  Frankfurt  a.  M.:  Peter  Lang  2008,  S.  105-1 17). 

"  Braun,  Maximilian:  Dostojewskij.  Das  Gesamtwerk  als  Vielfalt  und  Einheit.  Göttingen: 
Vandenhoeck  &  Ruprecht  1976,  S.  120. 
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„Analyse  eines  Erkenntnisprozesses,  der  sich  nach  vollbrachter  Tat  im 
Täter  vollzieht"^^  Dieser  Läuterungsweg  Raskolnikows  wird  von  einer 
Krise  begleitet,  die  den  Mörder  auch  кофегИсЬ  erkranken  lässt.  Er  leidet 
an  heftigen  Fieberschüben,  Ohnmachtsanfällen,  Halluzinationen  und 
Angstzuständen.  Mit  der  Terminologie  der  NVK-Forschung  gesprochen, 
handelt  es  sich  bei  diesen  krankhaften  Zuständen  um  Automatismen,  die 
dazu  beitragen,  dass  Raskolnikow  oftmals  nicht  mehr  zwischen 
Wahnvorstellung  und  Realität  unterscheiden  kann.  Er  befindet  sich  in 
einem  psychosomatischen  Ausnahmezustand,  der  dem  gesamten  Roman 
eine  albtraumhafte  Atmosphäre  verleiht.  Diese  unheimliche  Atmosphäre, 
die  Dostojewski]  mit  Hilfe  seiner  ganz  spezifischen  Erzählinstanz  kreiert, 
eröffnet  nun  dem  Film  eine  Vielzahl  höchst  interessanter  gestalterischer 
Optionen,  die  bei  der  späteren  Analyse  von  Nina  im  Detail  ausgearbeitet 
werden  sollen.  Zunächst  werden  in  den  ft)lgenden  Kapiteln  die  wichtigsten, 
narrativen  Merkmale  des  Dostojewski] -Romans  unter  Berücksichtigung 
der  auffälligsten,  nonverbalen  Kommunikationselemente  vorgestellt. 


2.1.  АиАэаи  des  Romans  -  materielle  Not  und  Napoleonische  Idee 

Verbrechen  und  Strafe  besteht  aus  sechs  Teilen,  in  denen  die  schicksal- 
haftesten ftinfzehn  Tage  im  Leben  des  Ex-Studenten  der  Rechtswissen- 
schaften, Rodion  Romanowitsch  Raskolnikow,  beschrieben  werden,  sowie 
aus  einem  Epilog,  der  den  Helden  eineinhalb  Jahre  nach  dem  von  ihm 
begangenen  Verbrechen  während  der  Haftverbüßung  in  Sibirien  zeigt.  Zu 
Beginn  des  Romans  befindet  sich  Raskobiikow  in  einer  äußerst  prekären 
finanziellen  Notlage  und  beschließt,  die  unter  ihren  Kunden  als  boshaft  und 
geldgierig  verrufene  alte  Pfandleiherin  Aljona  Iwanowna  umzubringen  und 
auszurauben.  Der  erste  Teil  des  Romans  skizziert  den  Weg  ins  Verbrechen 
und  den  Vollzug  der  Tat.  Dabei  wird  Raskolnikows  materielle  Not,  als 
objektive  Situation,  auf  die  er  subjektiv  mit  Raubmord  reagiert,^^  in  den 
Mittelpunkt  des  Geschehens  gerückt. 


Neuhäuser,  Rudolf:  F.  M.  Dostojevskij.  Die  großen  Romane  und  Erzählungen. 
Іпіефгеіаііопеп  und  Analysen.  Wien,  Köln,  Weimar:  Böhlau  1993,  S.  62. 

In  seiner  Studie  Die  Sache  der  Dichtung  (Hürtgenwald:  Pressler  1991,  S.  28f.) 
unterscheidet  Horst- Jürgen  Gerigk  zwischen  einer  „objektiven"  und  einer  „subjektiven" 
Situation  der  im  literarischen  Werk  auftretenden  Protagonisten.  Die  objektive  Situation 
entspricht  dabei  der  tatsächlichen  Lebenslage,  in  der  sich  eine  Person  befindet,  während  die 
subjektive  zeigt,  wie  diese  Person  auf  ihre  objektive  Situation  reagiert  bzw.  wie  sie  diese 
ignoriert.  Mit  seinem  Aufsatz  „Über  das  Verbrechen"  verschafft  sich  Raskolnikow  eine 
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Diese  materiellen  Gründe  für  das  Verbrechen  werden  in  den  folgenden 
fünf  Teilen  des  Romans,  in  denen  Raskolnikows  angstbeladene  Alb-  und 
Fieberträume,  sein  Erkenntnisweg  und  schließlich  das  freiwillige 
Geständnis  auf  dem  Polizeirevier  geschildert  werden,  von  einem  weiteren 
Motiv  begleitet,  das  in  seiner  Theorie  des  Napoleonischen  Übermenschen 
gründet  und  ebenfalls  als  subjektiver  Auslöser  für  das  Verbrechen  wirksam 
wird.  Die  Idee  des  Übermenschen  entwickelte  Raskolnikow  noch  während 
seiner  Studienzeit  und  fasste  sie  ein  Jahr  vor  Einsetzen  der  Gegenwarts- 
handlung in  einem  Aufsatz  zusammen,  der  in  der  Zwischenzeit  ohne  sein 
Wissen  in  einer  Zeitschrift  publiziert  wurde.  Darin  teilt  Raskobiikow  die 
Menschheit  in  gewöhnliche  und  außergewöhnliche  Menschen  ein.  Die 
gewöhnlichen  Menschen,  die  breite  Masse,  die  er  auch  abschätzig  als 
Läuse  bezeichnet,  müssen  sich  an  die  Gesetze  und  gesellschaftlichen 
Regebi  halten,  während  die  außergewöhnlichen  Menschen  -  wie  Lykurg, 
Cäsar  oder  Napoleon  -  das  Recht  haben,  diese  Gesetze  zu  übertreten,  um 
dadurch  die  Entwicklung  der  Menschheit  voranzutreiben.  Mit  dem  Mord 
an  der  Pfandleiherin  Aljona  will  sich  Raskobiikow  nun  selbst  beweisen, 
dass  er  zu  den  außergewöhnlichen  Menschen  zählt,  und  dass  sein  Gewissen 
auch  die  Last  eines  Mordes  auszuhalten  vermag. 

Doch  der  Mord  wird  nicht  zum  erhofften,  heroischen  Befreiungsschlag 
gegen  drückende  Armut  und  gesellschaftliche  Moralvorstellungen. 
Zunächst  taucht  nach  der  Tat  unverhofft  Aljonas  gutmütige,  geistig 
zurückgebliebene  Schwester  Lisaweta  am  Tatort  auf  und  Raskolnikow  ist 
gezwungen,  auch  sie,  die  einzige  Zeugin  des  Verbrechens,  mit  dem  Beil  zu 
erschlagen.  Danach  erbeutet  er  in  seiner  Panik  nur  einen  unwesentlichen 
Bruchteil  von  Aljonas  Vermögen;  die  Beute  rührt  er  später  auch  gar  nicht 
mehr  an,  und  schließlich  entwickelt  sich  der  Doppelmord  zum  wahren, 
psychischen  Dilemma,  denn  er  stürzt  Raskolnikow  in  unlösbare  Gewis- 
senskonflikte. Er  muss  feststellen,  dass  er  im  Sinne  seiner  Theorie  kein 
außergewöhnlicher  Napoleonischer  Mensch  ist,  sondern  nur  ein  schäbiger 
kleiner  Mörder,  den  seine  Tat  beinah  in  den  Wahnsinn  treibt.  Hinzu 
kommt,  dass  ihn  der  Untersuchungsrichter  Porfirij  Petrowitsch  von  Anfang 
an  aufgrund  des  ihm  bekannten  Artikels  vom  Übermenschen  als  Mörder 
unter  Verdacht  hat  und  in  verschiedenen  Verhörsituationen  grausame 
psychologische  Spielchen  mit  ihm  treibt.  Der  einzige  Mensch,  dem  sich 
Raskolnikow  anvertrauen  kann,  ist  die  Prostituierte  Sonja,  ein  erst 
ISjähriges  Mädchen  aus  ärmsten  Verhältnissen,  dem  Raskolnikow 
schließlich  den  Doppelmord  gesteht.  Sonja  überredet  ihn  dazu,  sich  der 


philosophische  Anerkennung  seiner  eigenen  Gewaltbereitschaft  angesichts  der  prägenden 
Selbsterfahrung  finanzieller  Ohnmacht. 


Dostojewski]  in  Brasilien 


59 


Polizei  zu  stellen.  Er  folgt  ihrem  Rat  und  wird  schließlich  zu  acht  Jahren 
Zwangsarbeit  in  Sibirien  verurteilt,  wohin  ihm  Sonja,  wie  man  im  Epilog 
des  Romans  erfährt,  tatsächlich  folgt  und  wo  sich  allmählich  leise 
Hoffnungen  auf  ein  neues,  glücklicheres  Leben  in  Raskolnikow  zu  regen 
beginnen.  Wie  so  oft  bei  Dostojewskij  bleibt  aber  diese  Hoffnung  vage  im 
Raum  stehen  und  es  fällt  kein  weiteres  Wort  über  den  Lebensweg,  den 
Raskolnikow  nach  Verbüßung  seiner  Haftstrafe  einschlägt. 

Worin  besteht  nun  die  narrative  Besonderheit  des  Romans,  die  ihn  bis 
heute  so  erfolgreich  macht?  Worauf  begründet  sich  seine  Modernität?  In 
der  Folge  soll  mit  Hilfe  von  Michail  Bachtins  Studie  Probleme  der  Poetik 
Dostojewskij  s  eine  Antwort  auf  diese  Fragen  versucht  werden.  Aus 
köфersprachlicher  Perspektive  rücken  dabei  die  beiden  Kommunikations- 
niveaus N1  und  N2  aus  dem  unter  3.  skizzierten  Modell  nach  Kahrmann  et 
al.  ganz  besonders  in  den  Mittelpunkt. 

2.2.  Von  der  Dialogizität  zum  polyphonen  Roman 

Laut  Bachtin  sind  Dostojewskij  s  Romane  wie  „große  Dialoge"  konstruiert, 
wobei  diese  Gestaltungsform  nicht  nur  auf  der  Ebene  der 
Figurenkommunikation  N1  auffällig  zutage  tritt,  sondern  auch  auf  N2,  der 
Ebene  der  Erzählerinstanz.  Der  Erzähler  in  Dostojewskij  s  Werken  gibt 
demnach  nicht  nur  die  Gedanken  seiner  Protagonisten  wieder,  sondern  lässt 
diese  auch  stets  über  die  Argumente  und  Positionen  anderer  Figuren 
reflektieren.  Diese  Gegenstimmen  baut  der  Erzähler  nun  in  den  inneren 
Monolog  seiner  Figuren  ein,  der  deshalb  -  streng  genommen  -  eigentlich 
als  innerer  Dialog  bezeichnet  werden  müsste.  Laut  Bachtin  kennzeichnet 
diese  innere  Dialogsituation  bereits  Dostojewskij  s  frühe  Werke  wie  Arme 
Leute  (Bednye  ljudi  1845)  oder  Der  Doppelgänger  (Dvojnik  1846).  Der 
Held  des  letztgenannten  Romans,  der  Titularrat  Jakow  Petrowitsch 
Goljadkin,  ist  etwa  auf  dem  Kommunikationsniveau  N1  ständig  in 
Selbstgespräche  verstrickt,  in  denen  er  sich  mit  einer  fremden,  ihn 
neckenden,  verspottenden  oder  auch  tadelnden  Stimme  auseinandersetzt. 
Aber  auch  auf  dem  Niveau  N2  lässt  sich  in  diesem  Roman  eine  dialogische 
Gestaltung  erkennen,  da  der  Erzähler  die  Worte  Goljadkins  ständig 
unkommentiert  in  seine  Ausfuhrungen  einfließen  lässt  und  damit  ebenfalls 
in  Dialog  mit  seinen  Helden  tritt.  Der  Leser  des  Romans  weiß  deshalb  nie 
genau,  ob  der  Erzähler  Goljadkin  nun  parodiert,  oder  ob  er  tatsächlich 
seiner  Meinung  ist. 
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Für  die  großen  Romane,  also  auch  fur  Verbrechen  und  Strafe,  stellt 
Bachtin  nun  fest,  dass  Dostojewskij  in  ihnen  diese  Dialogizität  des 
Frühwerks  wesentlich  ausbaut.  Der  Held  der  großen  Romane  steht  nicht 
mehr  in  Konflikt  mit  nur  einer  Stimme,  sondern  mit  all  den  anderen 
Protagonisten,  und  den  Ideen  und  Anschauungen,  die  von  diesen  vertreten 
werden.  Dies  gilt  natürlich  auch  für  Raskolnikow,  der  zwar,  ebenso  wie 
Goljadkin,  sehr  oft  Selbstgespräche  fuhrt,  in  diese  aber  die  Worte  vieler 
früherer  Gesprächspartner  einfließen  lässt.  Im  Gegensatz  zu  Goljadkin 
streitet  er  somit  nicht  nur  mit  einer  einzigen  imaginierten  Stimme,  sondem 
mit  allen  Stimmen,  die  sich  auf  irgendeine  Weise  in  seinem  Umfeld  zu 
Wort  melden.  Für  Bachtin  gehören  diese  anderen  Stimmen  immer  auch  zu 
anderen  Protagonisten  im  Roman  und  treten  als  solche  in  Raskobiikows 
Bewusstsein  ein.  Somit  befindet  sich  der  Held  in  einer  permanenten 
inneren  und  äußeren  Konfliktsituation.  Für  Bachtin  stellt  diese  erweiterte 
dialogische  Position  des  Helden  ein  wesentliches  Kennzeichen  des 
polyphonen  Romans  dar,  denn  im  Zusammenhang  mit  Dostojewskij  s 
Spätwerk  kann  nun  nicht  mehr  nur  von  einer  dualen  Konfliktsituation 
gesprochen  werden,  in  der  sich  noch  Makar  Dewuschkin  in  den  Armen 
Leuten  und  Goljadkin  im  Doppelgänger  befanden,  sondem  von  einer 
mehrstimmigen,  polyphonen. 

Zur  Verdeutlichung  dieser  polyphonen  Konfliktsituation  soll  das 
folgende  Beispiel  beitragen.  Nachdem  Raskolnikow  am  Anfang  des 
Romans  -  im  dritten  Kapitel  des  ersten  Teils  -  einen  Brief  von  seiner 
Mutter  erhalten  hat,  in  dem  sie  ihm  mitteilt,  dass  seine  Schwester  Dunja 
den  reichen  Lushin  heiraten  will,  um  unter  anderem  auch  ihm  - 
Raskolnikow  -  die  Fortsetzung  seines  Studiums  zu  ermöglichen,  wandert 
er  ziellos  durch  St.  Petersburg  und  fuhrt  ein  langes  Selbstgespräch: 

Und  Mama?  Aber  es  geht  ja  um  Rodja,  um  den  einzigen  Rodja,  den 
Erstgeborenen!  Wie  sollte  man  um  dieses  Erstgeborenen  willen  nicht  sogar  diese 
Tochter  opfern!  Oh,  Ihr  geliebten  und  ungerechten  Herzen!  Noch  mehr:  da 
werden  wir  auch  vor  Sonetschkas  Los  nicht  zurückschrecken!  [...]  Sind  Sie, 
Dunetschka,  sich  im  klaren  darüber,  dass  Sonetschkas  Los  keineswegs  schlimmer 
ist  als  Ihr  Los  an  Herrn  Luschins  Seite?  >Natürlich  kann  man  weder  von  ihrer 
noch  von  seiner  Seite  eine  besondere  Neigung  erwarten <,  schreibt  Mama.  Aber 
was  wird  es  geben,  wenn  nicht  nur  die  Neigung  fehlt,  sondem  auch  die  Achtung? 
Wenn  ganz  im  Gegenteil  schon  jetzt  Widerwille,  Verachtung  und  Ekel  da  sind? 
Was  dann?  Ja,  dann  ist  es  genau  dasselbe,  dann  muss  man  auch  >auf  Sauberkeit 
haltem.  Oder  ist  es  nicht  so?  Verstehen  Sie,  verstehen  Sie,  verstehen  Sie,  was 
diese  Sauberkeit  bedeutet?  Verstehen  Sie,  dass  die  Sauberkeit  an  Luschins  Seite 
dasselbe  ist  wie  Sonetschkas  Sauberkeit,  vielleicht  sogar  schlimmer,  widerlicher, 
gemeiner,  denn  Sie,  Dunetschka,  rechnen  mit  einem  gewissen  Überfluss  und 
Komfort,  während  es  dort  ums  bloße  Überleben  geht!  >Diese  Sauberkeit,  diese 
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spezielle  Sauberkeit<  kostet  doch  Geld,  Dunetschka!  [...]  Was  denkt  Ihr  eigentlich 
von  mir?  Ich  will  Euer  Opfer  nicht,  Dunetschka,  ich  will  es  nicht,  Mama!'^^ 

Raskolnikow  greift  hier  auf  Äußerungen  aller  bisher  im  Roman  aufgetre- 
tenen Protagonisten  zurück  und  gerät  laut  Bachtin  in  Konflikt  mit  deren 
Positionen.  Bevor  er  den  Brief  seiner  Mutter  erhielt,  hatte  er  in  einer 
schäbigen  Kneipe  den  Säufer  Semjon  Marmeladow  kennen  gelernt.  Einen 
ehemaligen  Beamten,  der  gerade  sein  letztes  Geld  vertrunken  hatte  und 
sich  aus  Angst  vor  seiner  schwindsüchtigen  Frau,  die  mit  drei  hungrigen, 
kleinen  föndem  auf  ihn  wartete,  nicht  nachhause  traute.  Am  meisten 
bedrückte  Manneladow  aber  das  Schicksal  seiner  Tochter  Sonja,  die  -  um 
der  Familie  aus  der  Not  zu  helfen  -  als  Prostituierte  arbeitet. 

Wenn  Raskolnikow  nun  in  seinem  Selbstgespräch  von  der  „speziellen 
Sauberkeit"  spricht,  zitiert  er  eigentlich  Marmeladow,  der  genau  diese 
Worte  verwendete,  als  er  Sonjas  Aufhiachung  als  Straßenmädchen 
beschrieben  hatte.  Andere  Stellen  aus  dem  obigen  Text  stammen  wiederum 
wortwörtlich  aus  dem  Brief  von  Raskolnikows  Mutter.  Indem  der  Held 
diese  Sätze  zitiert,  tritt  er  in  ein  innerliches  Streitgespräch  mit  ihr  und 
protestiert  gegen  die  Absicht  seiner  Schwester,  sich  an  den  reichen  Luschin 
zu  verkaufen.  Im  obigen  Beispiel  resümiert  Dostojewskij  somit  auf  dem 
Kommunikationsniveau  N1  die  Positionen  aller  bisher  aufgetretenen 
Protagonisten  und  lässt  sie,  nach  Bachtin,  in  einen  „großen,  unabge- 
schlossenen Dialog""^^  treten.  Raskolnikow  polemisiert  an  dieser  Stelle 
gegen  Marmeladow,  seine  Mutter,  seine  Schwester,  Sonja  und  Luschin. 
Und  die  beiden  Letztgenannten  -  Sonja  und  Luschin  -  kennt  er  zu  diesem 
Zeitpunkt  noch  nicht  einmal. 

Mit  dem  Begriff  „Polyphonie"  bezeichnet  Bachtin  also  ein  seiner 
Meinung  nach  neues,  von  Dostojewskij  begründetes  Romangenre,  dessen 
Personenkollektiv  nicht  mehr  aus  „stummen  Sklaven",  sondern  aus  „freien 
Menschen"^"  besteht.  Diese  Protagonisten  stehen  sowohl  dem  Erzähler,  als 
auch  dem  Autor  gleichbereichtigt  gegenüber  und  formulieren  mit  eigener 
Stimme  ihre  eigenen  Ideen.  In  Dostojewskij  s  polyphonen  Romanen  werden 
die  Figuren  somit  nicht  von  einem  allmächtigen  Autorenbewusstsein 
beherrscht  und  von  einem  allwissenden  auktorialen  Erzähler  gelenkt  und 
dominiert,  „sondern  eine  Vielfalt  gleichberechtigter  Bewusstseine  mit  ihren 
Welten  wird  in  der  Einheit  eines  Ereignisses  miteinander  verbunden""^^. 


Dostojewskij,  Fjodor:  Verbrechen  und  Strafe.  In  der  Neuübersetzung  von  S.  Geier. 
Frankfurt  a.  M.:  Fischer  ^^2006,  S.  62f.  (Kursive  Hervorhebungen  im  Original). 

Bachtin.  Michail  M.:  Probleme  der  Poetik  Dostoevskijs.  München:  Hanser  1971,  S.  71. 
';Ibid.,  S.  10. 
Ibid.  (kursive  Her\-orhebungen  im  Original). 
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Somit  steht  auch  das  Wort  des  Helden  gleichberechtigt  und  selbstständig 
neben  dem  des  Erzählers  und  verbindet  sich  mit  diesem  und  mit  „den 
vollwertigen  Stimmen  anderer  Helden""^"^  zu  einem  organischen  Ganzen. 

2.3.  Der  unzuverlässige  filmische  Erzähler 
und  das  albtraumhafte  Spiel  mit  der  Realität 

In  Verbrechen  und  Strafe  stiftet  diese  neuartige  Erzählinstanz  auf  eine  ganz 
spezifische  Weise  Verwirrung.  Der  Erzähler  nimmt  in  diesem  Roman  eine 
subjektive  Position  ein,  was  bedeutet,  dass  er  nie  mehr  als  Raskolnikow 
selbst  weiß  und  die  Geschehnisse,  die  dieser  wahrnimmt,  auch  ganz 
subjektiv  von  der  Warte  des  Helden  aus  beschreibt.  Der  vermeintliche 
„auktoriale"  Erzähler  agiert  demnach  beinah  wie  ein  Ich-Erzähler,  der 
versehentlich  statt  „ich"  „er"  sagt.  Da  sich  aber  der  Held  ständig  in  einer 
psychischen  Ausnahmesituation  befindet  und  nicht  mehr  zwischen 
Fiebertraum,  Einbildung  und  Wirklichkeit  unterscheiden  kann,  verirrt  sich 
auch  der  Erzähler  immer  öfter  in  Raskolnikows  Wahmehmungslabyrinth. 
Deshalb  kann  er  die  von  ihm  beschriebenen  Ereignisse  meist  nicht  objektiv 
bewerten  und  lässt  auch  den  Leser  auf  N4  im  Ungewissen. 

Diese  UnZuverlässigkeit  des  Erzählers  ist  erstmals  Horst- Jürgen  Gerigk 
in  seiner  Studie  Dostojewskijs  Erzähltechnik  im  ersten  Teil  seines  Romans 
„Der  Idiot'  aufgefallen.  Für  Verbrechen  und  Strafe  hat  Gerigk  nun 
außerdem  in  seiner  Studie  Die  Sache  der  Dichtung  festgehalten,  dass  der 
Erzähler,  indem  er  Raskolnikows  subjektive  Wahrnehmung  unkommentiert 
in  den  Raum  stellt,  auch  bestimmte  filmische  Qualitäten  in  die  erzähl- 
technische Gestaltung  des  Romans  einfließen  lässt."^^  Denn  der  Erzähler 
präsentiert  dem  Leser,  wie  die  Filmkamera  dem  Zuseher,  „Großauf- 
nahmen, ja  Ausschnittvergrößerungen  eines  laufenden  Geschehens",  ohne 
deren  Kontext  zu  erklären.  „Den  Zusammenhang,  das  Ganze,  von  dem  der 
dargebotene  Ausschnitt  ein  Teil  ist""^^,  muss  sich  der  Rezipient  auf  N4 
selbst  erschließen. 

Auf  ein  besonders  eindrucksvolles  Beispiel  für  den  unzuverlässigen, 
filmischen  Erzähler  in  Verbrechen  und  Strafe  stößt  man  im  sechsten 


"^Ibid^S.  11. 

Vgl.  Gerigk,  Horst-Jürgen:  Die  Sache  der  Dichtung.  Dargestellt  an  Shakespeares 
>Hamlet<,  Hölderlins  >Abendphantasie<  und  Dostojewskijs  >Schuld  und  Sühne<.  Hürtgenwald: 
Guido  Pressler  1991,  S.  179-256.  Ein  expliziter  Hinweis  auf  den  Film  befindet  sich  auf  S. 
209.  Filmtechnische  Begriffe  verwendet  Gerigk  etwa  auf  S.  243. 
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Kapitel  des  dritten  Teils.  Darin  passieren  Raskolnikow  einige  äußerst 
unheimliche  Dinge:  Zuerst  nennt  ihn  ein  unbekannter  Юeinbürger  auf  der 
Straße  ganz  unerwartet  einen  Mörder,  wobei  dieser  geheimnisvolle  Mann 
auch  noch  unheilvoll  blickt  und  hasserfullt  lächelt.  Raskolnikow  ist 
natürlich  schockiert  und  fragt  sich,  ob  er  diese  Begegnung  nur  geträumt 
hat.  Danach  geht  er  nach  Hause,  legt  sich  auf  sein  Bettsofa  und  denkt  über 
die  unheimlich  Begegnung,  den  Mord  und  seine  Napoleonische  Idee  nach, 
als  es  sich  plötzlich  auf  der  Straße  wieder  fmdet,  „ohne  sich  zu  erinnem, 
wie  er  dort  hingekommen"^'  ist.  Dort  trifft  er  erneut  auf  den  zwielichtigen 
Юeinbürger  und  folgt  diesem.  Der  Mann  führt  ihm  in  Aljona  Iwanownas 
Wohnung,  wo  folgendes  passiert: 

Plötzlich  hörte  er  ein  kurzes,  trockenes  Knacken,  wie  von  einem  zerbrechenden 
Kienspan.  Und  dann  wieder  Totenstille.  [...]  Ы  diesem  Augenblick  entdeckte  er 
etwas  in  der  Ecke  zwischen  dem  kleinen  Schrank  und  dem  Fenster,  wohl  einen  an 
der  Wand  hängenden  Mantel.  »Was  soll  hier  ein  Mantel?«  dachte  er.  »Früher  war 
er  nicht  da  ...  «  Er  trat  leise  heran  und  erriet,  dass  sich  hinter  dem  Mantel  jemand 
versteckt  hielt.  Vorsichtig  schob  er  mit  der  Hand  den  Mantel  zur  Seite  und  sah 
dahinter  einen  Stuhl  und  auf  dem  Stuhl  in  der  Ecke  ein  altes  Weib, 
zusammengekrümmt  und  mit  gesenktem  Kopf,  so,  dass  er  das  Gesicht  nicht 
erkennen  konnte,  aber  sie  war  es.  Eine  Weile  blieb  er  vor  ihr  stehen:  »Sie  furchtet 
sich!«  dachte  er,  löste  behutsam  das  Beil  aus  der  Schlinge  und  schlug  die  Alte  auf 
den  Scheitel,  einmal  und  noch  einmal.  Aber  seltsam:  Sie  rührte  sich  nicht  einmal 
unter  den  Schlägen,  als  wäre  sie  aus  Holz.  Er  erschrak,  bückte  sich,  wollte  sie 
genau  ansehen;  sie  aber  ließ  den  Kopf  noch  tiefer  sinken.  Da  bückte  er  sich  fast 
bis  zum  Boden  und  schaute  ihr  von  unten  ins  Gesicht,  schaute  und  erstarrte:  Das 
alte  Weib  saß  da  und  lachte  -  sie  schtittelte  sich  vor  leisem,  unhörbarem  Lachen, 
wobei  sie  sich  sichtlich  Mühe  gab,  dass  er  sie  nicht  hörte.'^^ 

Es  handelt  sich  hierbei  also  um  einen  Albtraum  Raskolnikows,  doch  der 
Erzähler  auf  dem  Kommunikationsniveau  N2  teik  dem  Leser  dies  erst  am 
Ende  der  Traumsequenz  mit.  Der  Leser  muss  sich  diese  Erkenntnis  also 
zunächst  selbst  erschließen  und  erst  als  die  alte  Wucherin  wieder  in  ihrer 
Wohnung  sitzt,  steht  für  ihn  mit  letzter  Sicherheit  fest,  dass  der  Held  nur 
geträumt  hat.  Das  tatsächliche  Auftauchen  des  Юeinbürgers,  das  vor  dem 
Traum  stattfindet,  wird  hingegen  so  unwirklich  geschildert,  dass  man  es  im 
ersten  Moment  für  einen  Traum  hält.'^^ 

Aus  köфersprachlicher  Perspektive  ist  festzuhalten,  dass  das  gesamte 
sechste  Kapitel  des  dritten  Teils  von  einer  ganzen  Reihe  äußerst  unge- 
wöhnlicher nonverbaler  Kommunikationselemente  durchzogen  wird,  die 


Dostojewskij,  Fjodor:  Verbrechen  und  Strafe,  S.  373. 
Ibid.,  S.  374f. 
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den  albtraumhaften  Charakter  der  Geschehnisse  noch  zusätzHch  betonen. 
Man  hat  beinah  den  Eindruck,  dass  sich  in  Raskolnikows  Umgebung  als 
Strafe  fiir  seine  Tat  plötzlich  alle  nur  erdenklichen  nonverbalen  Unerklär- 
lichkeiten zutragen:  Mal  vernimmt  er  rätselhaftes  Gelächter  und  Geschrei, 
dessen  Ursprung  er  nicht  eruieren  kann,  mal  werfen  ihm  völlig  unbekannte 
Passanten  auf  der  Straße  böse,  verurteilende  Blicke  zu.  Und  schließlich 
stellt  das  unhörbare  Lachen  der  alten  Pfandleiherin  im  Traum  einen 
grausigen  Höhepunkt  im  Reigen  der  unerklärlichen,  kinetischen  Emotions- 
ausdrücke dar.  Wenn  Horst-Jürgen  Gerigk  also  über  dieses  Albtraum- 
szenario in  Verbrechen  und  Strafe  feststeht:  „Das  ist  zweifellos  bester 
Hitchcock,  nur  hundert  Jahre  früher  und  ohne  Kamera"^^,  so  muss  ihm 
wohl  auch  aus  der  Perspektive  der  NVK-Forschung  voll  und  ganz 
zugestimmt  werden. 

Mit  dem  folgenden  Zitat  soll  verdeutlicht  werden,  dass  der  unzuver- 
lässige Erzähler  Raskolnikows  Wahrnehmung  auch  nach  Ende  des 
Albtraums  nicht  recht  einzuschätzen  vermag.  Denn  auch  nachdem  der  Held 
aus  dem  Traum  erwacht  ist,  setzt  sich  durch  die  vagen,  mehrdeutigen 
Äußerungen  des  Erzählers  die  unwirkliche  Stimmung  des  Albtraums  fort, 
und  es  scheint,  als  ob  die  neu  auftretende  Person,  die  plötzlich  mitten  in 
Raskolnikows  Zimmer  steht,  ebenfalls  nur  ein  Trugbild  sei: 

Er  holte  tief  Luft  -  aber  seltsam,  der  Traum  schien  sich  weiter  fortzusetzen:  Die 
Tür  war  geöffnet,  und  auf  der  Schwelle  stand  ein  Unbekannter,  der  ihn 
aufmerksam  beobachtete.  Raskolnikow  hatte  die  Augen  noch  nicht  richtig 
aufgeschlagen  und  schloss  sie  sofort  wieder.  Er  lag  auf  dem  Rücken  -  rührte  sich 
nicht.  »Ist  das  immer  noch  der  Traum  oder  nicht?«  dachte  er  und  blinzelte  durch 
die  Wimpern:  Der  Unbekannte  stand  immer  noch  auf  derselben  Stelle  und  fiihr 
fort,  ihn  zu  betrachten.  Auf  einmal  trat  er  vorsichtig  über  die  Schwelle,  zog 
sorgfakig  die  Tür  hinter  sich  zu,  trat  an  den  Tisch,  wartete  etwa  eine  Minute  - 
ohne  ihn  aus  den  Augen  zu  lassen  -  und  ließ  sich  langsam  geräuschlos  auf  den 
Stuhl  neben  dem  Sofa  nieder  [...].  So  verstrichen  etwa  zehn  Minuten.  [...]  Im 
Zimmer  herrschte  vollkommene  Stille.  [...]  Endlich  wurde  es  unerträglich: 
Raskolnikow  richtete  sich  auf  und  setzte  sich  auf  dem  Sofa  hin.  »So,  und  jetzt 
sagen  Sie,  was  Sie  hier  wollen!«  »Ich  habe  ja  gewusst,  dass  Sie  nicht  schlafen, 
sondern  sich  schlafend  stellen«,  lautete  die  eigenartige  Antwort  des  seelenruhig 
lachenden  Unbekannten.^' 

Der  hier  beschriebene,  mysteriöse  Gast  irritiert  besonders  durch  sein 
nonverbales  Verhalten.  Zunächst  legt  er  ein  unübliches,  ja  unhöfliches 
proxemisches  Gebaren  an  den  Tag,  indem  er  ohne  anzuklopfen  die 
Dachkammer  des  schlafenden  Raskolnikows  betritt  und  sich  einfach 


"  Ibid.,  S.  209. 
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seelenruhig  an  dessen  Tisch  setzt.  Schließlich  wird  dieses  merb\Hrdige 
\'erhalten  noch  durch  einen  ungewöhnlichen  kinetischen  Emotions- 
ausdmck  \'erstärkt.  denn  selbst  als  Raskolnikow  das  unhöfliche  Benehmen 
des  Besuchers  entlam  und  ihn  du"ekt  darauf  anspiicht.  entschuldigt  dieser 
sich  nicht,  sondern  lacht  sein  Gegenüber  nur  seelenruhig  an.  Zusätzhch 
irritiert,  dass  sich  der  fremde  Gast  seines  Fehh'erhaltens  gar  nicht  bewusst 
zu  sein  scheint,  und  nur  Raskolnikow  allein  die  Situation  als  unangenehm 
empfindet.  Auch  in  dieser  Szene  wird  der  Übergang  \om  Traum  zur 
Erlebniswirklichkeit  für  den  Leser  auf  N4  nicht  eindeutig  gekennzeichnet, 
da  der  Erzähler  Raskolnikows  Unsicherheit  der  eigenen  W'alirnehmung 
gegenüber  unkommentiert  m  den  Raum  stellt  und  das  merk\\lirdige 
Verhalten  des  Gastes  neutral  beschreibt. 

Geradezu  unerträglich  wirkt  auch  das  unpassende  und  hannäckige 
Sch\\"eigen  des  unbekannten  Gastes,  das  Raskokiikow  mit  einem  direkten 
л'егЬа1еп  .-\ngriff  beendet.  Schließlich  stellt  sich  der  mysteriöse  Besucher 
im  .\nschluss  an  die  oben  zitierten  Zeilen,  als  .\rkadij  Iwanowitsch 
S\Mdngajlow  \"or.  Er  ist  der  filihere  .-Vi'beitgeber  \on  Raskolnikows 
Schwester  Dunja  und  hat  diese,  als  sie  als  Gouvemante  iii  seinem  Haus 
lebte,  sexuell  belästigt.  Gerade  das  viel  zu  lange  Schweigen  Swidrigajlo\^"s 
trägt  m  Kombination  mit  semer  bereits  skizzierten,  irritierenden  Körper- 
sprache wesentlich  zur  Erschaffung  der  unheimlichen,  beinah  surrealen 
Atmosphäre  dieser  Szene  bei.  Die  folgende  .Analyse  des  Films  \  on  Heitor 
Dhalia  soll  deshalb  mit  der  Frage  eröffnet  werden,  ob  und  falls  ..ja".  \ме  m 
diesem  das  non\-erbale  Moment  des  Schweigens  zur  Betonung  der 
Albtraumatmosphäre  eingesetzt  wird. 


3.  Die  Funktion  des  Schweigens  in  Heitor  Dhalias  Film 

In  ihrer  Studie  Kuhuremtheorie  untersucht  die  estnisch-sch\\-edische 
Lmguistin  Eis  Oksaar  sowohl  л^егЬаІе  als  auch  non\-erbale  Verhaltens- 
weisen im  interkulturellen  Vergleich.  Sie  geht  dabei  da\-on  aus.  dass  es. 
neben  indi\iduell  bedingten  Verhaltensformen,  in  unterschiedlichen 
Kulturen  auch  unterschiedliche  .\rten  \'on  Tabus,  unterschiedliche  Tonnen 
seme  Emotionen  auszudrücken  aber  auch  unterschiedhche  W'eisen  des 
Begrüßens.  des  Bedankens  oder  des  Schweigens  gibt.  Diese  kultur- 
spezifischen  \'erhaltensformen  subsumiert  Oksaar  unter  dem  Begriff 
Kulturem: 

[Kultureme]  können  in  \-erschiedenen  kommunikativen  .Akten  unterschiedlich 
realisiert  ^^-erden,  bedingt  u.a.  durch  generations-,  geschlechts-  und  beziehungs- 
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spezifische  Aspekte.  Ihre  ReaUsierung  geschieht  durch  Behavioreme,  die  verbal, 
parasprachhch,  nonverbal  und  extraverbal  sein  können  und  in  erster  Linie  eine 
Antwort  auf  die  Frage  wie?  durch  welche  Mittel?  ermöglichen.^^ 

Kulturem  und  Behaviorem  bilden  demnach  ein  Begriffspaar,  bei  dem  sich 
der  erste  Terminus  auf  den  theoretisch-abstrakten  Bereich  bezieht  und  der 
zweite  auf  die  praktische  Umsetzung.  Das  Schweigen  ist  nun  ebenfalls  eine 
soziokulturelle  Verhaltensweise  und  stellt  laut  Oksaar  in  der  interaktiven 
Kommunikationssituation  genauso  ein  komplexes  Behaviorem  wie  das 
Sprechen  dar.  In  der  NVK-Forschung  wird  Schweigen  allerdings  nur  selten 
isoliert  betrachtet,  da  es  ja  immer  auch  mit  anderen  nonverbalen  Modi  -  sei 
es  kinetischen,  haptischen  oder  proxemischen  -  und  Funktionsklassen  - 
Emotionsausdrücken,  Extemalisatoren  und  Emblemen  -  einhergeht.  Ein 
wesentlicher  Bestandteil  der  Kommunikation  besteht  für  den  einzelnen 
Kommunikanten  demnach  auch  darin,  wie  sein  Gegenüber  schweigt. 
Kneift  ein  Interaktionspartner  beim  Schweigen  etwa  die  Augen  zu, 
verschränkt  er  die  Arme  demonstrativ  vor  der  Brust  und  presst  er  die 
Lippen  fest  aufeinander,  wird  dies  von  seinem  Gegenüber  anders 
inteфretiert,  wie  wenn  ihm  sein  Gesprächspartner  beim  Schweigen  offen 
ins  Gesicht  sieht,  sich  ihm  entgegenneigt  und  ihm  vielleicht  sogar 
Verständnis  signalisierend  zunickt. 

Eis  Oksaar  betrachtet  Schweigen  als  ein  Behaviorem,  das  in 
verschiedenen  Kulturen  auch  in  unterschiedlichen  В edeutungs Variationen 
auftreten  kann.  Sie  unterscheidet  deshalb  zwischen  Schweige-  und 
Redekulturen.  In  Schweigekulturen,  z.B.  in  Schweden,  Finnland  und 
Estland,  kann  Schweigen  in  vielen  Situationen  eine  durchaus  positive, 
phatische  -  also  Kontakt  knüpfende  -  Funktion  erfüllen;  etwa  so  wie 
Smalltalk  in  mitteleuropäischen  Kulturen  oder  in  den  USA.  In  Rede- 
kulturen, wie  etwa  Deutschland  oder  Frankreich,  wird  dem  Schweigen  aber 
meist  nur  geringer  sozialer  Wert  beigemessen:  „Mitglieder  einer 
Redekultur  fassen  Wortkargheit,  langsames  Sprechtempo,  Zurückhaltung 
und  Schweigen  häufig  als  Gleichgültigkeit,  Inkompetenz  oder  noch 
negativer  auf."^^  Aus  diesem  Grund  kann  es  auch  häufig  zu  Missver- 
ständnissen zwischen  Angehörigen  von  Rede-  und  Schweigekulturen 
kommen. 

Was  bedeutet  dies  nun  im  Hinblick  auf  das  Schweigen  bei 
Dostojewski]  und  Dhalia?  Es  geht  hier  nicht  darum,  den  Schriftsteller  und 


"  Oksaar,  Eis:  Kulturemtheorie.  Ein  Beitrag  zur  Sprachverwendungsforschung.  Göt- 
tingen: Vandenhoeck  &  Ruprecht  1988,  S.  27  (kursive  Hervorhebungen  im  Original). 
"  Ibid.,  S.  57. 
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den  Regisseur  als  Vertreter  einer  Schweige-  bzw.  Redekultur  auszuweisen, 
zumal  diese  Unterscheidung  bei  so  großen  Ländern  wie  Russland  und 
Brasilien  nicht  ganz  unproblematisch  ist.  Gilt  es  doch  dabei  sowohl  die 
enormen  Distanzen  zwischen  den  verschiedenen  kulturellen  Zentren,  als 
auch  die  heterogene  Zusammensetzung  der  Bevölkemng,  sowie  die 
beachtlichen  sozialen  Unterschiede  von  Stadt-  und  Landbevölkerung  zu 
berücksichtigen.  Mir  geht  es  viel  mehr  darum,  das  Schweigen  sowohl  für 
Verbrechen  und  Strafe  als  auch  fur  Nina  als  wesentliches,  nonverbales 
Gestaltungsmittel  zur  Erschaffung  des  Unheimlichen  zu  skizzieren. 

Hierzu  soll  die  folgende  Analyse  einer  Szene  aus  Dhalias  Film 
beitragen,  in  der  das  Behaviorem  des  Schweigens  eine  ganz  andere  Rolle 
spielt  als  die  von  Eis  Oksaar  angeführte  phatische.  Am  Ende  von  Nina  wird 
auf  jenen  Albtraum  Raskolnikows  rekurriert,  der  im  vorigen  Kapitel  im 
Zusammenhang  mit  Dostojew^skijs  unzuverlässigem  Erzähler  und  dem 
unge\\'öhnlichen,  nonverbalen  Gebaren  der  Romanfiguren  bereits 
eingehend  skizziert  wrde.  In  Nina  kommt  es  ebenso  wie  in  Verbrechen 
und  Strafe  zu  einer  rätselhaften  Begegnung  zwischen  der  Hauptfigur  und 
einem  ihi-  unbekannten,  sie  aber  des  Mordes  verdächtigenden  alten  Mann. 
Heitor  Dhalia  setzt,  wie  die  folgenden  Filmstills  belegen  sollen,  bei  der 
filmischen  Adaptation  dieser  Szene  das  Behaviorem  des  Schweigens 
äußerst  signifikant  ein  (Bildteil:  Das  Schweigen  des  alten  Mannes  und  des 
Polizisten).  Zu  Beginn  dieser  Szene  erschafft  Dhalia,  ebenso  wie 
Dostojewskij,  durch  das  Behaviorem  des  Schweigens  eine  bedrückende, 
unheimliche  Albtraumstimmung.  Das  Schweigen  erftillt  somit  keine 
positive  phatische  Funktion,  sondern  eine  durchwegs  negative, 
entfremdende.  Sowohl  der  alte  Mann,  als  auch  die  beiden  Polizisten 
schweigen  Nina  vorwurfsvoll,  anklagend  und  hasserfullt  an.  Der  alte  Mann 
verhält  sich  dabei  zwar  ganz  ähnlich  wie  der  Юeinbürger  in  Verbrechen 
und  Strafe,  ein  wesentliches  Detail  wird  im  Film  jedoch  vom  verbalen  in 
den  nonverbalen  Bereich  transferiert:  Im  Gegensatz  zu  Dostojewskij  lässt 
Dhalia  seinen  Protagonisten  das  Wort  ,Jv4örder!"^'*  gar  nichterst 
aussprechen;  stattdessen  zeigt  der  alte  Mann  nur  demonstrativ  mit  seinem 
Stock  auf  Nina.  Mit  kommunikations wissenschaftlicher  Terminologie 
gesprochen  wird  in  diesem  Fall  somit  die  verbale  Anklage  durch  ein 
nonverbales,  kinetisches  Emblem  bzw.  ein  sprachersetzendes  Deiktikum 
substituiert.  Auch  die  darauf  folgende  Verhörszene  enthält  eine  Reihe 
narrativer  Elemente,  die  direkt  aus  Verbrechen  und  Strafe  transferiert 
wurden.  Ebenso  wie  Porfirij  Petrowitsch  im  letzten  der  drei  Gespräche  mit 


Dostojewskij.  Fjodor;  Verbrechen  und  Strafe,  S.  368. 
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Das  Schweigen  des  alten  Mannes  und  der  Polizisten 


Abb.  1:  Der  unbekannte  alte  Mann  blickt  Nina  schweigend 
und  voller  Abscheu  an. 


Abb.  2:  Ansiall  Nina,  wie  dies  der  Kleinbürger  in 
Dostojewski] s  Roman  tut,  als  Mörderin  zu  beschimpfen,  zeigt 
der  alte  Mann  nur  stumm  mit  seinem  Stock  auf  sie. 


Abb.  3:  Nachdem  der  alte  Mann  verschwunden  ist,  tauchen 
plötzlich  zwei  schweigende  Polizisten  auf.  Nina  versucht  vor 
ihnen  zu  fliehen,  doch  sie  fangen  sie  ab  und  nehmen  sie  zum 
Verhör  mit. 


Dostojewski]  in  Brasilien 


69 


Abb.  4:  Während  des  Verhörs,  das  in  einem  dunklen,  Rauch 
erfüllten  Büro  stattfindet,  durchbohrt  der  ältere  Polizist  Nina 
mit  seinem  Blick. 


Abb.  5:  Nachdem  der  Polizist  ihr  uiii  den  Kopf  zusagt,  dass 
sie  ihre  Vermieterin  getötet  hat,  wird  Ninas  ängstliches 
Gesicht  in  Großaufnahme  gezeigt.  Sie  fragt  mit  zitternder 
Stimme:  ,And  what  if  I  try  to  get  away?". 


Abb.  6:  Das  Verhör  wird  mit  einer  Detail  aufnähme  vom 
Mund  des  Pohzisten  abgeschlossen,  der  drei  Mal  die  Worte 
wiederholt:  „Г11  swallow  you  up"^^. 


Zitiert  nach  den  Untertiteln  der  offiziellen  Kauf-DVD.  Dhalia,  Heitor:  Nina.  Brasilien: 
Gullanefilmes  2004,  USA:  Sony  Pictures  Home  Entertainment  2005. 
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Raskolnikow,  sagt  auch  der  Polizist  im  Film  der  von  ihm  verdächtigen 
Nina  ganz  unerwartet,  mitten  ins  Gesicht,  dass  sie  die  Mörderin  ihrer 
Wirtin  sei.  Dabei  wird  durch  sein  nonverbales  Verhalten  -  v.a.  durch  sein 
bedrohliches,  kinetisches  Blickverhalten  -  der  unheimliche,  albtraumhafte 
Charakter  der  Szene  noch  zusätzlich  verstärkt.  Auf  filmtechnischer  Ebene 
wird  das  Unwirkliche  der  Verhörszene  sowohl  durch  die  Dunkelheit  des 
Büros  als  auch  ganz  besonders  durch  die  abschließende  Detailaufiiahme 
vom  Mund  des  Polizisten  getragen,  der  droht,  Nina  wie  eine  Motte  zu 
verschlucken.  Auch  dieser  Satz  findet  seine  Entsprechung  in  Verbrechen 
und  Strafe,  denn  Porfirij  erklärt  im  zweiten  Gespräch  mit  Raskolnikow 
seine  Verhörtaktik  mit  folgenden  Worten: 

Er  [der  Täter  -  Anm.  D.B.]  wird  mir  psychologisch  nicht  entfliehen  können,  he- 
he-he!  [...]  Haben  Sie  schon  einmal  einen  Falter  in  der  Nähe  einer  Kerze 
beobachtet?  Genauso  wird  er  immer  und  immer  wieder  um  mich  wie  um  eine 
Kerze  seine  Kreise  ziehen;  er  wird  den  Geschmack  an  der  Freiheit  verlieren,  er 
wird  grübeln,  er  wird  sich  verstricken,  er  wird  sich  in  sich  selbst  wie  in  einem 
Netz  verstricken  und  sich  zu  Tode  ängstigen!  [...]  und  plötzlich  -  schnapp!  - 
fliegt  er  mir  direkt  in  den  Mund,  und  ich  brauche  ihn  nur  noch  zu  schlucken.^^ 

Die  bisherigen  Überlegungen  zeigen  also,  dass  Dhalia  das  Behaviorem  des 
Schweigens  gezielt  zur  Darstellung  der  bedrückenden  psychischen  Aus- 
nahmesituation seiner  weiblichen  Raskolnikow-Figur  einsetzt.  Bevor  aber 
im  Detail  auf  die  unheimliche,  nonverbale  Kommunikation  in  Nina 
eingegangen  werden  kann,  muss  die  Frage  geklärt  werden,  mit  welcher  Art 
von  Literaturverfilmung  wir  es  in  diesem  Fall  eigentlich  zu  tun  haben. 
Denn  Nina  ist,  wie  bereits  die  erste  kurze  Analyse  ergeben  hat,  weit 
entfernt  von  einer  Werktreuen  Adaptation. 


Ъ A.Nina  als  konzeptionelle  Inteфretation 

In  ihrer  Studie  Transformations  analyse  entwickelt  Michaela  Mündt  eine 
narratologisch-semiotische  Typologie  für  Literaturverfilmungen,  innerhalb 
der  sich  auch  Dhalias  Film  verorten  lässt.  Mündt  geht  zunächst  von  der 
Transformationsrelation  zwischen  Film  und  Vorlage  aus  und  wirft  die 
Frage  auf  welche  Art  von  Botschaft  will  eine  Literaturverfilmung 
überhaupt  vermitteln?  Als  Antwort  schlägt  sie  eine  Unterscheidung 
zwischen  drei  „Transformationskonzepten"^^  vor  und  trennt  das  Konzept 


Ibid.,  S.  459f.  (kursive  Hervorhebungen  im  Original). 

Mündt,  Michaela:  Transformationsanalyse.  Methodologische  Probleme  der  Literatur- 
verfilmung.  Tübingen:  Niemeyer  1994,  S.  38. 
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der  analogen  Wiedergabe  von  der  konzeptionellen  Іпіефгеіаііоп  und  dem 
Konzept  der  Eigenständigkeit. 

Wie  der  Name  des  ersten  Konzepts  schon  intendiert,  wird  dabei  eine 
..analoge  Wiedergabe  der  strukturellen  [...],  funktionalen  und  konzeptio- 
nellen Vorgaben"^^  der  literarischen  Vorlage  angestrebt.  Die  Botschaft  des 
Films  an  den  Rezipienten  entspricht  damit  der  „Neuformuherung  einer 
bereits  bestehenden  literarischen  Botschaft"^^.  Darunter  fällt  somit  das 
Gros  jener  Literaturverfilmungen,  die  landläufig  als  werktreu  bezeichnet 
werden.  Bei  einer  konzeptionellen  Ьііефгеіаііоп,  zielt  der  Film  nun  nicht 
mehr  auf  die  analoge  Umsetzung  einer  voigeftindenen  literarischen 
Botschaft  ab,  sondern  auf  eine  ganz  bestimmte  Deutung  dieser  Botschaft. 
Bei  der  Transformation  von  einem  Medium  in  ein  anderes  stehen  demnach 
die  Ergebnisse  einer  „subjektiven  Sinnbildung"  im  Mittelpunkt.^^  Eine 
konzeptionelle  Іпіефгеіаііоп  bedient  sich  nur  jener  narratologischen  und 
strukturellen  Gestaltungsmittel  der  Vorlage,  die  eine  bestimmte  Deutung 
unterstreichen,  und  erfindet  durchaus  auch  eigenständige  Elemente  hinzu. 
Zum  dritten  Transformationskonzept,  jenem  der  Eigenständigkeit,  zählt 
Mündt  schließlich  solche  Verfilmungen,  bei  denen  die  „dominante 
Absichf  darin  besteht,  „selbst  eine  originäre  Botschaft  als  Signal  zu 
formulieren"^  Dabei  verlagert  sich  der  Schweфunkt  von  der  „vorange- 
gangenen literarischen  Kommunikation"  hin  zu  einer  eigenständigen 
„filmischen  Kommunikation".  Die  literarische  Vorlage  stellt  damit  nur 
mehr  einen  Bezugspunkt  unter  vielen  dar. 

Um  nun  die  Frage  zu  beantworten,  welchem  Konzept  Dhalias  Film 
zugeordnet  werden  kann,  muss  zunächst  geklärt  werden,  welche  narrato- 
logischen Gestaltungsmittel  er  aus  Dostojewskij  s  Verbrechen  und  Strafe 
aufgreift  und  welche  er  neu  hinzufugt.  Der  wesentlichste  Unterschied 
zwischen  Roman  und  Film  besteht  zweifellos  im  bereits  mehrfach 
erwähnten  intermedialen  cross-dressing  von  Raskolnikow  zu  Nina. 
Außerdem  verlegt  Dhalia  die  Handlung  vom  St.  Petersburg  der  1860er 
Jahre  in  seine  eigene  unmittelbare  Gegenwart,  ins  Sao  Paulo  des  Jahres 
2004.  Auch  das  Mordopfer  steht  in  einem  anderen  Verhältnis  zur  Täterin 
als  Raskobiikow  zur  Pfandleiherin  Aljona  Iwanowna,  denn  Nina  bringt  ihre 
Vermieterin  Dona  Eulalia  um,  weil  diese  sie  im  Vorfeld  quält,  demütigt 
und  ihr  ständig  mit  dem  Rauswurf  droht.  Ähnlich  wie  Raskolnikow  kann 
auch  Nina  -  nachdem  sie  ihren  Job  verloren  hat  -  ihre  Miete  nicht  mehr 


Ibid. 
Ibid. 

Vgl.  ibid. 
Ibid.,  S.  39. 
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bezahlen  und  befindet  sich  in  einer  materiellen  Notlage.  Doch  während 
Raskolnikow  die  Pfandleiherin  nicht  aus  einem  persönlichen  Hassgefühl 
heraus  tötet,  projiziert  Nina  all  ihre  Wut  allein  auf  Dona  Eulalia.  Und  als 
diese  sie  schließlich  aus  der  Wohnung  werfen  will,  tötet  Nina  sie  im 
Affekt,  indem  sie  ihr  eine  Plastiktüte  über  den  Kopf  zieht. 

Auf  den  größten  und  neben  dem  cross-dressing  wohl  überraschendsten 
Unterschied  zum  Roman  stößt  man  aber  erst  am  Schluss  des  Films,  denn 
Nina  hat,  im  Gegensatz  zu  Raskolnikow,  der  ja  von  Anfang  an  Porfirijs 
Misstrauen  erweckt,  tatsächlich  einen  perfekten  Mord  begangen.  Als  sie  ihr 
vermeintliches  Verbrechen  schließlich  der  Polizei  gesteht,  stellt  sich 
heraus,  dass  Dona  Eulalia  gar  nicht  erstickt  ist,  sondern  an  einem 
Herzinfarkt  verstarb.  Dass  dieser  durch  Ninas  Angriff  mit  der  Plastiktüte 
ausgelöst  wurde,  kann  Dona  Eulalias  betagter  Hausarzt  nicht  mehr 
feststellen.  Da  für  ihn  kein  Fremdverschulden  vorliegt,  glauben  auch  die 
Polizisten  Ninas  ohnehin  schon  sehr  wirres  Geständnis  nicht  mehr,  und 
anstelle  der  erwarteten  Verhaftung,  wird  ihr  lediglich  ein  Beruhigungs- 
mittel verabreicht.  Nina  muss  mit  ihrem  Gewissenskonflikt  also  alleine 
fertig  werden,  und  es  steht  sich  die  Frage,  ob  dies  -  angesichts  ihrer 
masochistischen  Selbstbezichtigungen  -  nicht  eine  ähnlich  harte  Strafe 
darstellt  wie  Raskolnikows  acht  Jahre  in  Sibirien. 

Was  das  cross-dressing  betrifft,  so  fällt  daran  besonders  auf,  dass 
Heitor  Dhalia  zwar  das  Geschlecht,  nicht  aber  den  Charakter  der  Figur 
verändert.  Beide  -  Raskolnikow  und  Nina  -  sind  junge  Menschen,  die  sich 
aufgrund  ihrer  materiellen  Not  an  den  Rand  der  Gesellschaft  gedrängt 
fühlen,  und  gegen  dieses  ungerechte  Schicksal  zu  revoltieren  versuchen. 
Beiden  drohen  sowohl  die  Vernichtung  ihrer  physischen  Existenz,  als  auch 
die  vollständige  psychische  Vereinsamung.  Und  schließlich  reagieren  beide 
mit  Aggression  und  Gewalt  auf  ihre  lebensbedrohliche  Situation.  Dhalia 
stattet  Nina  aber  nicht  nur  eins  zu  eins  mit  Raskolnikows  Charakter- 
eigenschaften aus,  sondern  lässt  sie  auch  unter  jenen  psychischen  Grenz- 
erfahrungen wie  Angstzuständen,  Halluzinationen  und  Wahnvorstellungen 
leiden,  die  die  Albtraumatmosphäre  des  Romans  intendieren. 

Was  nun  die  Transformationskonzepte  nach  Mündt  anbelangt,  so  lässt 
sich  Nina  klar  als  eine  konzeptionelle  Inteфretation  des  Dostojewskij- 
Romans  bezeichnen.  Dhalia  konzentriert  sich  so  gut  wie  ausschließlich  auf 
die  Darstellung  der  ausweglosen,  materiellen  und  psychischen  Not- 
situation, die  seine  Figur  zur  Mörderin  werden  lässt,  und  auf  den  halluzina- 
torischen Albtraumcharakter  des  Dostojewskij-Romans,  der  auf  dem 
unlösbaren  Gewissenskonflikt  der  Hauptfigur  basiert.  Alle  anderen 
Handlungsstränge,  wie  die  Lebensumstände  der  Familie  Marmeladow,  die 
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Liebesbeziehungen  zwischen  Raskolnikow  und  Sonja  sowie  zwischen 
Rasumichin  und  Dunja,  das  zermürbende  Katz-und-Maus- Spiel  zwischen 
Raskolnikow  und  Porfirij  Petrowitsch  und  die  damit  verbundene  Verbre- 
chensaufklärung blendet  er  vollständig  aus. 

3.2.  Die  filmsprachliche  Gestaltung 
des  (un)gekennzeichneten  Albtraums  auf  N3 

Es  stellt  sich  nun  u.a.  die  Frage  wie  die  zu  einem  großen  Teil  von  der 
unerklärlichen,  rätselhaften  Köфersprache  der  Protagonisten  getragene 
Albtraumatmosphäre  des  Romans  in  die  Sprache  des  Films  transferiert 
wird.  Hierauf  soll  zunächst  mit  einer  kurzen  Analyse  der  ersten 
Filmminuten  eine  Antwort  skizziert  werden.  Der  Vorspann  des  Films  wird 
unmittelbar  nachdem  die  Namen  der  Filmfirma  und  der  Sponsoren  auf 
zunächst  nicht  näher  definierten,  grauen  Wolken  im  Bild  erscheinen  jäh 
unterbrochen,  und  aus  dem  Off  wendet  sich  die  Stimme  der 
Hauptdarstellerin  mit  folgenden  Worten  an  die  Zuseher: 

I've  got  a  theory.  Individuals  are  divided  in  two  categories:  the  ordinary  and  the 
extraordinary.  Ordinary  people  are  correct  . . .  those  living  in  obedience  and  who 
like  living  like  that.  Now,  the  extraordinary  are  those  who  create  something  new 
...  all  those  who  break  the  old  laws,  the  destroyers.  The  first  maintain  the  world  as 
it  is.  The  others  will  move  the  world  to  attain  to  their  objectives  ...  even  if  to  do 
so,  they  have  to  commit  a  crime. 

Ninas  Stimme  fasst  somit  -  ohne  dass  sie  selbst  im  Bild  erscheint  - 
Raskolnikows  Theorie  vom  Napoleonischen  Übemienschen  in  einigen, 
prägnanten  Sätzen  zusammen  und  stellt  diese  wie  ein  Motto  dem  Film 
voran.  Während  sie  spricht,  sind  wieder  die  bereits  erwähnten  grauen 
Wolken  im  Bild  zu  sehen.  Unmittelbar  danach  setzt  die  düstere,  von 
dumpfen  Keyboardtönen  getragene  Filmmusik  von  Antonio  Pinto  ein  und 
die  Kamera  zoomt  langsam  auf  eine  mit  schwarzgrauem  Schimmelpilz 
überzogene  Zimmerecke  zu  bis  der  schwammige  Schimmel  in  riesigen 
Detailaufiiahmen  zu  sehen  ist,  und  als  jene  graue  Wolke  identifiziert 
werden  kann,  die  bereits  den  ersten  Teil  des  Vorspanns  und  Ninas  Off- 
Kommentar  begleitete.  Nun  beginnt  der  zweite  Teil  des  Vorspanns,  indem 
die  Namen  der  beiden  Hauptdarstellerinnen,  der  Produzenten,  des 


Zitiert  nach  den  Untertiteln  der  offiziellen  Kauf-DVD.  Dhalia,  Heitor:  Nina.  Brasilien: 
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Regisseurs  und  schließlich  der  Filmtitel  über  die  Schimmelpilzwolken 
geblendet  werden. 

Erst  danach  setzt  die  eigentliche  Handlung  ein,  und  man  sieht  die  im 
Schlaf  weinende,  schweißgebadete  Nina  auf  ihrem  Bett  liegen.  Sie  hat 
einen  Albtraum  und  fleht  mit  weinerlicher  Stimme:  ,JI)addy,  don't  let  them, 
don't  let  them."  Was  sie  im  Traum  sieht,  verfolgt  Nina  auch  später 
während  des  gesamten  Films.  Sie  träumt  davon,  dass  sie  als  kleines 
Mädchen  an  der  Hand  ihres  Vaters  mit  ansehen  muss,  wie  ein  Pferd  von 
einer  Horde  betrunkener,  wild  brüllender  Menschen  zu  Tode  geprügelt 
wird.  Genau  derselbe  Albtraum  quält  auch  Raskolnikow  im  fünften  Kapitel 
des  ersten  Teils  von  Verbrechen  und  Strafe.  Im  Gegensatz  zu  seinen 
anderen  Albträumen  wird  dieser  aber  vom  Erzähler  von  Anfang  an  klar  als 
Traum  ausgewiesen: 

Einen  schrecklichen  Traum  hatte  Raskolnikow.  Ihm  träumte  von  seiner  Kindheit, 
noch  in  seiner  kleinen  Heimatstadt.  [...]  Er  und  sein  Vater  gehen  auf  der  Straße 
zum  Friedhof  und  müssen  an  dem  Wirtshaus  vorüber;  er  hält  die  Hand  des  Vaters 
und  sieht  ängstlich  nach  der  Schenke  hin.  [. . .]  Alle  sind  betrunken,  grölen  Lieder, 
und  vor  dem  Eingang  zum  Wirtshaus  steht  ein  Bauemwagen,  aber  kein 
gewöhnlicher  Wagen.  Es  ist  eines  von  jenen  großen  Fuhrwerken,  vor  die  man 
schwere  Zugpferde  spannt  [...].  Jetzt  aber  ist  seltsamerweise  vor  einen  so  großen 
Wagen  ein  kleines,  mageres,  fiichsbraunes  Bauempferdchen  gespannt,  eines  von 
jenen,  die  sich  manchmal  -  er  hat  das  schon  oft  gesehen  -  mit  einer 
hochbeladenen  Fuhre  Holz  oder  Heu  abschinden,  vor  allem,  wenn  der  Wagen  im 
Schlamm  oder  in  einer  alten  Karrenspur  steckenbleibt,  und  die  dann  von  den 
Bauern  schmerzhaft,  so  schmerzhaft  mit  der  Peitsche  geprügelt  werden, 
manchmal  sogar  auf  das  Maul  und  über  die  Augen,  er  aber  ist  den  Tränen  nahe, 
weil  er  beim  Zusehen  ein  solches  Mitleid  empfindet  [. .  .].^^ 

Nachdem  die  betrunkene  Meute  das  kleine  Pferd  zu  Tode  geprügelt  hat, 
lässt  der  Erzähler  Raskolnikow  erwachen  und  kennzeichnet  somit  auch  das 
Ende  des  Alptraums  ganz  unmiss verständlich: 

»Ach  Papa!  Wofiir  haben  sie  ...  das  arme  Pferdchen  ...  erschlagen!«  schluchzt  er, 
aber  sein  Atem  stockt,  und  die  Worte  entringen  sich  als  Schrei  seiner  beklemmten 
Brust.  »Sie  sind  betrunken,  sie  treiben  Unftig,  das  geht  uns  nichts  an,  wir  wollen 
nach  Hause!«  sagt  der  Vater.  Er  klammert  sich  mit  beiden  Armen  an  den  Vater, 
aber  etwas  presst  seine  Brust  enger  und  enger  zusammen.  Er  will  Atem  holen, 
schreien  -  und  erwacht.  Er  war  schweißgebadet,  auch  sein  Haar  war  nass,  er  rang 
nach  Luft,  richtete  sich  entsetzt  auf 


Dostojewskij,  Fjodor:  Verbrechen  und  Strafe,  S.  76ff. 
Ibid.,  S.  82. 
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Genauso  ergeht  es  Nina  am  Ende  ihres  Albtraums:  auch  sie  er\\"acht 
sch\\'eißgebadet  und  starrt.  \\ie  das  letлe  Filmstill  aus  der  unten  folgenden 
В  lidreihe  zeigt,  mit  schreckge\^"eiteten  Augen  an  die  Decke  ihres  Zimmers. 
Die  Detailaufnahme,  die  Dhalia  fur  dieses  Bild  verwendet,  lässt  den 
Zuseher  neben  den  riesigen  Augen,  auch  noch  jede  Schweißperle  auf  Ninas 
Stirn  erkennen,  und  hebt  ilire  \'on  panischer  .Arngst  getragene  Кофег- 
sprache  besonders  deutlich  hen  or.  Wenn  aber  Dostojewskijs  Erzähler  auf 
dem  Kommunikationsni\"eau  N2  den  Albtraum  mittels  Hinweisen  wie 
..Emen  schrecklichen  Traum  hatte  Raskokiikow  kennzeichnet,  so  macht 
Dhalia  ilin  auf  N3.  der  Ebene  des  filmsprachlichen  Autorenbe\M:sstseins. 
sichtbar,  indem  er  die  Traumsequenzen  in  Schwarz-\\'eiß-Bildem  dreht 
und  sie  somit  eindeutig  \'on  den  übngen.  m  Farbe  gedrehten  Ereignissen 
abhebt.  Die  Zuseher  auf  N4  sehen  somit  ab\\'echselnd  die  im  Schlaf 
weinende  Nina  in  Farbe  und  die  Tötung  des  Pferdes  in  schwarz-^^'eiß  und 
können  dadurch  den  Albtraum  problemlos  als  solchen  dekodieren.  Auch 
im  weiteren  V erlauf  des  Films  sieht  Nina  im  W'achzustand  immer  \^ieder 
Schwarz-\\'eiß-Bilder  vor  ihrem  geistigen  Auge  aufblitzen,  die  der 
Zuseher.  dank  Dhalias  filmsprachhchem  Kode,  als  Traumbilder  deuten 
kann  (Bildteil:  Ninas  Albtraum  vom  zu  Tode  geprügelten  Pferd).  Nach 
dem  Mord  an  Dona  Eulalia  kommt  es  jedoch  zu  einem  Bruch  mit  diesem 
filmsprachlichen  Gestaltungskode,  denn  plötzlich  sieht  Nina  die  brutalen 
Mörder  des  Pferdes  aus  ihrem  Traum  auch  noch  nach  dem  Erwachen 
wieder.  Sie  sitzen  allesamt  in  Farbe  in  ihrem  Zimmer  und  starren  sie  an. 
Von  diesem  Moment  an  gibt  es  im  Film  keine  Schwarz-W'eiß-Bilder  mehr, 
und  Ninas  Albträume  und  Halluzinationen  werden  ebenso  die 
Geschehnisse  in  ihrer  Erlebniswirklichkeit  in  Farbe  gezeigt.  Da  sich  Nina 
aber  nach  dem  Mord  wie  Raskolniko\\"  m  einer  ps\"chischen  Ausnahme- 
situation befindet  und  nicht  mehr  zwischen  Erlebniswirklichkeit. 
Halluzmation  und  Albtraum  unterscheiden  kann,  wirà  im  Film  ein  ganz 
ähnlicher  Effekt  wie  im  Roman  erzielt:  Der  Zuseher  auf  N4  kann  nun.  da 
die  Kennzeichnung  der  Albträume  fehlt,  ebenfalls  nicht  m.ehr  zwischen 
diesen  und  den  \"on  Nina  im  Wachzustand  durchlebten  Ereignissen 
unterscheiden.  Am  Ende  des  Films,  als  Nina  ihre  Gewissensbisse  nicht 
melir  aushält  und  selbst  die  Polizei  ruft,  stellt  sich  deshalb  ein  ganz 
besonderer  Überraschungseffekt  em:  Nina  hat  sich  die  Existenz  jener 
beiden  Polizisten,  von  denen  sie  sich  nach  der  Ermordung  Dona  Eulalias 
\"erfolgt  fühlte,  nur  eingebildet,  denn  weder  der  .Агл  noch  die  echten 
Polizisten,  denen  sie  den  Mord  gesteht,  können  die  beiden  eingebildeten 
Kommissare  sehen.  Das  \'ertrauen  des  Zusehers  in  Ninas  Wahrnehmung 
wird  dadurch  nachhaltig  erschüuert,  und  er  muss  sich  im  Nachhinein  die 
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Abb.  1  :  Die  im  Schlaf  weinende  Nina  wird  in  Farbe  und  aus 
extremer  Untersicht  gefilmt. 


Abb.  2:  Für  Sekundenbruchteile  blitzen  die  Schwarz-Weiß 
Bilder  aus  dem  Traum  auf  Das  erste  zeigt  das  Pferd. 


Abb.  3:  Die  Gesichter  zweier  lachender  Frauen  aus  der 
grölenden  Menge  werden  unmittelbar  nach  dem  Pferd  in 
leichter  Untersicht  gezeigt. 
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Abb.  4:  Auch  die  vom  brasilianischen  Zeichner  Lorenço 
Mutarelli  gemalten  Manga-Bilder  aus  Ninas  späteren 
Mordphantasien  sind  für  Sekundenbruchteile  zu  sehen. 


Abb.  5:  Nina  sieht  sich  selbst  im  Traum  als  kleines  Mädchen, 
das  die  Tötung  des  Pferdes  mit  ansehen  muss. 


Abb.  6:  Die  Detailaufhahme  von  Ninas  Eru-achen  zeigt  sie  in 
Farbe  mit  schweißnasser  Stirn  und  schreckgeweiteten  Augen. 
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Frage  stellen,  was  nach  dem  vermeintlichen  Mord  an  Dona  Eulalia 
tatsächlich  stattgefunden  und  was  sich  nur  in  Ninas  Kopf  abgespielt  hat. 
Durch  den  Bruch  mit  der  ursprünglichen  filmsprachlichen  Kodierung  der 
Albträume  gelingt  es  Dhalia  somit,  Dostojewski] s  unzuverlässigen  Erzähler 
vom  Kommunikationsniveau  N2  auf  die  Ebene  des  Autorenbewusstseins 
N3  in  den  Film  zu  transferieren. 

Und  wie  schon  mehrfach  erwähnt,  spielen  auch  in  Dhalias  Film 
nonverbale  Elemente  bei  der  Erschaffung  der  Albtraumatmosphäre  eine 
wesentliche  Rolle.  Nach  dem  Mord  an  Dona  Eulalia  legen  plötzlich  alle 
Menschen,  denen  Nina  begegnet  ein  unerklärliches,  irritierendes 
nonverbales  Verhalten  an  den  Tag:  Der  Nachmieter,  dem  Dona  Eulalia 
Ninas  Zimmer  versprochen  hat,  beginnt,  plötzlich  wie  ein  Hund  zu  bellen, 
die  Maler  in  der  Nachbarwohnung  prügeln  sich  ohne  ersichtlichen  Grund 
im  Flur,  die  Nachbarinnen  starren  Nina  vorwurfsvoll  an  und  schließlich 
tauchen  der  anklagend  blickende  alte  Mann  und  die  bedrohlich  starrenden 
Polizisten  auf,  die  sich  im  Nachhinein  als  nicht  existent  herausstellen. 

Ganz  explizit  zur  Gestaltung  des  Albtraumhaften  wird  aber  noch  ein 
weiteres,  nonverbales  Element  eingesetzt,  nämlich  ein  parasprachliches: 
Nina  bildet  sich  ein,  Dona  Eulalias  Husten  auch  nach  deren  Tod,  weiterhin 
zu  hören.  Nach  Hüblers  Unterscheidung  zwischen  Stimmqualitäten  und 
Vokalisationen  umfassen  letztere  jene  paralinguistischen  Momente,  die 
spontan,  situationsgebunden  und  unkontrolliert  auftreten.  Zu  den 
Vokalisationen  zählen  auch  lautliche  Charakteristika,  die  den  momentanen 
Zustand  eines  Sprechers  zu  verdeutlichen  helfen.  Hierzu  gehören  etwa 
Seufzen,  Gähnen,  Räuspern  aber  auch  das  Husten.  Mit  der  Terminologie 
der  NVK-Forschung  lässt  sich  demnach  sagen,  dass  Dhalia  seine  Heldin 
mit  dem  parasprachlichen,  lautlichen  Charakteristikum  des  Hustens  gezielt 
in  Panik  versetzt.  Denn  jedes  Mal  wenn  Nina  Dona  Eulalias  Leiche  husten 
hört,  erstarrt  sie  förmlich  vor  Schreck  und  starrt  mit  weit  aufgerissenen 
Augen  und  schweißbedeckter  Stim  in  die  Kamera.  Somit  reagiert  sie  auf 
das  Husten  ebenfalls  wieder  nonverbal,  da  sie  ihr  Entsetzen  mittels  ihres 
kinetischen  Blickverhaltens  (weit  aufgerissene  Augen)  und  diverser 
Automatismen  (Zittern,  Erblassen  und  Schweißausbrüche)  zum  Ausdruck 
bringt.  Ninas  Gesicht  wird  dabei  von  Dhalia  geme  in  Groß-  oder 
Detailaufhahmen  gezeigt,  sodass  ihre  von  Angst  beherrschte  К0фег- 
sprache  ganz  besonders  gut  zur  Geltung  kommt  und  der  albtraumhafte 
Gesamteindruck  noch  zusätzlich  unterstrichen  wird. 

Welche  Rolle  spielt  nun  das  anfangs  skizzierte  cross-dressing  bei  der 
Erschaffung  der  filmischen  Albtraumatmosphäre?  Und  von  welchen 
nonverbalen  Elementen  wird  es  getragen?  Im  Folgenden  soll  mit  der 
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Terminologie  Judith  Butlers  eine  Antwort  auf  diese  Fragen  versucht 
werden. 


3.3.  Das  „unbehagliche"  Aufbrechen  weiblicher  Performativität 
oder  warum  ist  Nina  unsympathisch? 

Von  Publikum  und  Kritik  wurde  Nina  recht  kontrovers  aufgenommen.  Jene 
Stimmen,  denen  der  Bezug  zu  Verbrechen  und  Strafe  nicht  bewusst  war, 
bezeichneten  den  Fihn  einhellig  als  misslungenes  Psychodrama.  Laut  ihnen 
schafft  es  Dhalias  Heldin  nicht,  Sympathien  im  Zuseher  zu  wecken.  Sie  ist 
selbst  schuld  an  ihrem  Schicksal,  versucht  nicht  aktiv  ihre  Situation  zu 
verbessern  und  verdient  deshalb  auch  kein  Mitgefühl.^^  Andere 
Kritikerstimmen  berücksichtigen  hingegen  den  Bezug  zum  Dostojewskij- 
Roman,  interessieren  sich  aber  so  gut  wie  ausschließlich  fur  Dhalias 
beeindruckende,  unorthodoxe  Bildgestaltung  und  gehen  kaum  auf 
inhaltliche  Bezüge  ein.^^  Eine  dritte  Gruppe  von  Kritikern  rückt  schließlich 
den  Vergleich  zwischen  dem  männlichen  Romanhelden  und  der  weiblichen 
Filmheldin  in  den  Mittelpunkt  ihres  hiteresses,  doch  auch  unter  diesen 
Stimmen  herrscht  der  Tenor  vor,  dass  Dhalias  Heldin,  im  Vergleich  zu 
Raskolnikow,  den  Rezipienten  einfach  nicht  auf  ihre  Seite  zu  ziehen 
vermag  und  schlichtweg  zu  unsympathisch  gestaltet  sei,  um  die 
Sozialkritik  des  Films  glaubhaft  zu  vermitteln.^^ 

Auf  den  ersten  Blick  scheint  es  also  ganz  gleichgültig  zu  sein,  ob  das 
von  Dhalia  durchgeführte  intermediale  cross-dressing  von  Raskolnikow  zu 
Nina  vom  Rezipienten  erkannt  wird  oder  nicht.  Die  weibliche  Filmfigur 
stößt  generell  auf  eine  breite  Front  der  Ablehnung.  Es  drängt  sich  nun 
allerdings  die  Frage  auf,  warum  dies  nicht  auch  auf  den  männlichen 
Romanhelden  zutrifft,  denn,  wie  erwähnt,  unterscheiden  sich  Nina  und 
Raskolnikow  kaum  in  ihrer  Charakterzeichnung.  Bevor  im  Anschluss  eine 
mögliche  Antwort  auf  diese  Frage  skizziert  wird,  soll  vorab  eine 
provokante  These  aufgestellt  werden:  Meines  Erachtens  hängt  jenes 
Unbehagen,  das  Dhalias  Protagonistin  in  vielen  Zusehem  auslöst,  zu  einem 


^  Stellvertretend  für  diese  Gruppe  sei  genannt:  Huber.  Matthias:  Der  Sekten  Vertreter  vor 
deiner  Haustür.  Online-Rezension  auf  f.lm: 

http://www.f-lm.de/2005/08/13/der-sektenvertreter-vor-deiner-haustur/  -  vom4.  Juni  2010. 

Vgl.  hierzu  etwa:  Passos,  Tiago:  Nina,  de  Heitor  Dhalia.  Online-Rezension  auf  CMI 
Brasil:  http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2005/05/316148.shtml  -  vom  4.  Juni  2010. 

Stellvertretend  für  diese  Gruppe  sei  genannt:  Barber,  Mary  Beth:  Crime  and  Punishment 
2004.Online-Review  auf  OFFOFFOFF-Film:  http://www.offoffoff.com/film/2004/nina.php  - 
vom  4.  Juni  2010. 
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guten  Teil  mit  ihrer  aggressiven,  unkonventionellen  КофегзргасЬе 
zusammen,  mit  der  sie  gegen  die  Verhaltenskodes  weiblicher  Performa- 
tivität  verstößt. 

Der  Begriff  der  geschlechtlichen  Performativität  stammt  von  Judith 
Butler,  und  soll  im  Folgenden  so  verwendet  werden,  wie  ihn  diese  in  ihren 
beiden  berühmtesten  Werken  Das  Unbehagen  der  Geschlechter  (Gender 
Trouble  1991)  und  Körper  von  Gewicht  (Bodies  that  Matter  1993)  definiert 
hat.  Die  ursprünglichen  Wurzeln  des  Begriffs  Performativität  liegen  in  der 
vom  englischen  Philosophen  John  L.  Austin  in  den  1960er  Jahren 
begründeten  Sprechakttheorie.  Unter  performativen  Äußerungen  fasst 
Austin  jene  Sprechakte  zusammen,  die  unmittelbar  nachdem  sie  sprachlich 
artikuliert  werden,  eine  bestimmte  Aktion  nach  sich  ziehen,  denen  also 
schon  ein  Imperativ  implizit  ist.^^  Judith  Butler  verwendet  diesen  Begriff 
nun  im  Hinblick  auf  die  Frage  wie  in  unserer  von  heterosexueller 
Hegemonie  geprägten  Gesellschaft  die  Kategorien  „weiblich"  und 
„männlich"  konstruiert  werden.  Die  Geschlechtswerdung,  oder  die 
Entstehung  der  Geschlechterdifferenz,  basiert  nach  Butler  nicht  auf  einer 
natürlichen  oder  unausweichlichen  Materialisierung,  es  wird  bei  diesem 
Prozess  viel  mehr  das  sogenannte  „natürliche  Geschlecht"  von  Anfang  an 
normativ  geprägt  und  entspricht  dadurch  einem  „regulierenden  Ideal"^^. 
Eine  Trennung  zwischen  biologischem  und  sozialem  Geschlecht  wie  sie 
etwa  noch  in  den  1980er  Jahren  in  den  feministischen  Theorien  gedacht 
wurde,  ist  laut  Butler  deshalb  nicht  mehr  haltbar,  weil  das  „biologische 
Geschlecht"  von  vornherein  ein  ideales  Konstrukt  ist,  „das  mit  der  Zeit 
zwangsläufig  materialisiert"^^  wird.  Es  ist  demnach  keine  „schlichte 
Tatsache  oder  ein  statischer  Zustand  eines  Köфers",  sondern  ein 
materialisierender  Prozess,  bei  dem  „regulierende  Normen"^ ^  durch 
ständige  Wiederholung  das  sogenannte  biologische  Geschlecht  erst 
konstituieren.  Diesen  Prozess,  bei  dem  einem  Individuum  seine 
geschlechtliche  Identität  mittels  nonverbaler  Symbole  und  Sprechakten 
entweder  als  weiblich  oder  männlich  eingeschrieben  wird,  fasst  Butler  als 
performativen  Akt  auf,  der  schon  mit  der  bei  der  Geburt  getätigten, 
initiierenden  Äußerung  „Es  ist  ein  Mädchen!"  unauflöslich  die  Direktive 
„Werde  zu  einem  Mädchen!"  verbindet.^^  Die  Performativität  der 


Vgl.  Austin,  John:  Zur  Theorie  der  Sprechakte.  (How  to  do  things  with  Words). 
Stuttgart:  Reclam  1972,  S.  27f. 

Butler,  Judith:  Кофег  von  Gewicht,  S.  21. 

Ibid. 

Ibid. 

Vgl.  ibid.  S.  318f. 


Dostojewskij  in  Brasilien 


81 


Geschlechter  wird  damit  als  ein  eingrenzender  und  problematischer 
Prozess  definiert,  denn  sie  folgt  Normen  und  Regeln,  die  nur  ganz 
„bestimmte  sexuierte  Identifizierungen"  zulassen  und  „andere 
Identifizierungen"^^  verwerfen  und/oder  verleugnen.  Dadurch  entsteht  nach 
Butler  ein  ganz  besonderer  Bereich,  der  jenen  Personen  vorbehalten  ist,  die 
sich  einer  eindeuügen  Identifizierung  entziehen: 

Diese  Matrix  mit  Ausschlusscharakter,  durch  die  Subjekte  gebildet  werden, 
verlangt  somit  gleichzeitig,  einen  Bereich  verworfener  Wesen  hervorzubringen, 
die  noch  nicht  „Subjekte"  sind,  sondern  das  konstitutive  Außen  zum  Bereich  des 
Subjekts  abgeben.  Das  Verworfene  [...]  bezeichnet  hier  genau  jene  „nicht 
lebbaren"  und  „unbewohnbaren"  Zonen  des  sozialen  Lebens,  die  dennoch  dicht 
bevölkert  sind  von  denjenigen,  die  nicht  den  Status  des  Subjekts  genießen,  deren 
Leben  im  Zeichen  des  „Nicht-Lebbaren"  jedoch  benötigt  wird,  um  den  Bereich 
des  Subjekts  einzugrenzen.^"^ 

Den  Bereich  des  Außen  bezeichnet  Butler  hier  also  auch  als  jenen  des 
Verworfenen.  Sie  sieht  vor  allem  homo-,  bi-  und  transsexuelle  Menschen 
in  diese  unbewohnbaren  Zonen  gedrängt  und  stellt  fest,  dass  diese  ins 
Außen  Gedrängten  eigene  theatralische  Performances  wie  Drag,  Travestie 
oder  eben  cross-dressing  entworfen  haben,  um  der  vorherrschenden, 
dualen,  heterosexuell  geprägten  Form  der  Performativität  ihre  starren, 
einengenden  Grenzen  und  ihr  radikales  Ausschlussverfahren  vor  Augen  zu 
fuhren. 


3.4.  Ninas  nonverbale  „Verworfenheit" 

Welcher  Zusammenhang  besteht  nun  zwischen  Butlers  Bereich  des 
Verworfenen  und  Ninas  Körpersprache?  Meines  Erachtens  ist  Nina  eine 
Figur,  die  die  Grenzen  weiblicher  Performativität  überschreitet  und  deshalb 
zu  jenen  ins  Außen  gedrängten  Verworfenen  zählt,  die  Judith  Butler  in 
ihrer  Gender-Theorie  skizziert.  Ninas  „Verworfenheit"  ist  weniger  durch 
die  Überschreitung  heterosexueller  Grenzen  geprägt,  obwohl  sie  auch 
homosexuelle  Beziehungen  pflegt,  wie  am  Anfang  des  Films  angedeutet 
wird  als  sie  ihre  Freundin  Sofia  küsst,  sondern  durch  die  Übertretung  eines 
sozial  determinierten  Tabus:  des  Tabus  weiblicher  Aggressivität.  Wenn  wir 
in  Literatur  und  Film  weiblicher  Aggressivität  begegnen,  wird  diese  in  der 
Regel  entweder  solchen  Frauen  zugeschrieben,  die  von  vornherein  negativ 
belegt  sind,  oder  solchen  die  einen  außerordentlich  guten  Grund  für  ihr 

Butler,  Judith:  Кофег  von  Gewicht,  S.  23. 


82 


Dunja  Brötz 


aggressives  Verhalten  angeben  können,  wie  etwa  an  ihnen  oder  ihrer 
Familie  begangenes  Unrecht/^  Frauen,  die  wie  Nina  „nur"  auf  eine 
alltägliche,  noch  dazu  selbst  verschuldete,  materielle  Notsituation  mit 
destruktiver  Aggression  reagieren,  bieten  im  Sinne  einer  strikt 
heterosexuellen  Performativität  kein  positives  Identifikationsmuster  und 
können  somit  auch  nicht  mit  Mitgefühl  oder  Verständnis  rechnen. 

Diese  destruktive  Aggressivität  Ninas  wird  nun  größtenteils  durch  ihre 
nonverbale  Kommunikation  ausgedrückt.  So  bedient  sie  sich 
beispielsweise  aggressiver  kinetischer  Embleme  und  Emotionsausdrücke: 
Sie  streckt  ihren  Kunden  im  Fast-Food-Restaurant  den  Mittelfinger 
entgegen,  verdreht  genervt  und  abwertend  ihre  Augen,  wenn  ihre  Freundin 
Alice  ihr  ins  Gewissen  redet.  Sie  zeigt  Dona  Eulalia  die  Zunge,  wenn  diese 
sie  schikaniert,  und  ihr  Gesichtsausdruck  vermitteh  so  gut  wie  immer 
unverhohlene  Abscheu,  die  sie  ihrer  gesamten  Umwelt  entgegenzubringen 
scheint.  Außerdem  tritt  ihre  Aggressivität  auch  auf  haptischer  Ebene 
zutage:  So  geht  Nina  etwa  mit  bloßen  Händen  auf  einen  Taxifahrer  los,  der 
eine  mittellose  Prostituierte  aus  seinem  Auto  wirft,  und  schließlich 
kulminiert  ihre  aggressive  Haptik  in  der  Ermordung  Dona  Eulalias.  Auch 
in  der  Wahl  ihrer  Artefakte  manifestiert  sich  Ninas  Rebellion  gegen  die  sie 
demütigende  Umwelt.  Zu  Beginn  des  Films  trägt  sie  meist  ein  T-Shirt  mit 
der  Aufschrift  „Suck  my  Dick".  Später  stechen  besonders  ihre  hohen 
schwarzen  Schnürstiefel  ins  Auge,  mit  denen  sie  sich  bewusst  von  ihrer 
Freundin  der  Prostituierten  Alice  abgrenzt,  die  immer  auf  hohen 
Bleistiftabsätzen  balanciert.  Da  diese  Stiefel  Nina  gut  zwei  Nummern  zu 
groß  sind,  wirkt  ihr  Gang  plump,  und  da  sie  außerdem  sehr  große, 
selbstbewusste  und  gleichzeitig  herausfordernde  Schritte  macht, 
überschreitet  sie  wiederum  auf  kinetischer  Ebene,  durch  ihre 
Köфerbewegung,  weibliche  Verhaltenskodes.  Generell  kleidet  sich  Nina  - 
wie  im  Übrigen  auch  Raskolnikow  -  betont  nachlässig  und  wirkt  immer 
etwas  unsauber  und  schmuddelig. 

Im  Vergleich  mit  Raskolnikow  fällt  im  Hinblick  auf  genderspezifische 
Köфersprache    eine    Komponente    ganz    besonders    auf    Beide  - 


Für  die  erste  Gruppe  der  „bösen  Frauen"  lässt  sich  der  Bogen  von  Herodias,  der  Mutter 
der  Salome  (Evangelium  nach  Matthäus  14,3-12;  Evangelium  nach  Markus  6,17-29),  über 
Shakespeares  Lady  Macbeth  (Macbeth  1606)  über  die  böse  Hexe  im  Märchen  (etwa  Hansel 
und  Gretel,  in  den  Kinder-  und  Hausmärchen  der  Gebrüder  Grimm,  1.  Auflage  1812)  bis  hin 
zu  Hollywood-Filmen  wie  Enthüllung  (Disclosure  1994)  spannen;  die  zweite  Gruppe  der 
„Rächerinnen"  lässt  sich  z.B.  vom  Medea-Mythos  (die  älteste  erhaltene  Dramenfassung 
stammt  von  Euripides,  5.  Jh.  v.  Chr.)  über  Kriemhild  im  Nibelungenlied  (entstanden  Anfang 
des  13.  Jh.s),  über  Dürrenmatts  Ciaire  Zachanassian  im  Besuch  der  alten  Dame  (1956)  bis  zu 
Beatrix  Kiddo  in  Quentin  Tarantinos  Kill  5z7/-Filmen  (2003  und  2004)  nachverfolgen. 
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Raskolnikow  und  Nina  -  reagieren  auf  die  ihnen  angetanenen 
Demütigungen  mit  Aggression  und  beide  kommunizieren  diese  Aggression 
zu  einem  guten  Teil  auf  nonverbaler  Ebene.  Doch  obwohl  Nina  von  Dona 
Eulalia  viel  schlimmer  gedemütigt  wird  als  Raskolnikow  von  Aljona 
Iwanowna,  bringt  der  Rezipient  auf  N4  ihrem  Verhalten  weit  weniger 
Verständnis  entgegen  als  seinem.  Der  Grund  dafür  liegt  meines  Erachtens 
darin,  dass  Raskolnikows  Aggression  innerhalb  der  Grenze  männlicher 
Performativität  verankert  bleibt:  Er  wird  gedemütigt,  er  wird  in  seiner  Ehre 
gekränkt,  ergo  darf  er  sich  auch  wehren.  Für  Ninas  Aggression  gibt  es 
diese  Rechtfertigung  aber  nicht,  weil  sie  mit  ihrem  Verhalten  die  Grenzen 
weiblicher  Performativität  sprengt  und  demnach  mit  der  Terminologie 
Judith  Butlers  gesprochen  im  Außen,  in  der  Welt  des  Verworfenen 
anzusiedehi  ist. 


3.5.  Ninas  Striptease-Parodie  als  nonverbale  theatralische  Performance 

Zur  Verdeutlichung  des  bisher  Gesagten  soll  abschließend  jene  Szene  aus 
Nina  eingehender  besprochen  werden,  die  von  der  Kritik  geme  als  der 
Beweis  für  den  abstoßenden  Charakter  der  Hauptfigur  angeführt  wird. 
Nach  einer  weiteren  Auseinandersetzung  mit  Dona  Eulalia  irrt  Nina  ziellos 
durch  die  Stadt  und  spricht  an  einer  Kreuzung  einen  blinden  Mann  an.  Sie 
begleitet  ihn  nach  Hause,  schläft  mit  ihm  und  stiehlt  ihm  am  nächsten 
Morgen  Geld  aus  seiner  Brieftasche.  Als  besondere  Geschmacklosigkeit 
wird  Nina  aber  der  Striptease  angekreidet,  den  sie  vor  dem  blinden  Mann 
vollfuhrt.  Die  folgende  Bilderreihe  aus  dieser  Szene  soll  Ninas 
parodistische,  nonverbale  Kommunikation  veranschaulichen  und  damit 
auch  einen  anderen  Blick  auf  ihr  provokantes  Verhalten  gewährleisten 
(Bildteil:  Die  Striptease-Parodie). 

Wie  lässt  sich  diese  Szene  nun  im  Hinblick  auf  Judith  Butlers 
Begrifflichkeit  inteфretieren  und  welche  Rolle  spielt  dabei  Ninas 
nonverbale  Kommunikation?  Es  wurde  schon  mehrmals  festgestellt,  dass 
Nina  eine  ganze  Reihe  von  Demütigungen  und  Erniedrigungen  über  sich 
ergehen  lassen  muss,  ehe  ihre  destruktive  Wut  schließlich  im  Mord  an 
Dona  Eulalia  kulminiert.  Doch  Nina  hat  nicht  nur  unter  ihrer  sadistischen 
Vermieterin  zu  leiden;  generell  scheint  sie  trotz  ihres  aggressiven  Gebarens 
so  gut  wie  jedem  Menschen,  dem  sie  begegnet,  auf  irgendeine  Weise 
unterlegen  zu  sein.  Sie  muss  sich  dauernd  gegen  die  Angriffe  und 
Provokationen  der  anderen  wehren.  Die  Gäste  im  Fast-Food-Restaurant 
behandeln  sie  wie  eine  Sklavin,  ihre  Freundin  Alice  will  sie  zur  Prostitu- 
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tion  Überreden,  ihre  vermeintliche  Freundin  und  Dealerin  Ana  steht  ständig 
unter  Drogen  und  interessiert  sich  im  Grunde  nur  für  Nina,  weil  sie  eine 
ihrer  besten  Kundinnen  ist,  und  schließlich  demütigt  sie  sogar  der 
Straßenhändler,  dem  sie  ihre  CDs  verkaufen  will,  indem  er  ihr  Geld  für 
ihren  getragenen  Slip  anbietet.  Die  einzige  Ausnahme  in  dieser  Reihe  von 
potentiellen  Ausbeutern  stellt  der  blinde  Mann  dar.  Seine  Behinderung 
erlaubt  es  Nina,  sich  ihm  überlegen  zu  fühlen,  und  er  ist  damit  auch  das 
einzige  menschliche  Wesen  im  gesamten  Film,  das  ihr  ein  gewisses 
Machtgefühl  verleiht. 

Diese  unerwartete  Macht  nutzt  Nina  schon  im  Vorfeld  weidlich  aus 
und  dabei  spielt  ihre  nonverbale  Kommunikation  eine  ganz  entscheidende 
Rolle.  Zunächst  fragt  Nina  den  blinden  Mann  warum  alle  Bilder  in  seiner 
Wohnung  Frauenakte  darstellen,  und  als  er  ihr  als  Grund  nennt,  dass  es  nun 
einmal  sein  größter  Wunsch  wäre,  nackte  Frauen  sehen  zu  können, 
beschwindelt  sie  ihn,  und  meint,  dass  eines  der  Bilder  ein  Stillleben  sei  und 
eine  Schale  mit  zwei  Äpfeln  zeige.  Sie  versucht  also  bereits  von  Anfang 
an,  ihn  im  Hinblick  auf  die  nonverbalen  Faktoren  in  seiner  Wohnung,  wie 
eben  die  Bilder,  die  er  nicht  sehen  kann,  zu  verunsichern,  um  damit  ihre 
Macht  zu  demonstrieren.  Als  sie  später  rauchend  nebeneinander  auf  dem 
Sofa  sitzen,  betont  Nina  ihre  Überlegenheit  vor  allem  mittels  kinetischer 
Emotionsausdrücke:  So  verdreht  sie  ihre  Augen,  schneidet  dem  blinden 
Mann  wie  ein  kleines  Kind  Grimassen  und  streckt  ihm  die  Zunge  heraus. 
Sein  unerfüllbarer  Wunsch,  nackte  Frauen  sehen  zu  können,  wird 
schließlich  zum  Auslöser  für  ihren  Striptease,  der  im  Grunde  nur  ein 
weiteres  Rädchen  im  Gefüge  ihrer  Machtdemonstration  darstellt. 

Schon  als  Nina  zu  tanzen  beginnt,  steht  fest,  dass  sich  ihr  Striptease  in 
einem  wesentlichen  Punkt  von  anderen  Darbietungen  dieser  Art 
unterscheidet:  Es  gibt  keinen  Adressaten.  Nina  zieht  sich  aus,  weil  sie  nicht 
gesehen  wird  und  spielt  damit  erneut  mit  ihrer  nonverbalen  Macht.  Mit  den 
Worten  der  NVK-Forschung  muss  man  sagen,  dass  es  für  diese,  von  Nina 
als  Senderin  gewählte  Form  der  nonverbalen  Kommunikation  keinen 
adäquaten  Empfänger  gibt,  und  der  Striptease  dadurch  in  seiner  Gesamtheit 
zu  einer  Parodie  wird.  Dies  wird  auch  durch  die  Ausfuhrung  der 
Darbietung  im  Detail  bestätigt,  denn  Nina  übertreibt  die  gängigen  Posen 
von  Striptease-Tänzerinnen  gezielt  und  setzt  ganz  bewusst  harte  Arm-  und 
Handbewegungen  ein,  die  das  Klischee  der  weichen,  weiblichen 
Bewegungen  untergraben.  Vor  allem  zeigt  sich  der  subversive  Charakter 
ihrer  Performance  aber  in  ihrer  Mimik.  Sie  verzieht  ihr  Gesicht,  verdreht 
die  Augen,  lacht  provokant  und  bhckt  überlegen.  Dies  alles  tut  sie  aber 
nicht,  um  zu  gefallen,  sondem  um  ihre  überlegene  Position  und  die 
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Freiheiten,  die  diese  ihr  bietet,  auszukosten,  da  sie  ja  annimmt,  ihr 
sub\'ersi\-er  Akt  wiirdQ  nicht  bemerkt.  Für  Nina  steht  dabei  aber  nicht  die 
Demütigung,  sondern  das  harmlose  Spiel  mit  einem  ihr  unterlegenen 
Menschen  im  Vordergrund.  Dies  belegt  auch  ihre  Reaktion  auf  seine 
W^rte:  ..Should  I  take  off  my  clothes,  too?"  Obwohl  sie  nun  weiß  dass  der 
blinde  Mann  ihi'en  Striptease  sehr  wohl  bemerkt  hat.  erschreckt  sie  darüber 
nicht.  Sie  scheint  zwar  für  den  Bruchteil  einer  Sekunde  überrascht  zu  sein, 
doch  sie  denkt  sich  sofort  ein  neues  Spiel  aus.  bei  dem  er  ihr  wiederam 
unterlegen  ist. 

Dieser  Striptease-Parodie,  die  sich  mit  der  Teiininologie  Judith  Butlers 
auch  als  nom"erbale  theatralische  Performance  einer  Venvorfenen 
bezeichnen  lässt.  wohnt  nun  eine  wesentliche  Grenzüberschreitung 
passiver  \\-eiblicher  Peiformati\'ität  inne:  Da  Ninas  Darbietung  nicht  auf 
Verführung  abzielt,  wird  das  bei  einem  .Jierkömmlichen"  Striptease 
vorherrschende  Macht\'erhältnis  zwischen  angeblicktem  Objekt  und 
blickendem  Subjekt  aufgebrochen.  In  dieser  Striptease-Szene  wird  nicht 
mehr  der  passi\"e.  auf  klischeehafte  Posen  reduzierte  weibliche  Köiper  zum 
Objekt  eines  dominanten  männlichen  Blickes  -  denn  es  gibt  keinen 
männlichen  Blick  mehr  -.  sondern  der  gehandikapte  männliche  Körper 
wird  zum  Ziel  einer  Parodie. 


4.  Conclusio 

Hier  schließt  sich  der  Kreis  wieder,  und  ich  kehre  zurück  zur  eingangs  im 
Zusammenhang  mit  Elisabeth  Bronfens  Begiifflichkeit.  aufgeworfenen 
Frage  nach  den  sub\"ersi\'en  Strategien  und  ihren  Auswirkungen.  W^elche 
Kräfte  aktiviert  das  wa.  \"on  nom'erbaler  Kommunikation  getragene  cross- 
dressing  in  Dhalias  Film?  Schränkt  die  aggressi\"e  Überschreitung  perfor- 
mativer  Grenzen  die  weibliche  Raskolnikow-Figur  noch  zusätzlich  ein. 
indem  man  sie  nun  besonders  leicht  auf  die  Rolle  der  aufsässigen  Punkgöre 
festlegen  kann  und  als  „Verworfene"  einfach  nicht  mehr  ernst  zunehmen 
braucht?  Oder  trägt  Ninas  Verhalten  in  letzter  Konsequenz  doch  eher  zu 
ihrer  Befreiung  \'on  sozialen  Zwängen  bei?  Da  nun  nach  Bronfen  einem 
cross-dressmg  immer  sowohl  ein  befreiendes  als  auch  ein  beschränkendes 
Moment  inne\\'ohnt.  ist  natürlich  klar,  dass  auch  in  Nina  beide  Kräfte  der 
Sub\'ersion  auftreten.  Paradoxerweise  erwächst  in  diesem  Fihn  aber  gerade 
eines  der  erstaunlichsten,  befreienden  Momente  für  Nina  aus  einer  sie 
eindeutig,  beschränkenden  Determinierung  heraus.  Denn  der  drohenden 
Verhaftung  entgeht  sie  \'.a.,  wqH  sie  eine  „Verworfene"  ist.  Zwar  entlastet 
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sie  später  auch  die  Aussage  von  Dona  Eulalias  Hausarzt,  doch  daran,  dass 
die  Polizisten  von  Anfang  keinen  Verdacht  gegen  sie  hegen,  trägt  in  erster 
Linie  ihr  unkonventionelles  Auftreten  als  nicht  ernst  zu  nehmende 
Verrückte  bei.  Während  ihres  wirren,  unglaubwürdigen  Geständnisses,  in 
dem  sie  behauptet  ihre  Vermieterin  zunächst  erstochen,  dann  erschlagen 
und  schließlich  erdrosselt  zu  haben,  tauschen  die  Polizisten  viel  sagende 
Blicke  aus,  die  klar  zum  Ausdruck  bringen,  dass  sie  ihr  kein  Wort  glauben. 
Ihr  mitleiderregender,  psychischer  und  physischer  Zustand,  ihre 
abgerissene,  schmuddelige  Kleidung,  ihre  schweißnassen  Haare  und  ihr 
heftiges  Zittern  vervollständigen  schließlich  das  Bild  der  „Verworfenen". 
Niemand  käme  bei  diesem  jämmerlichen  Anblick  in  den  Sinn,  dass  Nina 
vielleicht  doch  Schuld  am  Herzversagen  ihrer  Vermieterin  haben  könnte. 
Indem  die  offizielle  Obrigkeit  sie  also  auf  eine  Rolle  einschränkt,  die  sich 
nicht  mit  jener  der  Mörderin  vereinbaren  lässt,  und  die  Nina  einzig  und 
allein  ihrer  subversiven  Grenzüberschreitung  verdankt,  erfährt  sie  eine 
Befreiung  von  den  Zwängen  des  patriarchalen  Ordnungssystems,  mit  der 
sie  gar  nicht  gerechnet  hat. 

Und  obwohl  Nina,  die  ja  von  ihren  schrecklichen  Gewissensbissen 
zum  Geständnis  getrieben  wird,  zunächst  gar  nicht  erfreut  oder  erleichtert 
über  ihre  Verschonung  wirkt,  darf  nicht  übersehen  werden,  dass  sie  nun  die 
Freiheit  besitzt,  ihren  Weg  aus  der  Krise  selbst  zu  gestalten.  Raskolnikows 
seelische  Gesundung  im  sibirischen  Straflager  bleibt  hingegen  im  Rahmen 
patriarchaler  Maßregelung  und  offizieller,  staatlicher  Gerichtsbarkeit 
verankert.  Ein  individueller  Läuterungsweg  bleibt  ihm  damit  verschlossen. 
Nina  hat  jedoch  die  freie  Wahl,  und  somit  endet  Dhalias  intermediales 
Strategem  letztlich  in  einer  Befreiung,  wenn  auch  in  einer  auf  den  ersten 
Blick  beängstigenden  und  belastenden. 
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Dietrich  v.  Engelhardt 
Lübeck  und  München 


F.  M.  Dostojewski]':  Der  Spieler. 
Phänomene,  Ursachen,  Ziele 
und  Symbolik  einer  Sucht 


I.  Kontext:  Leben  und  Werk 

Dostojewskijs  Roman  Der  Spieler  aus  dem  Jahr  1867  schildert  das 
Schicksal  eines  Spielers  im  Medium  der  Literatur  und  ist  zugleich  ein 
autobiographischer  Text,  trägt  überzeitliche  Züge  und  ist  ebenso 
unverkennbar  auf  konkrete  Verhältnisse  in  Westeuropa  nach  1860 
bezogen.  Dostojewski]  war  selbst  ein  leidenschaftlicher  Spieler  und  hat 
sich  erfolgreich  von  dieser  Sucht  befreien  können.  Die  Verbindung  von 
Leben  und  Werk  erscheint  bei  dem  russischen  Schriftsteller  auch  in 
anderen  Bereichen,  vor  allem  auf  dem  Gebiet  der  Krankheit:  die 
Epilepsie,  an  der  Dostojewskij  seit  seiner  Jugend  litt,  hat  er  wiederholt  in 
seinen  Romanen  in  einem  faszinierenden  Zusammenspiel  von  Realistik 
und  Symbolik,  Objektivität  und  Subjektivität,  Biologie  und  Kultur 
beschrieben.^ 

Spielsucht  ist  ein  altes  und  ebenso  modernes  Phänomen;  Glücksspiele 
sind  bereits  aus  der  Zeit  vor  3000  Jahren  in  Ägypten  bezeugt  und  fmden 
sich  durch  die  Zeiten  hindurch  bis  in  die  Gegenwart  dokumentiert.  Stets 
stellt  sich  -  in  der  Wirklichkeit  wie  auch  in  der  Kunst  -  die  Frage  nach 
den  Ursachen,  Formen  und  Motiven  der  Spielsucht,  nach  dem  Einfluss 


^Catteau.  Jacques:  La  création  littéraire  chez  Dostoievsky.  Paris:  Institut  d'Études  Slaves, 
1978;  Engelhardt,  Dietrich  v.:  Epilepsie  in  Leben  und  Werk  Dostojewskijs.  Stationen  und 
Aspekte  der  Forschung  aus  medizinhistorischer  Sicht.  In:  Dostoevsky  Studies,  n.s.  5(2001): 
S. 25-39;  Gerigk,  Horst-Jürgen:  Dostojewskijs  Roman  ,Der  Idiot'  als  Phänomenologie  der 
Verkennung.  In:  Dostoevsky  Studies,  n.s.  3(1999):  S. 67-90;  Rice,  James  L.:  Dostoevsky  and 
the  healing  art.  An  essay  in  literary  and  medical  history.  Aim  Arbor:  Ardis,  1985;  Tellenbach, 
Hubertus:  Schwermut,  Wahn  und  Fallsucht  in  der  abendländischen  Dichtung.  Hürtgenwald: 
Pressler,  1992. 
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von  Anlage  und  Umwelt,  nach  den  individuellen,  sozialen  und  kulturellen 
Voraussetzungen,  nach  den  Umständen  des  Spielbeginns  und  der 
Fortführung,  nach  Möglichkeiten  und  Chancen  einer  Überwindung  dieser 
Sucht.^  Der  Erfolg  von  Prävention,  Therapie  und  Rehabilitation  hängt 
entscheidend  von  der  Kenntnis  dieser  unterschiedlichen  Dimensionen  ab. 
Auch  im  Bereich  der  Sucht  gilt  wie  für  die  Medizin  allgemein:  die 
Ontologie  der  Ursache  legt  die  Ontologie  der  Behandlung  nicht 
notwendig  fest;  ein  кофегІісЬез  Leiden  kann  auch  psychotherapeutisch 
behandelt  werden,  eine  psychische  Krankheit  ebenfalls  medikamentös. 
Die  Ursachen  der  Sucht  werden  im  übrigen  multifaktoriell  und  nicht 
monokausal  sein. 

Vita  und  Werk  stehen  in  Verbindung,  besitzen  aber  jeweils  auch  ihre 
eigene  Seinsweise,  Sprache,  Begriffe,  Struktur  und  Dynamik.  Sucht  und 
Spiel,  Krankheit  und  Verbrechen,  Glück  und  Verzweiflung  durchziehen 
das  ganze  Leben  von  Dostojewski]  und  sind  ebenso  durchgängig  Thema 
seiner  Romane  und  Erzählungen.  Die  Inteфretation  literarischer  Texte 
muss  sich,  was  nur  zu  oft  nicht  genügend  beachtet  wird,  von  der 
Biographie  unabhängig  machen  und  das  Kunstwerk  in  seiner  Wirklichkeit 
und  seinem  historischen  und  systematischen  Kontext  zu  begreifen 
versuchen.^  Pathograpie  und  Verständnis  der  künstlerischen  Kreativität 
müssen  dagegen  gerade  von  diesem  Zusammenhang  von  Leben  und 
Werk,  von  Psyche,  sozial-kultureller  Situation  und  Kreativität  ausgehen 
und  die  mannigfaltigen  wechselseitigen  Beziehungen  beschreiben  und 
analysieren."^ 

Der  Psychiater  und  Philosoph  Karl  Jaspers  (1883-1969)  hat  in  dieser 
Hinsicht  in  SQinQY  Allgemeinen  Psychopathologie  (1913,  ^1973)  mit  Recht 
drei  Aufgaben  für  jede  Pathographie,  ein  Begriff  um  1900  von  dem 
Psychiater  und  Neurologen  Karl  Möbius  (1853-1907)  geprägt, 
unterschieden,  die  von  bleibender  Bedeutung  sind  und  auch  für 
Dostojewskij  in  dieser  differenzierenden  Synopsis  noch  eine  Zukunfts- 


"  Grüsser-Sinopoii,  Sabine  M.,  u.  Ihno  Gebhardt:  Glücksspiel  in  Deutschland.  Ökonomie, 
Recht,  Sucht.  Berlin:  de  Gruyter,  2008;  Scheiblich,  Wolfgang:  Hg.,  Rausch,  Ekstase, 
Kreativität.  Dimensionen  der  Sucht.  Freiburg  i.  Br.:  Lambertus,  1987;  Tegtmeier,  Ralph:  Die 
Welt  der  Spielbanken  -  Spielbanken  der  Weh.  Köln:  Du  Mont,  1989;  Tretter,  Felix:  Ökologie 
der  Sucht.  Das  Bedingungsgefüge  Mensch  -  Umwelt  -  Droge.  Göttingen:  Hogrefe,  1998. 

^  Gerigk,  Horst-Jürgen:  Dostojewskij  s  Selbstverständnis  als  hermeneutisches  Problem.  In: 
Russian  Literature  4(1973):  S.  1 14-127. 

Engelhardt,  Dietrich  v.:  Pathographie  -  historische  Entwicklung,  zentrale  Dimensionen, 
hi:  Fuchs,  Thomas  u.a..  Hg.:  Wahn  Welt  Bild.  Beriin:  Springer,  2002,  S.199-212;  Hilken, 
Susanne:  Wege  und  Probleme  der  psychiatrischen  Pathographie.  Aachen:  Fischer,  1993;  Janz, 
Dieter,  Hg.:  Krankengeschichte.  Biographie  -  Geschichte  -  Dokumentation.  Würzburg: 
Königshausen  &  Neumann  1999. 


F.  M.  Dostojeuskij:  Der  Spieler 


91 


aufgäbe  der  Forschung  darstellen:  „Die  Zeitlichkeit  der  biographischen 
Befunde  ist  kein  nur  quantitatives  gleichmäßiges  Nacheinander,  vielmehr 
sind  die  Glieder  des  Bios  als  Zeitgestalt  qualitativ  geformt.  Die  Zeitgestalt 
ist  zu  erkennen,  erstem  im  biologischen  Ablauf,  zweitens  in  der  inneren 
Lebensgeschichte,  drittens  in  Leistung  und  Werk."^  Pathographie  hat 
dabei  die  Verankerung  des  Individuums  in  allgemeine  Zusammenhänge 
zu  beachten:  „biologisch  in  die  Vererbung,  seelisch  in  Familie,  Gemein- 
schaften und  Gesellschaft,  geistig  in  eine  objektive  Tradition  des 
Gühigen.'^  Jede  psychiatrische,  psychologische  und  vor  allem  auch 
psychoanalytische  Biographie  müsse  sich  schließlich  einer  grundsätz- 
lichen Grenze  bewoisst  sein:  „Was  aber  in  einem  Leben  Hegt,  vermag  die 
Biographie  keineswegs  im  Ganzen  zur  Erkenntnis  zu  bringen."^ 

Persönliche  Erfahrungen  und  sozialpolitische  Ereignisse  sowie 
vielfältige  Einflüsse  der  Literatur,  Philosophie  und  Theologie  prägen 
Einstellung  und  Verhalten  von  Dostojewski].  Der  Vater  Michail  Andreje- 
witsch  Dostojewskij  (1789-1839)  und  seine  Ehefrau  Maria  Fjodorowna 
Netschajewa  (1800-1837)  ermöghchen  ihren  Kindern  eine  umfassende 
Bildung,  der  väterliche  Beruf  als  Armenarzt  konfrontiert  sie  zugleich  mit 
Krankheit  und  sozialem  Elend.  Einschneidende  Erlebnisse  im  familiären 
Leben  bleiben  nicht  aus.  1837  erliegt  die  Mutter  ihrer  Schwindsucht, 
1839  stirbt  der  Vater;  dass  er  von  seinen  eigenen  leibeigenen  Bauern 
erschlagen  worden  sein  soll,  ist  nicht  erwiesen  und  nach  den  zeitgenös- 
sischen juristischen  Dokumenten,  die  keinen  Hinweis  auf  ein  entspre- 
chendes Gerichtsverfahren  enthalten,  zu  dem  es  unter  diesen  Umständen 
in  jedem  Fall  gekommen  wäre,  auch  eher  unwahrscheinlich.  Mit 
dankbaren  und  liebevollen  Gefühlen  beschreibt  jedenfalls  Dostojewskij 
seine  Eltern  und  die  Kindheit:  „Von  meinen  frühesten  Kindertagen  an 
erinnere  ich  mich  an  die  Liebe  meiner  Eltern  -  Ich  denke  gerne  an  meine 
Kindheit  zurück."' 

Die  ersten  Spielerfahrungen  macht  Dostojewskij  bereits  als  freier 
Schriftsteller  nach  dem  Studium,  das  er  1843  mit  dem.  Offiziersrang 
abschließt  und  nicht  mit  der  geplanten  militärischen  Karriere  fortführt;  er 
verspielt  eine  bedeutende  Summe  des  väterlichen  Erbes  beim  Billardspiel 
und  wird  darüber  hinaus  auch  noch  bestohlen.  Erneut  erlebt  Dostojewskij 
in  Semipalatinsk  1854-58,  wo  er  nach  vier  Jahren  Zuchthaus  in  Omsk,  als 
gemeiner  Soldat  des  Siebten  Sibirischen  Linienbataillons  zu  dienen  hatte, 


^  Jaspers,  Karl:  Allgemeine  Psychopathologie.  Heidelberg:  Springer,  ^1973.  S.563. 
^  Jaspers,  Karl:  Anm.  5,  S.564. 
Kjetsaa,  Geir:  Dostojewskij.  Sträfling  -  Spieler  -  Dichterfürst.  Wiesbaden:  VMA.  1986, 
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die  übermächtige  und  destruktive  Leidenschaft  des  Spielens:  „Dies 
teuflische  Spielen  ist  ein  großes  Unglück...  Ich  sehe  wohl,  dass  es  eine 
scheußliche  Leidenschaft  ist,  aber  der  Drang  ist  nahezu  unwiderstehlich."^ 
Diese  Erfahrungen  werden  vor  allem  auf  den  Auslandsreisen  fortgesetzt, 
die  er  in  den  Jahren  nach  seiner  Rückkehr  ins  europäische  Russland 
mehrfach  unternimmt. ^ 

Die  erste  Auslandsreise  von  Juni  bis  September  1862  ftihrt  nach 
Berlin,  Dresden,  Wiesbaden,  Baden-Baden,  Köln,  Paris,  London,  Luzem, 
Genf,  Turin,  Genua,  Florenz,  Mailand,  Venedig  und  Wien  und  lässt  ihn 
das  faszinierende  und  unberechenbare  Spielerglück  am  Roulettetisch 
erleben,  liefert  ihm  zugleich  vielfaltige  Eindrücke  für  seine  überaus 
kritische  oder  einseitig-polemische  Schilderung  Westeuropas  {Winterliche 
Aufzeichnungen  über  sommerliche  Eindrücke,  1863). 

Während  der  zweiten  Auslandsreise  1863,  auf  der  erneut 
verschiedene  Orte  in  Frankreich,  Deutschland,  Italien  aufgesucht  werden, 
auch  um  therapeutische  Ratschläge  für  sein  epileptisches  Leiden  bei  den 
medizinischen  Kapazitäten  Armand  Trousseau  (1801-1867),  Theodore 
Нефіп  (1799-1865),  Moritz  Romberg  (1795-1873)  zu  erhalten,  kommt 
Dostojewski] s  Spielleidenschaft,  die  er  in  früheren  Jahren  noch  beherr- 
schen konnte,  in  Wiesbaden,  Baden-Baden  und  Bad  Homburg  zum 
wirklichen  Ausbruch.  Die  zentralen  Motive  des  Spielens  sind  für  ihn: 
Liebe,  Macht,  Aufregung,  Schicksal  und  dies  stets  in  einer  bedrückend- 
erregenden  Gefühlsambivalenz,  für  die  er  in  den  Erniedrigten  und 
Beleidigten  (1861)  die  Wendung  „Egoismus  des  Leidens"^^  prägt.  Es 
geht  Dostojewskij  um  das  Spiel  an  sich,  den  Nervenkitzel,  die  Herausfor- 
derung des  Schicksals  und  weniger  um  den  Gewinn  von  Geld. 


Kjetsaa,  Geir:  Anm.7,  S.149. 
^  Effem,  Renate:  Fjodor  und  Anna  Dostojewskij  in  Baden-Baden.  In:  Fjodor  M. 
Dostojewskij,  Ausstellungskatalog,  hg.  v.  Ute  Reimann.  Baden-Baden:  Stadt  Baden-Baden, 
Kulturamt,  1995,  S.9-20;  Kühn,  Christian:  Dostojewskij  und  das  Geld.  In:  Deutsche 
Dostojewskij -Gesellschaft.  Jahrbuch  11  (2004):  S.111--138;  Frank,  Joseph:  Dostoevsky.  5 
Bde.,  Princeton:  Princeton  University  Press,  1976-2002;  Hielscher,  Karl:  Dostojewski  in 
Deutschland.  Frankfurt  a.M.:  Insel,  1999;  Kjetsaa,  Geir:  Sträfling  -  Spieler  -  Dichterfürst. 
Wiesbaden:  VMA,  1986;  Miller,  Sergej:  Russische  Schriftsteller  in  Bad  Ems,  Teil  2, 
Dostojewskij.  In:  Bad  Emser  Hefte  3(2004):  S.24 1-268;  Neuhäuser,  Rudolf:  Nachwort  zu: 
Fjodor  M.  Dostojewskij:  Der  Spieler.  München:  dtv,  1981,  S.  159- 169;  Niedenthai,  Erhard: 
Das  Spiel  in  Wiesbaden,  Geschichte  der  Spielbank,  Wiesbaden:  Breuer,  1997;  Rakusa,  Ilma, 
u.  Felix  Philipp  Ingold,  Hg.:  Dostojewskij  in  der  Schweiz.  Frankfurt  a.M.:  Insel,  1981;  Uta 
Reimann,  Hg.:  Fjodor  M.  Dostojewskij,  Baden-Baden:  Stadt  Baden-Baden,  Kulturamt,  1995; 
Mackiewicz,  Stanislaw:  Der  Spieler  seines  Lebens:  F.  M.  Dostojewskij.  Zürich:  Thomas, 
1952. 

'°  Fjodor  Michailowisch  Dostojewskij:  Erniedrigte  und  Beleidigte,  übers,  v.  E.  K.  Rahsin, 
München:  Piper,  1960,  S.  872. 
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Ein  Besuch  in  der  Spielbank  von  Wiesbaden  lässt  ihn  abends  10.000 
Francs  gewinnen,  die  er  am  nächsten  Morgen  bereits  wieder  verspielt,  am 
kommenden  Abend  aber  mit  einem  Gewinn  von  3.000  Francs  wieder 
teilweise  ausgleichen  kann.  Mit  dieser  Summe  begibt  er  sich  nach  Paris 
zu  der  von  ihm  unglücklich  geliebten  ApoUinarija  ProkoQewna  Suslowa 
(Polina)  (1841-1919),  die  selbst  unter  einer  hoffnungslosen  Liebe  zu 
einem  spanischen  Studenten  leidet,  reist  mit  ihr  im  September  nach 
Baden-Baden  und  dann  Genf,  wo  es  erneut  zum  Spiel  mit  Gewinnen  und 
noch  mehr  Verlusten  kommt,  und  danach  noch  weiter  nach  Turin,  Genua, 
Rom  und  Neapel. 

Dostojewskij  entwirft  in  dieser  Zeit  den  Plan  zum  Roman  Der 
Spieler,  die  Idee  zu  einem  parallelen  Roman  Die  Trinker  kommt  zwar 
nicht  zur  Ausführung,  wird  aber  im  Leben  und  Verhalten  verschiedener 
Gestalten  an  deren  Romanen  von  ihm  aufgegriffen.  Auf  der  Rückkehr 
nach  Russland  verspieh  Dostojewskij  in  Bad  Homburg  den  Vorschuß, 
den  er  für  den  geplanten  Spielerroman  von  seinem  russischen  Verleger 
erhahen  hat.  Polina  Suslowa  lässt  ihm  wegen  seiner  Spielverluste  350 
Rubel  zuschicken. 

1864  sterben  seine  erste  Frau  Marja  Dmitrijewna  (1824-1864)  und 
sein  Bruder  Michail  Michajlowitsch  (1820-1864),  dessen  hinterlassene 
Schulden  Dostojewskij  übernimmt.  Da  die  Sorge  für  seinen  Stiefsohn 
Pawel,  fur  die  Frau  und  vier  Kinder  seines  Bruders  und  auch  noch  fur 
dessen  Geliebte  mit  einem  weiteren  Kind,  die  er  auf  sich  lädt,  mit 
erheblichen  Kosten  verbunden  ist,  bricht  er  Ende  Juli  1865  zu  seiner 
dritten  Auslandsreise  auf,  erfüllt  von  der  festen  Absicht  oder  Hoffnung, 
mit  dem  Spiel  die  dringend  benötigten  Mittel  gewinnen  zu  können.  Er 
sucht  Wiesbaden  auf,  verspielt  sein  gesamtes  Geld,  erhält  von 
verschiedenen  Personen  finanzielle  Unterstützung  und  schreibt  an  seinem 
Roman  Verbrechen  und  Strafe  (1866).  Der  erneute  Kontakt  mit  Polina 
Suslowa,  die  über  ihr  Verhältnis  zu  Dostojewskij  in  ihrem  Tagebuch 
berichtet^ \  verläuft  enttäuschend  und  fuhrt  zum  endgültigen  Abbrach 
ihrer  Beziehung,  auch  wenn  die  Korrespondenz  zwischen  ihnen  zunächst 
noch  fortgesetzt  wird.  Über  Kopenhagen  kehrt  er  Mitte  Oktober  1865 
nach  St.  Petersburg  zurück. 

1866  vollendet  Dostojewskij  in  25  Tagen  den  Roman  Der  Spieler  und 
heiratet  die  zwanzigjährige  Stenographin  Anna  Grigorjewna  Snitkina 
(1846-1918),  die  den  Text  nach  seinem  Diktat  niederschreibt,  der  1867  im 
Druck  erscheint.  Vorarbeiten  gehen  allerdings,  wie  seinen  Briefen  zu 


"  Suslowa,  Polina:  Dostojewskijs  ewige  Freundin  -  Mein  intimes  Tagebuch,  übers,  v. 
Rosa  Symkowitsch.  Frankfurt  a.M.:  Ullstein,  1996. 
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entnehmen  ist,  bereits  auf  das  Jahr  1863  zurück.  Die  Ehe  mit  dem 
Schriftsteller  ist  für  Anna  Grigorjewna,  die  wie  die  Tochter  Ljubow 
Fjodorowna  (1869-1926)  in  Memoiren  und  Tagebuchaufzeichnungen^^ 
über  die  gemeinsamen  Lebensjahre  berichtet,  nicht  immer  einfach;  für 
Dostojewski],  für  seine  Krankheit,  auch  seine  Spielsucht,  die  finanziellen 
Probleme  und  familiären  Sorgen  sowie  vor  allem  sein  literarisches 
Schaffen  erweist  sich  die  Verbindung  mit  dieser  jüngeren  und  realis- 
tischen Frau  jedenfalls  als  ein  großer  Glücksfall. 

1867  unternimmt  Dostojewskij,  um  den  sozialen  Belastungen  zu 
entgehen  und  auch  für  die  finanziellen  Forderungen  mit  Geldgewinnen 
einen  Ausweg  zu  finden,  mit  seiner  Frau  eine  vierte  Reise  ins  Ausland, 
nach  Deutschland,  Schweiz,  Italien;  für  drei  Monate  geplant,  sollte  diese 
Reise  vier  Jahre  und  vier  Monate  dauern.  Spielsucht,  Geldsorgen, 
Auseinandersetzungen  in  der  Ehe,  Geburten  der  Kinder,  epileptische 
Anfälle,  psychische  Schwankungen  und  eine  zugleich  unter  diesen 
schwierigen  Umständen  besonders  intensive  Produktivität  kennzeichnen 
diese  Zeit. 

1871  gelingt  Dostojewskij  die  Überwindung  seiner  Spielleidenschaft;, 
und  er  kehrt  nach  Russland  zurück.  1875  und  1879  häh  sich  der 
Schriftsteller  noch  einmal  zur  Kur  in  Bad  Ems  auf,  zu  einem  Rückfall 
kann  es  schon  aus  äußeren  Gründen  nicht  wieder  kommen;  1868  wurden 
im  Norddeutschen  Bund  mit  vierjähriger  Übergangs fri st  und  1872  im 
gesamten  Deutschen  Reich  alle  Spielbanken  geschlossen.  Bis  zum  letzten 
Augenblick  am  31.  Dezember  1872  wurde  in  den  Bädern  Baden-Baden, 
Homburg,  Wiesbaden,  Ems,  Nauheim  und  Pyrmont  noch  gespielt.  1933 
konnten  Casinos  wieder  eröffnet  werden.  In  Frankreich  wurden  die 
Spielhäuser  bereits  1837  verboten,  was  zur  Entwicklung  der  Spielcasinos 
in  Deutschland  beigetragen  hat.  Der  Mathematiker  und  finanziell 
erfolgreiche  Bankhalter  François  Blanc  (1806-1877)  gründet  1841  in  Bad 
Homburg  und  1 872  in  Monte  Carlo  eine  Spielbank.  Im  privaten  Rahmen 
und  auch  mit  Karten  hätte  Dostojewskij  das  Spielen  allerdings  fortsetzen 
können. 

Über  Dostojewskij  s  Spielleidenschaft  -  wie  auch  über  sein  epilep- 
tisches Leiden  -  liegen  zahlreiche  Zeugnisse  vor,  auch  von  ihm  selbst. 


Dostojewski,  Anna  Grigorjewna:  Erinnerungen,  übers,  v.  Dmitri  Umanskij.  München: 
Piper  1980;  dies.:  Das  Tagebuch  der  Gattin  Dostojewskis,  übers,  v.  Vera  Mitrofanoff- 
Demelitsch.  München:  Piper,  1925;  Dostojevskaja,  Ljubov  Fjodorowna:  Dostojewski, 
geschildert  von  seiner  Tochter  A.  Dostojewski,  übers,  v.  Gertrud  Ouckama  Knoop.  München: 
Reinhardt,  1920. 
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Vernunft  und  Geftihlskälte  sind  nach  ihm  sichere  Garanten  des 
Spielerglücks:  „Wenn  man  vernünftig  ist,  d.h.  wie  aus  Marmor,  kah  und 
unmenschlich  vorsichtig,  kann  man  ganz  gewiß,  ohne  jeden  Zweifel, 
gewinnen,  soviel  man  will''^^  Dieser  seelische  Zustand  sei  ihm  aber  nicht 
gegeben,  zumal  er  sogar  ein  übermächtiges  Bedürfnis  nach  emotionaler 
Erregung  in  sich  verspüre:  „Ich  bin  nervlich  ftirchtbar  angespannt,  bin 
ungeduldiger  geworden,  will  möglichst  schnell  zu  einem  Ergebnis 
kommen,  riskiere,  und  so  verliere  ich  dann  auch.  Gesundheitlich  geht  es 
mir  trotz  allem  sehr  gut.  Die  Nerven  sind  zwar  angegriffen,  und  ich  werde 
müde  (wenn  ich  so  auf  der  Stelle  sitze),  aber  trotzdem  bin  ich  in  guter, 
sogar  sehr  guter  Verfassung.  Ein  erregter,  unruhiger  Zustand  -  aber 
meine  Natur  verlangt  das  hin  und  wieder."^"^  Das  Spielen  kräftigt,  wie  er 
mehrfach  betont,  seine  Nerven,  seelische  Unruhe  dient  seiner  geistigen 
Kreativität. 

Immer  wieder  kommt  es  zu  Versuchen  und  Versprechungen,  auf  das 
Spielen  zu  verzichten,  die  stets  aufs  neue  nicht  eingehalten  und  gebrochen 
werden:  ,Anja,  Liebe,  meine  Teure,  ich  habe  alles  verspielt,  alles,  alles! 
О  mein  Engel,  sei  nicht  traurig  und  mach  Dir  keine  Sorgen.  Sei  gewiß, 
nun  endlich  kommt  die  Zeit,  da  ich  Deiner  würdig  sein  und  Dich  nicht 
mehr  bestehlen  werde  wie  ein  widerlicher,  gemeiner  Dieb!  Jetzt  wird  der 
Roman,  allein  der  Roman  uns  retten,  wenn  Du  wüsstest,  wie  ich  darauf 
baue!  Sei  gewiß,  ich  werde  mein  Ziel  erreichen  und  Deine  Achtung 
verdienen.  Nie,  nie  mehr  werde  ich  spielen."^^ 

Über  die  Überwindung  seiner  Spielsucht  schreibt  Dostojewskij  am 
28.  April  1871  beglückt  an  seine  Frau:  „Denke  nicht,  ich  sei  verrückt, 
Anja,  mein  Schutzengel!  Mit  mir  ist  Großes  geschehen,  der 
niederträchtige  Wahn,  der  mich  fast  zehn  Jahre  quälte,  ist  verschwunden. 
Zehn  Jahre  lang  (oder  besser  gesagt,  seit  dem  Tode  meines  Bruders,  als 
mich  plötzlich  die  Schulden  erdrückten)  habe  ich  immer  davon  geträumt, 
im  Spiel  zu  gewinnen.  Ich  habe  emsthaft,  leidenschaftlich  davon 
geträumt.  Jetzt  aber  ist  alles  vorüber!"^^  Es  war  in  der  Tat  vorbei. 

Neben  zahlreichen  psychologischen  Untersuchungen  anderer 
Forscher  hat  vor  allem  Sigmund  Freud  (1856-1939)  in  seiner  Studie 
Dostojewskij  und  die  Vatertötung  (1928)  die  Spielsucht  des  Schrift- 
stellers, seine  Einsicht,  seine  zwanghafte  und  masochistische  Abhängig- 


Dostojewskij,  Fjodor  Michailowitsch,  an  seine  Frau  Anna,  18.5.1867.  In:  Fjodor 
Dostojewski:  Die  Briefe  an  Anna,  1866-1880.  Königstein  Ts.:  Athenäum,  1986,  S.  10. 
''Ebda.,  19.5.1867,  S.  13. 
''Ebda.,  18.11.1867,8.34. 
"Ebda.,  28.4.  1871,  S.  52. 
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keit,  die  resignativ-verstehende  Reaktion  seiner  Frau  und  die  Verbindung 
zwischen  der  Sucht  und  der  literarischen  Produktivität  aus  psychoana- 
lytischer Sicht  inteфretiert  oder  gedeutet:  „Dostojewski  war  scharfsinnig 
genug,  es  zu  erkennen,  und  ehrlich  genug,  es  zu  gestehen.  Er  wußte,  die 
Hauptsache  war  das  Spiel  an  und  für  sich  (...)  Er  ruhte  nie,  ehe  er  nicht 
alles  verloren  hatte  (...)  Das  Spiel  war  ihm  auch  ein  Weg  zur  Selbstbe- 
strafung. Er  hatte  ungezählte  Male  der  jungen  Frau  sein  Wort  oder  sein 
Ehrenwort  gegeben,  nicht  mehr  zu  spielen  oder  an  diesem  Tage  nicht 
mehr  zu  spielen  und  er  brach  es,  wie  sie  sagt,  fast  immer.  Hatte  er  durch 
Verluste  sich  und  sie  ins  äußerste  Elend  gebracht,  so  zog  er  daraus  eine 
zweite  pathologische  Befriedigung.  Er  konnte  sich  vor  ihr  beschimpfen, 
demütigen,  sie  auffordern,  ihn  zu  verachten,  zu  bedauern,  daß  sie  ihn 
alten  Sünder  geheiratet,  und  nach  dieser  Entlastung  des  Gewissens  ging 
das  Spiel  am  nächsten  Tag  weiter.  Und  die  junge  Frau  gewöhnte  sich  an 
diesen  Zyklus,  weil  sie  bemerkt  hatte,  daß  dasjenige,  von  dem  in 
Wirklichkeit  allein  die  Rettung  zu  erwarten  war,  die  literarische 
Produktion,  nie  besser  vor  sich  ging,  als  nachdem  sie  alles  verloren  und 
ihre  letzte  Habe  veфfândet  hatten.  Sie  verstand  den  Zusammenhang 
natürlich  nicht."^^ 

Beeindruckend  ist  in  der  Tat  das  literarische  Schaffen,  das  Dosto- 
jewskij  unter  den  Bedingungen  der  epileptischen  Krankheit,  der 
politischen  Verbannung  nach  Sibirien,  den  familiären  Belastungen,  der 
ständigen  Geldnot,  der  Unruhe  des  Reisens  und  nicht  zuletzt  der 
aufwühlenden  und  zerstörerischen  Spielleidenschaft  möglich  ist.  Als  er 
den  Spieler  unter  einem  zeitlichen  Druck  schrieb,  notiert  sich 
Dostojewskij:  „Ich  bin  sicher,  daß  kein  einziger  unserer  Schriftsteller  der 
Vergangenheit  oder  Gegenwart,  je  unter  den  Bedingungen  geschrieben 
hat,  unter  denen  ich  immer  schreiben  muß.  Turgenjew  wäre  beim  bloßen 
Gedanken  krepiert.''^ ^ 

Literarische  Texte  können  in  jeweils  unterschiedlichem  Grade  und 
spezifischer  Hinsicht  heilsame  oder  graphotherapeutische  und  biblio- 
therapeutische  Bedeutung  besitzen.  Das  Schreiben  kann  dem  Schrift- 
steller wie  die  Lektüre  dem  Leser  zur  Hilfe  werden,  kann  aber  auch  dem 
Therapeuten  wichtige  Hinweise  geben.    Kunsttherapie  im  produktiven 

Freud,  Sigmund:  Dostojewski  und  die  Vatertötung,  1928.  In:  Freud:  Studienausgabe, 
Bd.lO.  Frankflirt  a.M.:  S.  Fischer,  1969,  S.  291f. 

Dostojewskij,  Fjodor  Michailowitsch,  an  Anna  Wassiljewna  Korwin-Krukowskaja,  n. 
Kjetsaa,  Geir,  Fußn.  7,  S.231. 

Engelhardt,  Dietrich  v.:  Zur  historischen  Entwicklung  und  gegenwärtigen  Situation  der 
Bibliotherapie.  In:  Weis,  Joachim,  u.a..  Hg.:  Das  Unbeschreibliche  beschreiben,  das 
Unsagbare  sagen:  Poesie  und  Bibliotherapie  mit  Krebskranken.  Regensburg:  Roderer,  2002, 
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und  rezeptiven  Modus  überschreitet  zugleich  den  Rahmen  der  Medizin 
und  wird  medikamentöse  und  chirurgische  Behandlung  keineswegs 
ersetzen  können.  Unzweifelhaft  treffen  diese  Möglichkeiten  der  Literatur 
auch  auf  den  Roman  Der  Spieler  zu  -  für  Dostojewski]  als  Autor  wie  für 
den  Leser.  Die  Spielsucht  kann  sogar  -  wie  andere  Süchte  ebenfalls  -  die 
Kreativität  steigern. 


IL  Der  Spieler 

Wenn  auch,  wie  bei  allen  Romanen  Dostojewskijs,  dem  Roman  Der 
Spieler  eigene  Erfahrungen  zugrunde  liegen,  geht  dieser  Text  doch 
zugleich  über  die  Autobiographie  und  die  Realität  weit  hinaus,  erreicht, 
wie  der  Schriftsteller  für  sein  Werk  und  die  Literatur  insgesamt 
ausdrücklich  betont,  eine  besondere  Wahrheit,  die  sogar  noch  höher  als 
die  Wahrheit  der  Realität  ist:  „In  der  Regel  schildern  die  Schriftsteller  in 
ihren  Romanen  und  Novellen  nur  solche  Typen  der  Gesellschaft,  die  es  in 
Wirklichkeit  nur  äußerst  selten  in  so  vollkommenen  Exemplaren  gibt,  wie 
die  Künstler  sie  darstellen,  die  aber  als  Typen  nichtsdestoweniger  fast 
noch  wirklicher  als  die  Wirklichkeit  selbst  sind."^^ 

In  einem  Kurort  mit  dem  bezeichnenden  Namen  Roulettenburg,  der 
sich  auf  Wiesbaden  bezieht,  aber  zugleich  allgemein  für  einen  Kurort  mit 
einer  Spielbank  steht,  kommt  eine  Gruppe  von  mehren  Personen,  unter 
ihnen  vor  allem  Russen,  zusammen:  der  fünftmdzwanzigj  ährige 
Hauslehrer  und  Icherzähler  Alexej  Iwanowitsch,  ein  schwerverschuldeter 
und  verwitweter  russischer  General  mit  seinen  Kindern  Mischa  und 
Nadja,  seine  Schwester  Marja  Filippowna  und  seine  von  Alexej 
umschwärmte  Stieftochter  Polina  Alexandrowna,  die  schwerreiche  Tante 
des  Generals  Antonida  Wasiljewna  Tarasewitschewa,  die  vom  General 
begehrte  junge  Französin  Blanche  de  Cominges  mit  ihrer  Mutter,  der 
ebenfalls  in  Polina  Alexandrowna  verliebte  Engländer  Astley,  der 
Franzose  des  Grieux.^^ 


S.3-23;.  Heimes,  Silke:  Kreatives  und  therapeutisches  Schreiben.  Ein  Arbeitsbuch.  Göttingen: 
Vandenhoeck  u.  Ruprecht,  2008,  '2009;  Leedy,  Jack  J.:  Hg.:  Poetry  therapy.  Philadelphia: 
Lippincott,  1969;  Petzold,  Hilarion  G.,  u.  Ilse  Orth,  Hg.:  Poesie  und  Therapie.  Paderborn: 
Junfermann,  1985,  '1995;  Rubin,  Rhea  Joyce.,  Hg.:  Bibüotherapy.  Sourcebook.  Phoenix,  AR: 
Oryx  Press,  1978. 

"°  Dostojewski],  Fjodor  M.:  Der  Idiot,  übers.  Von  E.  K.  Rahsin.  München:  Piper.  1963,  S. 
705. 

Glatzel,  Johannes:  Homo  ludens  -  Homo  patiens.  Der  Spieler  Dostojewski. In:  Fjodor  M. 
Dostojewskij,  Ausstellungskatalog,  hg.  v.  Ute  Reimann,  Baden-Baden:  Stadt  Baden-Baden, 
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Als  entscheidend  für  ein  angemessenes  Verständnis  des  Glückspiels 
erweisen  sich  auch  nach  diesem  Roman  des  spielerfahrenen  Dosto- 
jewskijs  eine  Reihe  von  Dimensionen,  die  in  der  Realität  damals  wie 
heute  von  zentraler  Bedeutung  sind:  Beginn,  Vorgeschichte,  Verlauf, 
sozialer  Kontext,  Institution  und  Therapie,  kulturell-symbolische 
Bedeutung.^^ 


1 .  Beginn 

Stets  kommt  der  Art  des  Beginns  der  Spielsucht  wie  aller  Süchte  ein 
besonderes  Gewicht  zu.  Wird  aus  Not  oder  Neugier  zu  spielen  begonnen, 
eher  beiläufig  als  Begleiter  anderer  Spieler,  bei  klarem  Bewusstsein  oder 
in  physischer  Krankheit  und  psychischer  Ausnahmesituation. 

Im  Roman  von  Dostojewski]  spielt  der  Hauslehrer  Alexej  zunächst 
nur  auf  Bitten  von  Polina  Alexandrowna,  mit  der  er  in  gegenseitiger 
Haßliebe  verbunden  ist  und  für  die  er  zu  jedem  Opfer  -  auch  zu  Mord  und 
Selbstmord  -  bereit  ist,  mit  ihrem  Geld  in  ihrer  Abwesenheit  und  erfährt 
zum  ersten  Mal  den  Rausch  eines  großen  Gewinns.  Später  begleitet  er  die 
alte  Generalin  Antonida  Wassiljewna  Tarasewitschewa  ins  Casino  zum 
Spiel,  als  Zuschauer,  ohne  selbst  zu  spielen.  In  dieser  Situation  packt  ihn 
aber  die  wirkliche  Spielleidenschaft  oder  wird  er  sich  seiner  eigenen 
Spielematur  bewusst:  „Ich  war  selbst  ein  Spieler;  eben  in  diesem  Moment 
spürte  ich  es.  Meine  Hände  und  meine  Кліе  zitterten,  das  Blut  stieg  mir 
zu  Kopf"  (Kap.  10,  S.116)^^  Alexej  ist  ein  Spieler  geworden  und  zwar 
um  des  Spiels,  nicht  des  Geldgewinns  willen. 

Die  Generalin,  die  aus  Russland  nach  Roulettenburg  angereist  ist,  um 
ihren  Neffen  von  der  Heirat  mit  der  Französin  Blanche  de  Cominges 
abzuhalten,  ist  von  Anfang  an  fasziniert  vom  Spiel:  „Babuschka  hielt  nur 
mit  Mühe  auf  ihrem  Platz  aus,  sie  verschlang  förmlich  mit  glühenden 
Augen  die  auf  den  Zacken  des  rotierenden  Rades  springende  Kügelchen." 


Kulturamt,  1995,  S.  63-76;  Kjetsaa,  Geir:  Dostojewskij.  Sträfling  -  Spieler  -  Dichterfürst. 
Wiesbaden.  VMA,  1986;  Neuhäuser,  Rudolf:  Nachwort  zu:  Fjodor  M.  Dostojewskij:  Der 
Spieler.  München:  dtv,  1981,  S.  159-169.  Nohejl,  Regine:  „Jeder  der  Andere,  und  Keiner  er 
selbst".  Die  Inszenierung  des  Fremden  als  Mittel  der  Konstruktion  des  Selbst  im  Roman  der 
Spieler.  In:  Dostoevsky  Studies  8  (2004),  S.  88-96. 

"^Lohner,  Henry:  Roulette  -  Baccarat  -  Trente-et-Quarante:  Internationale  Bibliographie 
des  Glücksspiels  im  Kasino,  seiner  Aspekte  und  Geschichte.  Norderstedt:  Books-on-Demand, 
2007. 
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(Kap.  10,  S.114)  Die  ersten  Einsätze  gehen  verloren,  unbedingt  will  sie 
auf  die  risikoreichste  Zahl  Null  setzen.  „Babuschka  war  außer  sich,  hiek 
es  kaum  auf  ihrem  Platz  aus  und  hieb  sogar  einmal  mit  der  Faust  auf  den 
Tisch,  als  der  Croupier  „trente-six"  statt  des  erwarteten  Zéro  vekündete." 
(Kap.  10,  S.114) 

Obwohl  die  Generalin  verliert,  kann  sie  nicht  aufhören,  muss  weiter 
spielen  und  ist  auch  nicht  zur  Vorsicht  zu  überreden:  „Quatsch,  quatsch, 
setz!  Du  hast  eine  flinke  Zunge!  Aber  ich  weiß,  was  ich  tue!"  (Kap.  10, 
S.l  15f.)  Die  Erregung  ist  ihr  nicht  anzumerken.  „Sie  stieß  sogar  niemand 
mehr  an  und  zitterte  äußerlich  nicht  länger.  Sie  zitterte  jetzt,  wenn  man  so 
sagen  darf,  innerlich.  Sie  w^ar  ganz  Konzentration,  als  habe  sie  ein  Ziel  ins 
Auge  gefaßt."  (Kap.  10,  S.l  17)  Auch  sie  ist  eine  Spielematur,  kann  sich 
aber  noch  rechtzeitig  von  der  sich  entwickelnden  Sucht  befreien. 


2.  Vorgeschichte 

Bei  jeder  Sucht  -  wesentlich  für  das  Verständnis  wie  die  Therapie  -  stellt 
sich  die  Frage  nach  den  Voraussetzungen,  die  im  Individuum  oder  der 
Gesellschaft,  in  der  Natur  oder  in  der  Kultur  liegen  können.  Hinweise  auf 
Anlage  oder  Umwelt  kommen  im  Roman  gelegentlich  vor:  die  Rede  ist 
von  , Anlage"  (Kap.  17,  S.217),  vom  „eingefleischten  Spieler"  (Kap.  14, 
S.l 72),  vom  „echten,  eingeschworenen  Spieler"  (Kap.  14,  S.l 69),  vom 
theoretischen  Interesse  am  Spiel,  aber  auch  von  finanziellen  Problemen, 
von  dem  Bedürfnis  nach  schnellem  Erfolg  ohne  Arbeit  und  Mühe,  von 
der  Lust  am  Risiko,  von  der  Suche  nach  Aufregung,  nach  gesellschaft- 
licher Anerkennung.  Auch  der  Zufall  soll  eine  Rolle  spielen. 

Zu  den  Voraussetzungen  und  Begleiterscheinungen  gehören 
spezifische  körperliche  und  psychische  Aspekte.  Seit  Wochen  fühlt  sich 
Alexej  „krank,  nervös,  reizbar,  versponnen",  verliert  ,Jiin  und  wieder 
gänzhch  jede  Selbstbeherrschung"  (Kap.  6,  S.61)  und  fällt  selbst  fur  sich 
die  Diagnose  einer  Krankheit,  die  ihn  fiir  seine  Taten  nicht  verantwortlich 
sein  lasse:  ,Jvlit  einem  Wort,  das  alles  sind  Krankheits symptôme." 
(Kap. 6,  S.61)  Opferbereitschaft,  Hassliebe  und  eine  fatalisüsche  Neigung 
zum  Risiko  sind  weitere  treibende  Motive.  Mit  Gier  werden  von  ihm 
Berichte  über  das  Glücksspiel  gelesen,  in  dem  er  sich  noch  nicht 
auskennt;  zugleich  ist  er  erfüllt  von  einem  schicksalhaften  Gefühl  der 
Unausweichlichkeit,  das  ihn  schon  seit  langem  erfüllt:  „Ich  gestehe,  daß 
ich  heftiges  Herzklopfen  hatte  und  keineswegs  kaltblütig  war.  Ich  wußte 
definitiv  seit  langem  schon,  daß  ich  Roulettenburg  nicht  so  verlassen 
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würde,  wie  ich  gekommen  war,  daß  in  meinem  Schicksal  unbedingt  etwas 
Radikales  und  Endgültiges  eintreten  würde.  So  mußte  es  sein,  und  so 
würde  es  kommen."  (Kap.  2,  S.20f.) 

Neben  den  individualpsychologischen  üben  soziale,  nationale  und 
kulturelle  Bedingungen  einen  Einfluss  aus.  Geschlechtliche  Unterschiede 
sind  ebenfalls  zu  beobachten;  Frauen  und  Männer  spielen  auf  andere 
Weise.  Frauen  verfügen  über  eine  erstaunliche  Selbstbeherrschung  und 
auch  Rücksichtslosigkeit,  die  sie  selbst  sogar  für  „chic"  halten;  am 
Spieltisch  verschaffen  sie  sich  Platz,  indem  sie  „mit  kräftigem 
Schulterstoß  die  vor  ihnen  stehenden  Spieler  zur  Seite  drängen."  (Kap.  8, 
S.83)  Soziale  Abweichungen  fallen  ebenfalls  auf;  den  einfachen, 
„plebejischen"  Menschen  soll  es  um  Gewinn,  dem  Gentleman  dagegen 
um  Amüsement  und  Haltung  gehen.  „Ein  Gentleman  darf,  auch  wenn  er 
sein  ganzes  Vermögen  verspielt,  keine  Aufregung  zeigen."  (Kap.2,  S.24) 

Unterschiede  bestehen  auch  zwischen  den  Nationen.  Die  Engländer 
gelten  als  sparsam  und  höflich,  stehen  deshalb  der  Spielleidenschaft 
femer.  Das  mangelnde  Verständnis  für  die  rechte  Form  soll  Russen 
dagegen  stärker  als  Franzosen  zu  leidenschaftlichen  Spielern  prädes- 
tinieren. Franzosen  sind  äußerlich  elegant,  aber  innerlich  verdorben,  die 
Russen  können  sich  nicht  eine  würdige  Stellung  verschaffen,  weil  sie  „zu 
reich  und  zu  vielseitig  begabt  sind,  um  sich  rasch  eine  schickliche  Form 
anzueignen."  (Kap.  5,  S.48)  Im  Gegensatz  zum  praktischen  Deutschen  ist 
der  Russe  „nicht  nur  unfähig,  Kapital  zu  erwerben,  sondern  er 
verschwendet  es  sinnlos  und  chaotisch."  (Kap.  4,  S.38)  Aber  dennoch 
sind  auch  Russen  auf  Geld  angewiesen;  „folglich  sind  für  uns  solche 
Möglichkeiten  wie,  zum  Beispiel,  das  Roulettespiel  sehr  begrüßenswert 
und  sehr  willkommen,  um  plötzlich  reich  zu  werden,  innerhalb  von  zwei 
Stunden,  ohne  jede  Anstrengung.  Das  ist  für  uns  sehr  verlockend,  da  wir 
aber  leichtfertig  spielen,  mühelos,  verspielen  wir  es  eben  so!"  (Kap.  4, 
S.38f)  Nationale  Charakteristika  sind  aber  ambivalent  und  nicht  nur 
negativ  oder  positiv,  auch  wenn  letztlich  bestimmte  Neigungen  den 
Ausschlag  geben.  Für  Alexej  ist  noch  keineswegs  ausgemacht,  „was 
schlimmer  ist,  russisches  Chaos  oder  die  deutsche  Methode  des 
Kapitalerwerbs  durch  anständige  Arbeit."  (Kap.  4,  S.39).  Deutsche 
Tugend  und  Redlichkeit  sind  ihm  jedenfalls  nicht  sehr  angenehm:  „Ich 
will  lieber  auf  russische  Art  über  die  Stränge  schlagen  oder  mich  am 
Roulette  bereichem."  (Kap.  4,  S.41) 
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3.  Verlauf 

Der  Verlauf  bezieht  sich  einerseits  auf  das  einzelne  Spiel  wie  aber 
andererseits,  was  noch  wichtiger  ist,  auf  die  Abfolge  von  Spielen,  auf  den 
Spielverlauf  im  gesamten  Leben  des  Spielers,  mit  anderen  Worten  auf  den 
Beginn,  die  Wiederholungen  und  Unterbrechungen,  die  erneuten 
Fortsetzungen  und  schließlich,  wenn  es  dazu  kommen  kann,  auch  den 
Abbruch  des  Spielens.  Der  Spielverlauf  kann  sich  über  Jahre  und 
Jahrzehnte  oder  sogar  bis  zum  Ende  des  Lebens  erstrecken.  Dostojewskij 
beschreibt  im  Spieler  unterschiedliche  Verlaufstypen,  denen  man  auch  in 
der  Realität  begegnen  kann  und  mit  denen  abweichende  therapeutische 
Möglichkeiten  verbunden  sind. 

Der  Spieler  -  sei  es  im  einzelnen  Spiel  oder  in  der  Abfolge  von 
Spielen  -  zeigt  ein  charakteristisches  Aussehen  und  Verhalten,  wird 
bewegt  von  bestimmten  Gefühlen,  Gedanken  und  Wünschen.  Beim 
wahren  Spieler  konzentrieren  sich  diese  Gefühle,  Gedanken  und  Wünsche 
ganz  auf  das  Spiel,  alle  anderen  und  noch  so  wichtigen  Bereiche  des 
Lebens  verlieren  an  Bedeutung.  Dennoch  wird  vom  Spieler  die 
Umgebung  wahrgenommen  und  auf  sie  reagiert. 

Das  einzelne  Spiel  kann  von  unerbittlicher  Dynamik  beherrscht  sein: 
„Das  konnte  nicht  anders  kommen:  Wenn  jemand  ihres  Schlages  auf 
diesen  Weg  gerät,  dann  -  dann  rast  er  auf  dem  Schlitten  den  Schneehang 
hinab,  schneller  und  schneller."  (Kap.  13,  S.150)  Die  Fähigkeit  der 
Steuerung  geht  verloren,  nicht  allein  die  Psyche,  auch  die  Physis  ist 
überwältigt.  „Von  nun  an  weiß  ich  nichts  mehr  von  der  Höhe  und  der 
Reihenfolge  meiner  Einsätze".  (Kap.  14.  S.171)  Ich  setzte  „fast 
besinnungslos.  Ich  muß  wohl  sehr  zerstreut  gewesen  sein;  ich  erinnere 
mich,  daß  die  Croupiers  meine  Einsätze  korrigierten.  Mir  unterliefen 
grobe  Fehler.  Meine  Schläfen  waren  schweißnaß  und  meine  Hände 
zitterten."  (Kap.  14,  S.172f) 

Die  Gefühle  sind  meist  zwiespältig,  selbst  negative  Gedanken  und 
unangenehme  Empfindungen  können  zur  Fortsetzung  des  Spielens 
antreiben:  „es  gibt  eine  Lust  auf  der  letzten  Stufe  der  Erniedrigung  und 
Entwürdigung!"  (Kap.  5,  S.47)  Offensichtlich  wird  eine  masochistische 
Befriedigung.  „Weiß  der  Teufel,  vielleicht  gibt  es  auch  eine  unter  der 
Peitsche,  wenn  die  Peitsche  den  Rücken  trifft  und  das  Fleisch  zerfetzt." 
(Kap.  5,  S.48)  Jedes  Leiden  kann  zugleich  Befriedigung  verursachen; 
Leiden  wird  sogar  als  Grundbedingung  des  Bewusstseins  verstanden.  Das 
Bedürfnis  nach  immer  neuen  Empfindungen  lässt  sich  vollkommen  nie 
befriedigen  und  ist  deshalb  eine   entscheidende  Ursache  für  die 
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Unfähigkeit,  mit  dem  Spielen  aufzuhören.  „Vielleicht  war  dieser  Durst, 
nachdem  die  Seele  so  viele  Empfindungen  ausgekostet  hatte,  nicht 
gestillt,  sondern  nur  gereizt  und  verlangte  weitere  Empfindungen,  immer 
heftigere  und  heftigere,  bis  zur  vollständigen  Erschöpfting."  (Kap.  14, 
S.174f.) 

Spielleidenschaft  hebt  die  Fähigkeit  zu  Reflexionen  keineswegs 
vollständig  auf,  die  ihrerseits  nicht  nur  den  Abbruch  nahe  legen,  sondern 
ebenfalls  zum  weiteren  Spielen  stimulieren  können,  wie  der  Russe  Alexej 
dem  Engländer  Astley  berichtet  oder  zu  erläutern  versucht.  Entscheidend 
sind  neben  den  Hochgefiihlen  die  immer  wieder  auftretenden  bodenlosen 
Gefühle  der  Vernichtung,  Verzweiflung  und  Erbitterung,  die  von  den 
Spielverlusten  ausgelöst  werden  und  im  Spieler  die  Vision  eines 
unerbittlich  drohenden  Absturzes  hervorbringen  können.  „Eine  maßlose 
Wut  bemächtigte  sich  meiner:  ich  packte  meine  letzten  gebliebenen  Florin 
und  setzte  auf  die  zwölf  ersten  -  einfach  so,  blindlings,  ohne  zu 
überlegen!  Es  gab,  übrigens,  den  Augenblick  einer  Erwartung,  eines 
Eindrucks,  der  möglicherweise  dem  Eindruck  der  Madame  Blanchard 
ähnlich  war,  als  sie  in  Paris  aus  dem  Luftballon  auf  die  Erde  zuflog." 
(Kap.  14,  S.  171) 

Sobald  Alexej  gewonnen  hat,  wird  jeder  Gedanke  an  den  drohenden 
Verlust  wieder  verdrängt:  "Unmittelbar  darauf  setzte  ich  hundert  auf 
, Rouge'  -  und  gewann;  alle  zweihundert  auf  , Rouge'  -  und  gewann;  alle 
vierhundert  auf  ,Noir'  -  und  gewann;  alle  achthundert  auf  , Manque'  - 
und  gewann;  alles  zusammen  waren  es  eintausendsiebenhundert  Gulden, 
und  dies  in  weniger  als  fünf  Minuten!  Ja,  und  in  solchen  Augenblicken 
vergißt  man  alles  frühere  Mißgeschick!  Denn  für  diesen  Erfolg  hatte  ich 
mehr  als  mein  Leben  riskiert,  mehr  als  mein  Leben  zu  riskieren  gewagt 
und  -  gehörte  nun  wieder  zu  den  Menschen!"  (Kap.  17,  S.208) 

Einsicht  ist  zwar  oft  gegeben,  nicht  aber  die  notwendige  Kontrolle; 
Wissen  und  Handeln  fallen  auseinander.  Die  Freiheit  zu  eigenen 
Entscheidungen  und  selbständigem  Verhalten  geht  verloren,  der  spielende 
Mensch  wird  zu  einer  gefühls-  und  willenlosen  Maschine.  Nicht  immer 
spielt  Alexej  riskant  und  mit  hohem  Einsatz:  „Ich  lebe  natürlich  in  einer 
dauernden  Spannung,  spiele  nur  ganz  kleine  Sätze  und  warte  ab,  rechne, 
verbringe  ganze  Tage  stehend  am  Spieltisch  und  beobachte  das  Spiel, 
sehe  sogar  im  Schlaf  nur  das  Spiel,  aber  bei  alldem  scheint  es  mir,  als  sei 
ich  irgendwie  gefiihllos,  unempfindlich  geworden,  als  stecke  ich  bis  über 
die  Ohren  in  einer  Art  Schlamm."  (Kap.  17,  S.208)  Wiederholt  kommt 
ihm  der  Gedanke,  aufhören  zu  sollen;  die  Lust,  das  Schicksal 
herauszufordern,   ist  aber  stärker,   auch  bereits  zu  Beginn  seiner 
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Spielerkarriere.  ..Da  hätte  ich  gehen  sollen,  aber  in  mir  regte  sich 
irgendein  merkwürdiges  Gefühl  einer  Herausforderung  an  das  Schicksal, 
der  Wunsch,  ihm  einen  Nasenstüber  zu  geben  und  ihm  die  Zunge 
herauszustrecken.  Ich  setze  die  höchste  erlaubte  Summe,  viertausend 
Gulden,  und  verlor.  Darauf  kramte  ich  alles  her\^r,  was  mir  geblieben 
war.  und  setzte  es  auf  dasselbe  Feld,  verlor  abermals  und  entfernte  mich 
von  dem  Spieltisch  wie  in  Trance.  Es  war  mir  nicht  einmal  bev\-ußt,  wie 
mir  geschehen  war."  (Kap.  4,  S.36f.) 

Trotz  aller  enttäuschenden  Erfahrungen  wird  stets  von  neuem  an  der 
Illusion  des  Erfolgs  festgehalten;  nicht  so  sehr  die  Verluste,  sondern  die 
Gewinne  stehen  immer  wieder  übermächtig  vor  Augen,  die  erneut 
eintreten  können  und  dem  Schicksal  uфlötzlich  eine  glückliche  Wendung 
geben  werden:  .,bin  ich  denn  wirklich,  wirklich  so  ein  kleiner  Junge!  Sehe 
ich  denn  etwa  nicht  ein,  daß  ich  ein  verlorener  Mensch  bin!  Aber  - 
warum  sollte  ich  nicht  auferstehen  können?  Ja!  Man  braucht  nur  ein 
einziges  Mal  im  Leben  Berechnung  und  Geduld,  und  -  das  ist  alles!  Man 
braucht  nur  ein  einziges  Mal  Ausdauer,  um  im  Laufe  einer  Stunde  das 
ganze  Schicksal  verändern  zu  können."  (Kap.  17,  S.218) 

Das  zentrale  Motiv  des  Spielens  ist  beim  wahren  Spieler  das  Spiel 
selbst  und  nicht  das  Geld,  entscheidend  ist  die  Erregung  beim  Setzen 
einer  Geldsumme,  beim  Rollen  der  Kugel  und  bei  ihrem  Stillstand:  ,.0h. 
es  ging  mir  nicht  ums  Geld!  Ich  bin  überzeugt,  daß  ich  es  abermals 
irgendeiner  Blanche  vor  die  Füße  werfen  und  abermals  in  Paris  drei 
Wochen  mit  eigenem  Gespann  fur  sechzehntausend  Francs  kutschieren 
würde.  Ich  bin  mir  sicher,  daß  ich  kein  Geizhals  bin;  eher 
verschwenderisch,  wie  ich  glaube.'"  (Kap.  17.  S.207) 

Die  Lust  zu  spielen  kann,  was  nicht  unwichtig  für  eine  erfolgreiche 
Therapie  und  Prävention  ist,  bereits  vom  Anblick  und  den  Geräuschen  der 
Spielbank  ausgelöst  und  gesteigert  werden.  ., Indessen  höre  ich  dennoch 
bebend,  stockenden  Herzens  dem  Ruf  des  Croupiers  zu:  'trente  et  un. 
rouge,  impair  et  passe',  oder:  .quatre,  noir,  pair  et  manque!'  Mit  welcher 
Begehrlichkeit  staiTe  ich  den  Spieltisch  an,  der  mit  Louisdors, 
Friedrichsdors  und  Talern  übersät  ist,  auf  die  kleinen  Geldsäulen,  die 
unter  den  Schaufeln  der  Croupiers  in  glühende  Häufchen  zerfallen,  oder 
auf  die  bis  zu  einem  Arschin  langen  Silberrollen,  die  sich  um  das  Rad 
reihen.  Noch  bevor  ich  den  Spielsaal  betrete,  schon  zwei  Säle  vorher,  ich 
brauche  nur  das  Юingeln  der  ständig  bewegten  Münzen  zu  hören  -  und 
ich  bekomme  krampfartige  Zustände."  (Kap.  17,  S.207) 

Spielleidenschaft  wird  zur  Monomanie  und  verdrängt  alle  anderen 
Neigungen  und  Interessen.  Der  ursprünglich  Anlass  des  Spielens  war  für 
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Alexej  das  Bedürfnis,  der  geliebten  Polma  in  ihrer  finanziellen 
Notsituation  beistehen  zu  können;  im  Verlauf  des  weiteren  Spielens 
vergißt  er  aber  vollständig  seine  Leidenschaft  für  diese  Frau  und  denkt 
nur  noch  an  das  Spielen:  „Ich  weiß  nicht  mehr,  ob  ich  während  dieser  Zeit 
auch  nur  ein  einziges  Mal  an  Polina  gedacht  habe.  Ich  empfand  damals 
ein  unstillbare  Lust  beim  Packen  und  Bündeln  der  Banknoten,  die  sich 
immer  höher  vor  mir  aufhäuften."  (Kap.  14,  S.173f)  Die  Liebe  schien 
„gleichsam  in  den  Hintergrund  zu  treten."  (Kap.  15,  S.186)  Gewissen  und 
moralische  Einwände  zählen  ebenfalls  nicht  mehr,  erweisen  sich  als 
vollkommen  machtlos:  „In  letzter  Zeit  war  es  mir  ungemein  zuwider, 
meinem  Handeln  oder  Denken  einen  moralischen  Maßstab  anzulegen" 
(Kap.  2,  S.24f.),  bekennt  Alexeij. 

Astley  entwirft  ein  realistisches  und  zugleich  tragisches  Bild  des 
Spielers  in  physischer,  psychischer,  sozialer  und  geistiger  Hinsicht:  „'Sie 
haben  nicht  nur  auf  das  Leben  verzichtet,  auf  Ihre  eigenen  und  die 
öffentlichen  Interessen,  auf  die  Pflichterfüllung  des  Bürgers  und  des 
Menschen,  auf  den  Umgang  mit  ihren  Freunden  (immerhin  haben  sie 
welche  gehabt),  Sie  haben  nicht  nur  auf  jedes  Ziel,  welches  auch  immer, 
außer  dem  Gewinn,  Sie  haben  sogar  auf  Ihre  Erinnerungen  verzichtet'." 
(Kap.  17,  S.  211).  Eine  Überwindung  der  Spielleidenschaft  hält  Astley 
bei  Alexej  für  unmöglich,  was  nach  ihm  auch  im  russischen  Charakter 
begründet  ist:  „'Sie  werden  hier  bleiben,  und  Ihr  Leben  ist  zu  Ende.  Es  ist 
nicht  Ihre  Schuld.  In  meinen  Augen  sind  alle  Russen  so  oder  haben 
dieselbe  Anlage.'"  (Kap.  17,  S.217)  Alexej  sucht  im  weiteren  Verlauf 
Spielbanken  in  Roulettenburg,  Bad  Homburg,  Baden-Baden,  Spaa  auf, 
wird  auch  wegen  Verschuldung  im  Zusammenhang  des  Spielens 
inhaftiert,  aber  freigekauft;  ob  er  mit  dem  Spielen  endgültig  aufhört,  wird 
im  Roman  nicht  gesagt,  scheint  aber  eher  unwahrscheinlich  zu  sein. 

Beim  Icherzähler  Alexej  kennzeichnet  den  gesamten  Verlauf  des 
Spielens:  Faszination  -  Besinnung  -  Faszination  -  Fortsetzungen  mit 
Gewinn  und  Verlust  -  offenes  Ende. 

Der  Erfolg  treibt  auch  die  Generalin  Antonida  Wasiljewna 
Tarasewitschewa  unauflialtsam  zum  Weiterspielen  an;  die  Prognose  des 
Icherzählers  Alexej  fällt  für  die  unmittelbare  Zukunft  entsprechend 
negativ  aus.  „Aber  jetzt,  jetzt,  nachdem  Babuschka  solche  Heldentaten 
beim  Roulettespiel  vollbracht,  jetzt,  nachdem  sich  die  Persönlichkeit 
Babuschkas  so  eindeutig  und  typisch  (ein  wideфsenstiges,  herrsch- 
süchtiges altes  Weib,  et  tombée  en  enfance)  gezeigt  hatte,  jetzt  war 
möglicherweise  alles  verloren:  Denn  jetzt  freut  sie  sich  kindisch  über  ihre 
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Entdeckung  und  wird,  wie  es  die  Regel  ist,  alles  auf  Heller  und  Pfennig 
verlieren."  (Kap.  11,  S.123) 

Die  Generalin  spielt  ebenfalls  leidenschaftlich  und  mit  hemmungs- 
loser Ausdauer,  ist  in  der  Lage,  „sieben  oder  acht  Stunden  im  Rollstuhl 
fast  ohne  Unterbrechung  am  Tisch"  zu  sitzen,  obwohl  sie  verliert  und 
bestohlen  wird,  aber  auch  wieder  gewinnt:  „und,  von  neuer  Hoffnung 
erfüllt",  nicht  mehr  imstande  ist,  „ihren  Platz  zu  verlassen."  (Kap.  13, 
S.153)  Der  Verlust  bringt  sie  nicht  zur  Besinnung,  treibt  sie  vielmehr 
noch  stärker  zur  Fortsetzung  des  Spielens  an.  „Wenn  sie  zum  ersten  Mal 
verliert,  wird  sie  vom  Spieltisch  nicht  mehr  weichen,  aus  Eigensinn,  aus 
Bosheit,  sie  wird  spielen  und  spielen."  (Kap.  11,  S.127f)  Nachdem  sie 
alles  verloren  hat,  schimpft  sie  auf  sich  selbst:  „So  eine  Närrin!  So  eine 
Erznärrin!  So  eine  alte,  alte  Erznärrin."  (Kap.  12.  S.140)  Dennoch  kann 
sie  sich,  obwohl  sie  eigentlich  abreisen  will,  vom  Spielen  nicht  lösen: 
„Ich  will  mein  Geld  zurückhaben,  und  koste  es  mein  Leben!"  (Kap.  12, 
S.145)  Erst  als  sie  endgültig  alles  verspieh  hat,  gelingt  es  ihr,  aufzuhören 
und  in  ihre  Heimat  zurückkehren,  wo  sie  noch  über  Vermögen  und 
Ländereien  verfügt. 

Der  gesamte  Verlauf  des  Spielens  trägt  bei  der  russischen  Generalin 
Antonida  Wasiljewna  Tarasewitschewa  die  Charakteristik:  Faszination  - 
Fortsetzungen  mit  Gewinn  und  Verlust,  immer  wieder  Faszination  - 
erfolgreicher  Abbruch. 

Einen  anderen  Verlaufstyp  repräsentiert  die  Französin  Blanche  de 
Cominges;  auch  sie  ist  Spielerin,  aber  mit  kühler  Berechnung,  der  es  nicht 
um  das  Risiko,  die  leidenschaftlichen  Gefühle,  sondern  in  erster  Linie  um 
den  Gewinn  geht.  Sie  gibt  das  Spielen  auf  und  wird  eine  erfolgreiche 
Geldverleiherin,  die  mit  ihren  Wucherzinsen  sichere  Geschäfte  macht. 
Nachdem  Alexej  ihr  auf  einer  seltsam  engagiert-indifferenten  Liebesreise 
nach  Paris  seinen  Spielgewinn  überlassen  hat,  heiratet  sie  den  russischen 
General,  den  sie  nach  seinem  baldigen  Tod  beerbt. 

Polina  wird  ebenfalls  kurzfristig  gespielt  haben  und  auch  nicht  um 
des  Spiels  willen,  sondern  wegen  ihrer  mittellosen  Lage.  Sie  hat  sich  Geld 
von  dem  Franzosen  des  Grieux  geliehen,  dessen  Geliebte  sie  dafür  wird, 
und  lässt  dann  Alexej  für  sich  spielen.  Nach  einer  leidenschafthchen 
Nacht  mit  ihm,  den  sie  liebt,  aber  zugleich  hasst  im  Glauben,  von  ihm  mit 
seinem  Gewinn  gekauft  werden  zu  wollen,  auch  aus  Scham  wegen  ihrer 
Liaison  mit  dem  charakterlosen  Franzosen,  stößt  sie  Alexej  zurück,  um 
ihn  und  sich  selbst  zu  bestrafen,  und  wird  schließlich  von  der  Familie  des 
Engländers  Astley  aufgenommen. 


106 


Dietrich  V.  Engelhardt 


Weitere  Spielertypen  werden  eher  kursorisch  erwähnt  und  beschrie- 
ben: glückliche  und  unglückliche,  kürzer-  oder  langfristigere  Spieler. 
Skizziert  werden  ebenfalls  gängige  Einstellungen  und  verbreitete  Verhal- 
tensweisen von  Spielern. 

4.  Sozialer  Kontext 

Kurorte  mit  Spielbanken,  die  von  Leben,  Lust  und  Leidenschaft,  von 
Krankheit  und  Kriminalität,  von  gesellschaftlichen  Beziehungen,  von 
Natur,  Kunst  und  Kultur  geprägt  sind,  enthalten  in  nuce  die  ganze  Welt. 
Im  Zentrum  des  Romans  von  Dostojewskij  steht  die  Konzentration  auf 
den  Spieler  und  das  Spiels.  Auf  diese  Welt  sind  auch  die  Personen 
bezogen,  die  selbst  nicht  oder  nur  vorübergehend  spielen. 

Alle  Personen,  die  auf  das  Erbe  der  russischen  Generalin  hoffen, 
versuchen  sie  vom  Spielen  abzuhalten,  aber  vergebens,  sie  denkt  nur  an 
das  Weiterspielen,  hört  auf  keine  Warnungen:  „'Nicht  stehen  bleiben!' 
rief  Großmutter.  ,Nu,  was  wollte  ihr  eigentlich?  Ich  habe  jetzt  keine  Zeit 
für  euch!"'  (Kap,  12,  S.135)  Sie  ist  nicht  einmal  zu  kleineren  Einsätzen  zu 
bewegen:  „Aber  sie  war  so  ungeduldig,  daß  sie  zwar  anfangs  einwilligte, 
aber  während  des  Spiels  sich  nicht  mehr  zurückhalten  ließ.  Kaum 
begannen  ihre  kleinen  Einsätze  von  etwa  zehn  bis  zwanzig  Friedrichsdor 
zu  gewinnen,  boxte  sie  mich  -  , Siehst  du,  siehst  du,  jetzt  haben  wir 
gewonnnen,  hätten  wir  vier  statt  zehn  gesetzt,  so  hätten  wir  viertausend 
gewonnen'."  (Kap.  12,  S.137f.) 

Um  seine  Tante  von  ihrer  Spielsucht  abzubringen,  ergreift  ihr  Neffe, 
der  um  sein  Erbe  fiirchtet,  energische  Maßnamen  und  überlegt  in  seiner 
Verzweiflung  sogar,  sie  entmündigen  zu  lassen.  Er  schlug  „plötzlich 
einen  drohenden  Ton  an,  brüllte  Babuschka  sogar  an  und  stampfte  mit 
den  Füßen;  er  schrie,  daß  sie  ihre  Familie  kompromittiere,  als  skandalöse 
Erscheinung  die  ganze  Stadt  beschäftige  und  schließlich...  schließlich: 
,Sie  bringen  den  russischen  Namen  in  Verruf!'  schrie  der  General.  ,Und 
dafür  gibt  es  endlich  die  Polizei'."  (Kap,  13,  S.154)  Er  erkundigt  sich,  ob 
es  nicht  Möglichkeiten  gebe,  „auf  irgendeine  Weise  die  Polizei 
einzuschalten.  Es  gehe  ganz  einfach,  könnte  man  sagen,  um  eine 
unglückliche,  aber  ehrbare  alte  Dame,  die  plötzlich  den  Verstand  verloren 
habe  und  ihr  letztes  Geld  verspiele  und  so  weiter.  Mit  einem  Wort,  ob  es 
irgendwie  möglich  wäre,  sie  gesetzlich  unter  Kuratel  zu  stellen  und  ein 
Verbot  zu  verhängen?"  (Kap.  13,  S.154) 
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Zu  den  sozialen  Reaktionen  gehören  nicht  nur  die  Reaktionen  der 
Umwelt  auf  die  Spieler,  sondern  ungekehrt  auch  die  Reaktionen  der 
Spieler  auf  die  Umwelt  und  vor  allem  auf  andere  Spieler.  Die 
Spielleidenschaft  verschließt  bei  aller  Intensität  und  Steuerungsverlusten 
nicht  den  Blick  für  die  Mitmenschen.  Als  die  Generalin  zum  ersten  Mal 
den  Spielsaal  betritt,  ist  ein  Spieler  gerade  dabei,  hohe  Gewinne  zu 
machen.  Die  Generalin,  die  ihn  aufmerksam  beobachtet,  ist  besorgt: 
„'Sag  ihm,  er  soll  Schluß  machen,  sag  ihm,  er  soll  sein  Geld  so  schnell 
wie  möglich  verstauen  und  gehen.  Er  wird  es  verspielen,  er  wird  im 
nächsten  Augenbhck  alles  verspielen!  [...]  Der  Mensch  ist  verloren,  das 
heißt,  es  ist  ja  sein  Wille...  ich  mag  ihn  gar  nicht  ansehen,  mir  wird 
richtig  schwindlig.  Dieser  Dummkopf!'"  (Kap.  10,  S.lllf)  Über  eine 
junge  Spielerin,  die  „ruhig,  kaltblütig,  berechnend"  nach  einem  System 
ihre  Einsätze  machte  und  nach  Gewinnen  aufhörte  und  wegging,  urteilt 
sie  ebenso  zutreffen:  „'Naja,  diese  wird  nicht  verlieren!  Die  da  wird  nicht 
verlieren'."  (Kap.  10,  S.113). 

Die  Motive  der  Zuschauer  sind  vielfältig.  Wenige  reagieren  mitleidig, 
vielen  verschafft  es  vielmehr  einen  Genuss,  den  Verlierern  zusehen:  „Es 
stimmt,  daß  der  Mensch  seinen  besten  Freund  nicht  ungern  vor  sich 
erniedrigt  sieht;  meistensteils  ist  der  Grund  einer  Freundschaft  eine  solche 
Erniedrigung."  (Kap.  17,  210)  Sobald  jemand  gewinnt,  scharen  sich 
diensteifrige  Leute  um  ihn:  „Die  Saaldiener  waren  um  ihn  emsig  bemüht, 
rückten  ihm  von  hinten  einen  Lehnstuhl  heran,  sorgten  dafür,  daß  er  sich 
weniger  beengt  fühlte  und  nicht  gestoßen  wurde  -  alles  in  Erwartung 
einer  großzügigen  Belohnung.  Manche  Spieler,  die  größere  Summen 
gewinnen,  geben  gelegentlich  Trinkgeld,  ohne  es  abzuzählen,  einfach  so, 
aus  lauter  Freude,  so  viel,  wie  sie  mit  der  Hand  in  der  Tasche  zu  fassen 
bekommen."  (Kap.  10,  S. III) 

Spielerglück  schafft  falsche  Freunde.  Erfolgreiche  Spieler  ziehen  die 
Aufmerksamkeit  von  Bittstellern,  Betrügern  und  Dieben  auf  sich.  Sucht 
führt  nicht  selten  zu  Kriminalität  -  auf  Seiten  der  Spieler  wie  anderer 
Menschen.  Spielbanken  sind  auf  Kontrolle,  Überwachung  und  Polizei 
angewiesen.  „Die  Polizisten  befinden  sich  an  Ort  und  Stelle,  im  Saal,  in 
zivil,  unter  den  Zuschauem,  so  daß  sie  nicht  auffallen.  Sie  haben  ganz 
besonders  die  Taschendiebe  und  Gauner  im  Auge,  die  das  Roulette 
bevorzugen."  (Kap.  10,  S.109) 

Vor  allem  das  Roulettespiel  erleichtert  Diebstahl  und  Betrug:  „Hier 
aber  braucht  man  nur  einfach  an  den  Casinotisch  zu  treten,  sich 
hinzusetzen  und  plötzlich  ganz  offen  und  selbstverständlich  nach  einem 
fremden  Gewinn  zu  greifen  und  in  ihn  in  die  eigene  Tasche  zu  befördern; 


108 


Dietrich  V.  Engelhardt 


kommt  es  zum  Streit,  behauptet  der  Gauner  lauthals  und  felsenfest,  daß 
es  sich  um  einen  eigenen  Einsatz  handele."  (Kap.  10,  S.109)  Kriminelle 
Erfolge  sind  besonders  bei  kleineren  Einsätzen  zu  erzielen,  da  größere 
Einsätze  von  den  Croupiers  und  Mitspielern  aufmerksamer  beobachtet 
werden.  Im  Jüngling  (1876)  wird  Dostojewskij  später  dieses  Verhalten 
noch  einmal  darstellen. 

Alexej,  der  das  Aufsehen  und  die  Bewunderung  bei  seinem  ersten 
großen  Gewinn  genossen  hat,  geht  es  darum,  die  Zuschauer  durch  seinen 
„rasenden  Wagemut  zum  Staunen  zu  bringen."  (Kap.  14,  S.174)  Er  hat  nur 
den  einen  Wunsch,  „daß  sie  alle,  alle  von  nichts  anderem  sprächen  als 
von  mir,  sich  meine  Geschichte  erzählten,  mich  bestaunten,  mich 
hochpriesen  und  meinen  neuen  Gewinn  bewunderten."  (Kap.  17,  S.207). 
Äußere  Anerkennung  und  soziale  Beachtung  sind  ihm  in  seiner 
Spielerkarriere  ungemein  wichtig.  Zugleich  verändert  das  Spielbank- 
milieu Neigungen  und  Abneigungen,  Gefühle  und  Werte.  Egoismus  und 
andere  unangenehme  Eigenschaften  und  Verhaltensweisen,  die  Alexej  zu 
Beginn  in  der  Spielbank  abgestoßen  haben,  fallen  ihm  mit  der  Zeit  immer 
weniger  auf  oder  werden  zunehmend  für  normal  gehalten:  „Da  ich  selbst 
von  dem  Wunsch  zu  gewinnen  völlig  besessen  war,  kamen  mir  diese 
ganze  Gewinnsucht  und  dieser  ganze  habgierige  Schmutz  beim  Betreten 
des  Spielsaals  irgendwie  willkommen  und  vertraut  vor."  (Kap.  2,  S.22) 


5.  Institution  und  Therapie 

Kurorte  sind  Orte  des  Leidens  und  der  Krankheiten,  die  hier  behandelt 
und  geheilt  werden  sollen,  zu  deren  Entstehung  und  Einwicklung 
Spielbanken  aber  beitragen  können.  Medikamentöse  Therapie, 
chirurgische  Eingriffe,  Psychotherapie  und  diätetische  Maßnahmen 
kommen  zum  Einsatz.  Kunsttherapie  wird  ebenfalls  angewandt. 

Der  Icherzähler  Alexej  greift  für  sich  selbst  zu  einer  Art 
Schreibtherapie:  „Übrigens  könnte  dieser  Zustand  vielleicht  aufhören, 
wenn  ich  irgendwie  Boden  unter  den  Füßen  bekäme  und  mich  nicht  mehr 
im  bCreise  drehen  würde,  und  zwar  indem  ich,  nach  Möglichkeit  präzise, 
Rechenschaft  über  die  Geschehnisse  dieser  Monats  ablegte.  Es  zieht  mich 
wieder  zur  Feder."  (Kap.  13,  S.149)  Andererseits  empfindet  er  auch  eine 
Abneigung  gegen  eine  befreiende  Therapie  durch  Schreiben  oder  Lesen; 
die  Erinnerung  an  die  Aufregungen  der  vergangenen  Zeit  ist  ihm  so 
kostbar,  daß  er  sich  nicht  durch  Lektüre  von  ihr  ablenken  lassen  will,  „als 
fürchtete  ich,  mit  einer  seriösen  Lektüre  oder  einer  seriösen  Beschäf- 
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tigung  den  Bann  der  jüngsten  Vergangenheit  zu  brechen.  Als  wären  dieser 
chaotische  Traum  und  alle  von  ihm  hinterlassen  Eindrücke,  so  teuer,  daß 
ich  mich  geradezu  scheue,  ihn  mit  etwas  Neuem  auch  nur  zu  berühren, 
damit  er  sich  nicht  in  Rauch  auflöst!"  (Kap.  13,  S.149) 

Es  gibt  in  Roulettenburg  verschiedene  Ärzte,  die  aber  für  die  üblichen 
Kurkrankheiten  zuständig  sind,  zu  denen  auch  Schlaganfälle  und  nervöse 
Störungen  gehören.  Wahre  Spieler  von  ihrer  Spielsucht  zu  befreien,  wird 
für  nahezu  unmöglich  gehalten;  thematisiert  wird  die  Frage  der 
Entmündigung  und  Vormundschaft.  Relativ  wirkungslos  sollen  pädago- 
gische Einwirkungen  sein,  die  im  19.  Jahrhundert  als  , moralische 
Behandlung'  oder  , moral  treatment'  in  der  Psychiatrie  entwickelt  wurde 
und  auch  bei  Fürst  Myschkin  im  Idioten  (1868/69)  in  einem  Schweizer 
Sanatorium  zur  Anwendung  kommen,  den  Spieler  Alexej  aber  wenig 
beeindrucken  können:  „Es  gibt  nichts  Absurderes  als  eine  Moralpredigt  in 
einem  solchen  Augenblick!  [...]  Und  was,  was  könnte  sie  mir  Neues 
sagen,  was  ich  nicht  selber  wüßte?  Und  geht  es  überhaupt  darum? 
Eigentlich  geht  es  darum,  daß  eine  einzige  Drehung  des  Rades  alles 
verändern  kann."  (Kap.  17,  S.205) 

Spielbanken  sind  Gebäude  mit  einer  äußeren  Gestalt  und  Innen- 
räumen, befinden  sich  in  einer  bestimmten  Umgebung,  stellen  vor  allem 
eine  Institution  im  Sinne  einer  sozialen  Ordnungsgestalt  mit  bestimmten 
Formen,  Regeln  und  Strukturen  dar.  Der  Spielsaal  in  Roulettenburg  macht 
auf  Alexej  einen  eher  bescheidenen  Eindruck;  die  Säle  sind  dürftig  und 
ohne  Pracht.  Andere  Spielbanken  zeigen  ein  anziehenderes  Aussehen. 

Die  Croupiers,  meist  Franzosen,  geben  sich  als  neutrale  Beamte,  sind 
aber  wegen  der  Prämien  an  hohen  Einsätzen  der  Spieler  interessiert  und 
betrachten  die  russische  Generalin  auch  „bereits  als  ein  willkommenes 
Opfer."  (Kap.  12,  S.132)  Die  Anforderungen  an  ständige  Aufmerk- 
samkeit, beruhigende  Fähigkeiten  und  Reaktionsgeschwindigkeit  sind 
groß.  „Die  acht  Croupiers  rings  um  den  Tisch  müssen  die  Einsätze 
beobachten,  abrechnen  und  bei  entstehenden  Streitigkeiten  schlichten.  Im 
äußersten  Fall  ruft  man  die  Polizei,  und  dann  ist  die  Sache  in 
Minutenschnelle  entschieden."  (Kap.  10.  S.109) 

Hoteliers  und  Kellner  verfügen,  was  in  Kurorten  mit  Spielbanken  von 
erheblicher  Wichtigkeit  ist,  über  besondere  Menschenkenntnis,  sie  lassen 
sich  nicht  von  dem  Auftreten  und  den  Forderungen  der  Gäste 
beeinflussen,  sondern  folgen  ihrem  eigenen  Urteil  -  „und  man  muß 
bemerken,  sie  irren  sich  selten."  (Kap.  10,  S.lOl)  Recht  schnell  wird  von 
ihnen  bemerkt,  ob  jemand  vermögend  ist  oder  mittellos;  entsprechend 
fällt  die  Behandlung  der  Gäste  aus. 
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Unter  Spielbanken  herrscht,  was  sich  bis  in  die  Gegenwart  nicht 
verändert  hat,  Konkurrenz.  Alexej  stellt  Roulettenburg  nicht  an  die 
Spitze;  für  ihn  ist  „Homburg  der  beste,  der  richtige  Ort  für  das  Spiel." 
(Kap,  16,  S.204)  In  Spielbanken  wird  über  Schicksale  entschieden, 
Lebensentwicklungen  können  zerstört  werden,  Menschen  zugrunde 
gehen,  Menschen  können  in  ihnen  aber  auch  zu  großem  Reichtum 
gelangen.  Damit  stellt  sich  fur  Spielbanken  die  Frage  einer  Ethik,  einer 
Fürsorgepflicht.  Das  berechtigte  und  vom  Staat  unterstützte  Interesse  an 
Profit  sollte  zugleich  zu  einem  Schutz  der  Spieler  veфflichten,  was 
verschiedentlich  in  Spielbanken  auch  zu  einem  entsprechenden  Kodex 
gefuhrt  hat. 


III.  Perspektiven 

Der  Spieler  des  russischen  Schriftstellers  Dostojewskij  ist  ein 
bedeutender  literarischer  Text  über  die  Spielsucht,  die  verschiedenen 
Spielertypen  und  Bedingungen  des  Spielens,  die  Voraussetzungen  und 
Folgen  sowie  Möglichkeiten  einer  Überwindung  der  Sucht,  die  nach 
diesem  Roman  vor  allem  in  Liebe,  Arbeit,  sozialen  Kontakten  und  Kultur 
liegen.  Realistisch  dargestellt  und  ideell  gedeutet  wird  eine  klassische 
Spielerkarriere  in  den  physischen,  psychischen,  sozialen  und  geistigen 
Ebenen,  im  Spektrum  und  in  der  ambivalenten  Vielfalt  von  Leidenschaft 
und  Rationalität,  von  Sinnlichkeit  und  Sittlichkeit,  von  Freiheit  und 
Notwendigkeit,  von  Zufall  und  Schicksal. 

Offensichtlich  werden  auch  an  diesem  Roman  die  drei 
grundsätzlichen  Dimensionen  der  Beziehung  von  Medizin  und  Literatur 
gestaltet:  1.  Die  literarische  Funktion  der  Medizin:  Bedeutung  der 
Krankheit  und  Therapie,  des  Patienten  und  Arztes  -  auch  in  ihrer 
historischen  Entwicklung  -  für  Thema  und  Struktur  des  literarischen 
Textes.  2.  Die  medizinische  Funktion  der  Literatur.  Bedeutung  der 
Romane,  Dramen  und  Gedichte  für  ein  anthropologisches  und  sozial- 
kulturelles Verständnis  der  medizinischen  Welt  als  medical  humanity 
oder  Humanmedizin.  3.  Die  genuine  Funktion  der  literarisierten  Medizin: 
Bedeutung  der  literarischen  Darstellung  und  Deutung  für  ein  allgemeines 
Verständnis  -  jenseits  der  Literaturwissenschaft  und  Medizin  -  von 
Geburt  und  Tod,  Gesundheit  und  Krankheit,  Diagnostik  und  Therapie, 
Patient  und  Arzt.^"^ 
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Vorgeschichte,  Beginn,  Verlauf,  Beginn,  sozialer  Kontext,  Institution 
und  kulturell-symbolische  Bedeutung  sind  für  das  adäquate  Verständnis 
der  Spielsucht  sowie  für  eine  erfolgreiche  Behandlung  die  wesentlichen 
Dimensionen  -  für  die  Fremdbehandlung  wie  Selbstbehandlung.  Zentral 
sind  die  Zeiten  unmittelbar  vor  und  während  des  Spielens.  Die  Therapie 
muß  die  Erregungen  dieser  Momente  überwinden  oder  durch  analoge 
Erregungen  ersetzen;  wesentliche  Bedeutung  besitzen  Knotenpunkte  oder 
Gelenkzeiten  im  Verlauf  des  einzelnen  Spielens  oder  einer  Abfolge  von 
Spielen.  Bei  allen  Übereinstimmungen  unterscheiden  sich  Süchte  in  den 
Phänomen,  Ursachen,  Folgen,  sozialen  Verhältnissen  und  historischen 
Bedingungen.  In  der  Gegenwart  ist  die  Computersucht  in  den  Vorder- 
grund getreten. 

Im  Unterschied  zur  Epilepsie  kommt  das  Thema  des  Spielens  zwar 
immer  wieder,  aber  ansonsten  nicht  zentral  in  Dostojewkijs  Werken  vor. 
Im  Jüngling  (1876)  wird  das  Roulettespiel  in  privaten  Zirkeln  beschrieben 
und  die  feste  Überzeugung  des  Spielers  wiederholt:  „daß  man  beim 
Hasardspiel,  wenn  man  nur  seine  vollkommene  Ruhe  zu  bewahren 
vermag  -  und  damit  die  ganze  Schärfe  seines  Verstandes  und  seiner 
Berechnung  -,  daß  man  dann  die  Unschlauheit  des  blinden  Zufalls 
besiegen  und  im  Spiel  gewinnen  muß."^^  Diese  Kaltblütigkeit  sei  wahren 
Spielern  aber  unmöglich,  da  sie  ja  gerade  die  Intensität  des  Erlebens  und 
den  Nervenreiz  suchten.  Dabei  werden  Erniedrigung,  Qual  und  Genuß 
eng  miteinander  verknüpft:  „schon  damals  wurde  mir  diese  ganze 
Gesellschaft,  ja,  wenn  ich  aufrichtig  sein  soll,  selbst  das  Gewinnen,  - 
zum  Ekel,  zur  Qual.  Einfach  zur  Qual.  Ich  empfand  natürlich  einen 
außergewöhnlichen  Genuß  dabei,  aber  dieser  Genuß  mußte  sich  durch 
diese  ganze  Qual  erst  durchzwängen. 

Mit  Karten  um  Geld  spielen  verschiedentlich  Romangestahen  von 
Dostojewskij,  der  selbst  dieses  Spiel  gut  beherrschte,  aber  nicht  sehr 
schätzte.  Nächtelang  geben  sich  Verbrecher  in  den  Aufzeichnungen  aus 
einem  Totenhaus  (1861/62)  dem  Kartenspiel  hin.  „Fast  in  jeder  Kaserne 
gab  es  einen  Arrestanten,  der  einen  etwa  metergroßen  alten  Teppich,  ein 
Licht  und  ein  bis  zur  Unkenntlichkeit  schmutziges,  fettiges  Spiel  Karten 
bei  sich  hieh.  Alles  zusammen  wurde  ,die  Spielhölle'  genannt.  Der 
Besitzer  erhielt  von  den  Spielern  fünfzehn  Kopeken  tur  eine  Nacht  -  das 
war  sein  Erwerb.  Gespielt  wurde  gewöhnlich  Dreiblatt  oder  Görka, 
jedenfalls  nur  Hasardspiele.  Jeder  Spieler  schüttete  einen  ganzen  Haufen 
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Kupfermünzen  vor  sich  aus,  alles,  was  er  besaß,  und  erhob  sich  nicht 
eher,  bis  er  entweder  alles  verspielt  oder  den  anderen  das  Letzte 
abgenommen  hatte.  Das  Spiel  zog  sich  bis  in  die  Nacht  hinein  oder 
dauerte  bis  zum  nächsten  Morgen,  nicht  selten  bis  zu  dem  Augenblick, 
wo  die  Kaserne  wieder  aufgeschlossen  wurde/'^^ 

In  den  Brüdern  Karamasow  (1879/80)  verliert  Dmitrij  Karamasow 
gegen  polnische  Falschspieler,  die  ihm  sein  ganzes  Geld  abnehmen.  Der 
Wirt  entdeckt  den  Betrug  und  droht  dem  Spieler  Pan  Wrublewskij  :  „Darf 
ich  fragen,  mit  was  für  Karten  du  gespielt  hast?  Ich  gab  dir  mein  neues 
Spiel,  du  aber  hast  es  versteckt!  Mit  falschen  Karten  spielst  du!  Und  für 
falsche  Karten  kann  ich  dich  jederzeit  nach  Sibirien  transportieren  lassen, 
weißt  du  das  auch,  denn  das  ist  ebenso  gut  wie  falsches  Papiergeld."^^ 

Auch  Stepan  Trofimowitsch  Werchowenskij  macht  in  den  Dämonen 
(1871/72)  ebenfalls  „nur  zu  gern  ein  Spielchen",  obwohl  er  sich  als 
Gentleman  scheinbar  nur  gnädig  dazu  herablässt,  „würdevoll"  ausspielt 
und  immer  verliert.^^  Er  entspricht  damit  dem  Typ  des  Gentlemanspielers, 
der  im  Spieler  dem  „plebejischen"  Spieler  gegenüber  gestellt  wird. 

Eine  dem  Glücksspiel  analoge  Unerbittlichkeit  von  Schicksals- 
entwicklungen ist  ein  Charakteristikum  vieler  Romane  von  Dostojewskij. 
Wie  Alexej  im  Spieler  begreift,  dass  er  eigentlich  Roulettenburg  zu  seiner 
Rettung  hätte  verlassen  müssen,  es  aber  nicht  vermag,  erkennt  auch  der 
Epileptiker  Myschkin  im  Idioten  (1868/69),  dass  er  aus  Russland,  um 
nicht  unterzugehen,  abreisen  müsste,  wozu  er  ebenso  nicht  in  der  Lage  ist: 
„Eine  fast  drohende  Ahnung  sagte  ihm,  daß  er,  wenn  er  auch  nur  noch 
wenige  Tage  hier  blieb,  sich  rettungslos  in  diese  Welt  würde  hineinziehen 
lassen,  und  diese  Welt,  die  würde  dann  sein  Schicksal  sein!  Er  hatte  aber 
noch  keine  zehn  Minuten  den  Plan  dieser  Flucht  erwogen,  als  er  auch 
schon  entschied,  daß  es  ,ganz  unmöglich'  für  ihn  sei,  so  zu  flüchten."^^ 

Wiederholt  wird  von  einer  rauschhaften  Neigung  zum  Risiko  und 
einem  sogartigen  Trieb  zur  Vernichtung  berichtet,  die  auch  im  Spieler  das 
Geschehen  oder  Verhalten  des  wahren  Spielers  bestimmen.  Dmitrij 
beschreibt  in  diesem  Sinn  seinem  Bruder  Aljoscha  in  den  Brüdern 
Karamasow  die  kurz  bevorstehende  Trennung  von  seiner  Verlobten 
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Katerina  Iwanowna.  um  sich  der  auswegslosen,  krankhaften  Liebe  zu 
Gruschenka  hinzugeben:  er  werde  ..morgen  aus  den  Wolken  herabfliegen, 
morgen  wird  das  Leben  enden  und  neu  beginnen...  Hast  du  es  jemals 
gefühlt,  oder  weißt  du,  wie  das  ist.  wenn  man  im  Traum  von  einem  Berge 
in  eine  tiefe,  dunkle  Grube  fällt?  Nun.  auch  ich  fliege  jetzt  hinab,  nur 
nicht  im  Traum."'"  ^  Auf  die  gleiche  Weise  will  sich  auch  Alexej  im 
Spieler  für  Polina  in  eine  Schlucht  stürzen  und  umbringen. 

Der  sozialkulturelle  Kontext  dieses  Romans  von  1867  ist 
offensichtlich  und  wird  gleichermaßen  stets  in  die  ideelle  und 
symbolische  Ebene  überstiegen.  Beschrieben  wird  die  deutsche  Weh  der 
Spielbanken  im  19.  Jahrhundert,  die  mit  dem  Verbot  von  1872  im 
Deutschen  Reich  ein  Ende  findet,  aber  der  Blick  ist  allgemein  auf  die 
Institution  der  Spielbank  und  das  Roulertespiel  gerichtet.  Menschen  aller 
Nationen  \"erfallen  dem  Glücksspiel,  auch  лѵепп  bestimmte  Völker  \-on 
einer  besonderen  Affinität  erfuUt  sein  sollen.  ..Das  Roulette  ist 
vorwiegend  ein  russisches  Spiel"  (Kap.  17.  S.  217),  stellt  der  nüchterne 
Engländer  Astley  fest,  der  dieser  Sucht  auch  widerstehen  kann.  Ein 
potentiell  tödliches  Revolverspiel  trägt  seit  dem  20.  Jahrhundert  den 
Namen  Russisches  Roulette. 

Spielsucht  gehört  offensichtlich  zur  Natur  des  Menschen  und  wurde 
deshalb  auch  immer  wieder  in  der  Literatur,  der  Musik  und  Malerei 
aufgegriffen:  im  19.  Jahrhundert,  um  einige  Beispiele  anzuführen,  in 
Novellen  und  Romanen  \'on  L.  Tieck  [Geschichte  des  Herrn  William 
LorelL  1795  96).  A.  W.  Iffland  {Der  Spieler,  1798).  E.  Th.  A.  Hoffmann 
{Spielerglück.  1819).  Jacques  Labiée  {La  Roulette,,  ou  le  Joueur,  franz. 
1801).  Honoré  de  Balzac  {Das  Chagrinleder.  franz.  1831),  A.  S.  Puschkin 
{Pique  Dame.  russ.  1834),  J.  M.  Lermontow  {Die  Maskerade,  russ.  1835), 
William  Thackeray  {Die  Kicklebwys  am  Rhein,  engl.  1850).  Charles 
Dickens  {Der  Raritätenladen,  engl.  1841).  A.  de  Musset  {Der  Sohn  des 
Tizian,  franz.  1841).  N.  V.  Gogol  {Die  Spieler,  russ.  1842),  Lev  N.  Tolstoj 
{Aufzeichnungen  eines  Marqueurs,  russ.  1856).  George  Eliot  {Daniel 
Deronda.  engl.  1876),  Emily  Brontë  {Sturmhöhe.  engl.  1847),  Bret  Harte 
(Ein  Kapitel  aus  dem  Leben  des  Mr.  Oakhurst.  engl.  1874),  Thomas 
Hardy  {Auf  verschlungenen  Pfaden,  engl.  1878),  A.  P.  Tschechow 
{Kinder,  russ.  1886).  Emile  Zola  {Das  Geld,  franz.  1891).  Eine 
komparati\"e  Studie  wird  die  Übereinstimmungen  und  Unterschiede,  die 
spezifischen  Akzente.  abweichenden  Ursachen  und  Motive, 
Erscheinungen  und  Kontexte  beschreiben  und  analysieren  können. 
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Der  Mensch  ist  ein  Spieler,  ein  homo  ludens,  nicht  nur  ein  homo  faber 
oder  homo  sapiens.  Spiel  ist,  wie  Johan  Huizinga  hervorgehoben  und 
einsichtig  gemacht  hat,  mehr  als  eine  spezifische  Erscheinung  der  Kultur, 
Kultur  ist  vielmehr  in  ihrem  Wesen  Spiel/^  Riskanter  Einsatz, 
unberechenbarer  Lauf  und  schicksalhafter  Stillstand  der  Kugel  machen 
die  Faszination  des  Glücksspiels  aus,  die  der  Faszination  der  Liebe 
gleichkommt  und  dem  Wesen  des  Lebens  entspricht.  Das  Roulette  steht 
fur  das  Rad  der  Fortuna  mit  seiner  Bewegung  von  auf  und  ab,  von  Glück 
und  Unglück,  Geburt  und  Tod.  Der  Croupier  ist  der  Wächter  der 
Ordnung,  er  bestimmt  den  Verlauf  des  Spiels,  er  verteilt  Gewinn  und 
Verlust.  „Les  jeux  sont  faits,  rien  ne  va  plus",  lautet  sein  Ruf;  das  Spiel 
ist  aus,  die  Spiele  aber  gehen  weiter. 

Spielen  kann  zur  Sucht  werden  und  den  Spieler  in  den  Ruin  treiben 
und  zerstören;  Überwindung  und  Erlösung  sind  aber  immer  möglich.  Der 
Spieler  hält  sich  für  den  Schöpfer  und  ist  doch  zugleich  Opfer  des 
Schicksals.  Alexej  erkennt  und  hofft  in  dieser  Perspektive:  „Sehe  ich  denn 
etwa  nicht  ein,  daß  ich  ein  verlorener  Mensch  bin?  Aber  -  warum  sollte 
ich  nicht  auferstehen  können?"  (Kap.  17,  S.218)  Die  emphatischen  Worte, 
mit  denen  er  seinen  Bericht  und  damit  den  Roman  abschließt,  lassen 
verschiedene  Ausgänge  möglich  sein:  „Morgen,  morgen  wird  alles  ein 
Ende  haben!"  (Kap.  17,  S.219) 


Huizinga,  Johan:  Homo  ludens.  Vom  Ursprung  der  Kultur  im  Spiel,  1938.  Reinbek  b. 
Hamburg:  Rowohlt,  2009,  S.7. 
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Der  Lohn  des  Glaubens  und 
der  Bürger  des  Kantons  Uri: 
F.  M.  Dostojewski]  und 
seine  Bösen  Geister^ 


Es  war  aber  dort  auf  dem  Berge  eine  große  Herde  Säue  auf  der  Weide. 
Und  sie  baten  ihn,  dass  er  ihnen  erlaube,  in  die  Säue  zu  fahren.  Und  er 
erlaubte  es  ihnen.  Da  fuhren  die  bösen  Geister  von  dem  Menschen  aus 
und  fuhren  in  die  Säue:  und  die  Herde  stürmte  den  Abhang  hinunter  in 
den  See  und  ersoff  Als  aber  die  Hirten  sahen,  was  da  geschah,  flohen  sie 
und  verkündeten  es  in  der  Stadt  und  den  Dörfern.  Da  gingen  die  Leute 
hinaus,  um  zu  sehen,  was  geschehen  w^ar.  und  kamen  zu  Jesus  und  fanden 
den  Menschen,  von  dem  die  bösen  Geister  ausgefahren  waren,  sitzend  zu 
den  Füßen  Jesu,  bekleidet  und  vernünftig,  und  sie  erschraken.  Und  die  es 
gesehen  hatten,  verkündeten  ihnen,  wie  der  Besessene  gesund  geworden 
war. 

Evangelium  des  Lukas  8,  32-36 


Dieses  Motto  des  Romans  Böse  Geister  wird  an  dessen  Ende  wieder 
aufgegriffen:  „Sehen  Sie,  diese  bösen  Geister,  die  aus  dem  Kranken  in  die 
Schweine  fahren  -  das  sind  all  die  Seuchen,  all  die  Miasmen  und  all  der 


'  Überarbeiteter  Vortrag  auf  der  Tagung  „Verbrechen  und  andere  Kleinigkeiten  in 
Dostojewskijs  großen  Romanen''  der  Evangelischen  Akademie  Hofgeismar  im  Dezember 
2008  zu  Ehren  des  85.  Geburtstags  der  Übersetzerin  Swetlana  Geier.  Zitate  im  Text  stammen 
aus  dem  Band:  Fjodor  Dostojewski]  :  Böse  Geister.  Aus  dem  Russischen  von  Swetlana  Geier. 
Frankfurt  am  Main:  Fischer  Taschenbuch,  4.  Aufl.  2006.  Seitenverv^-eise  stehen  in  Klammem 
im  Text.  Hervorhebungen  in  Zitaten  stammen,  falls  nicht  anders  vermerkt,  von  R.N. 
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Unrat,  sämtliche  bösen  Geister  und  die  subalternen  bösen  Geister,  die  sich 
in  unserem  großen  und  geliebten  Kranken,  in  unserem  Russland, 
angesammelt  haben,  seit  Jahrhunderten,  ja,  seit  Jahrhunderten!  Oui,  cette 
Russie,  que  j'aimais  toujours.  Aber  eine  große  Idee  und  ein  großer  Wille 
werden  das  Land  segnen,  wie  jenen  wahnsinnigen  Besessenen,  und  all 
diese  bösen  Geister,  alles  Gelichter,  alles  Ekelhafte,  was  an  der  Ober- 
fläche schwärt,  wird  selbst  darum  bitten,  in  die  Schweine  fahren  zu 
dürfen.  Und  vielleicht  sind  sie  bereits  in  die  Schweine  gefahren!  Das  sind 
wir,  wir  und  die  anderen,  und  Petruscha  [Sohn  des  Stepan  Trofimo- 
witsch] ...  et  les  autres  avec  lui,  und  ich  bin  vielleicht  der  erste,  an  ihrer 
Spitze,  wir  werden  uns,  wahnsinnig  und  besessen,  von  den  Felsen  ins 
Meer  stürzen  und  alle  ertrinken,  und  das  geschieht  uns  recht,  weil  wir  nur 
dazu  taugen.  Aber  der  Kranke  wird  geheilt,  >und  wird  zu  Jesu  Füßen 
sitzen<...  und  alle  werden  es  sehen  und  staunen..."  (Stepan 
Trofimowitsch  Werchowenskij.  [903.  PSS:499]) 


Vorbemerkung 

Stepan  Trofimowitschs  Inteфretation  des  Mottos  verdeutlicht  Dosto- 
jewskijs  utopisches  Verständnis  Russlands,  in  der  eine  fragwürdige,  um 
nicht  zu  sagen  „unheilige"  Vergangenheit  sich  in  das  Gegenteil,  nämlich 
in  eine  von  der  Vorsehung  geheiligte  Zukunft  verwandeln  soll.  Die 
Gestalt  Jesu  spielt  dabei  eine  zentrale  Rolle.  Sehen  wir  von  den 
„Jahrhunderten",  in  denen  sich  nach  Dostojewskij  „all  die  Seuchen,  all 
die  Miasmen  und  all  der  Unrat"  in  Russland  ansammelten,  ab  und 
betrachten  die  unmittelbare  Vergangenheit,  d.  h.  die  erste  Hälfte  des  19. 
Jahrhunderts,  in  der  Dostojewskij  geboren  wurde,  aufwuchs  und 
schließlich  vom  enthusiastischen  Anhänger  des  Idealismus  und  der 
Romantik  zum  potentiellen  Revolutionär  wurde,  dann  wird  die  Wandlung 
überdeutlich,  die  er  in  den  zehn  Jahren  sibirischer  Verbannung  mit 
Lagerhaft  und  darauf  folgendem  Soldatendienstes  durchmachte.  Der 
„Liberalismus"  und  die  emanzipatorischen  Tendenzen  der  Romantik  mit 
denen  er  aufgewachsen  war,  waren  nunmehr  für  ihn  zu  einem  Teil  der 
„bösen  Geister"  geworden,  die  Russland  in  Besitz  nehmen  wollten! 

Die  Entstehungsgeschichte  des  Romans  ist  bekannt  und  soll  nur  kurz 
resümiert  werden.  Im  Januar  1870  las  Dostojewskij  in  Dresden  in  der 
russischen  Zeitung  Golos  von  der  Ermordung  des  Studenten  Iwanow 
durch  einen  gewissen  Sergej  Netschajew,  den  Anführer  einer 
revolutionären  Gruppe,  von  der  sich  der  Student  getrennt  hatte.  Zur 
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selben  Zeit  verbreitete  sich  in  Russland  die  Nachricht  von  einer 
Aufstandsbewegung  des  bekannten  Anarchisten  Bakunin,  die  in  ganz 
Russland  Verschwörerzentralen  unterhalten  sollte.  Auch  deutsche 
Zeitungen  verbreiteten  diese  Nachrichten.  Anfang  Oktober  dieses  Jahres 
entwarf  Dostojewskij  bereits  das  Ideengerüst  zum  künftigen  Roman. 
Bereits  zu  diesem  Zeitpunkt  wählte  er  die  oben  angeftihrte  Stelle  aus  dem 
Evangelium  des  Lukas  zum  Motto  des  Werks.  Dostojewskij  s  Hass  auf  die 
„Progressisten"  und  Nihilisten,  die  er  in  Genf,  dem  Sitz  der  Interna- 
tionale und  Treffpunkt  radikaler  linker  Kräfte,  aus  nächster  Nähe  kennen 
gelernt  hatte,  als  er  1867  und  1868  dort  lebte,  ist  eindeutig.  Er  nennt  sie 
„jugendliche  Schurken"  und  „verwesende  Jünglinge".  Einige,  meint  er, 
werden  sich  früher  oder  später  bekehren,  „die  übrigen  sollen  jedoch 
verfaulen."^.  Im  Dezember  1872  war  der  Roman,  der  diesen  ICriminalfall, 
aber  auch  Dostojewskij  s  Erlebnisse  in  Genf  zum  Anlass  hat,  beendet. 
Nach  dem  Erscheinen  des  Romans  war  die  Meinung  geteilt.  Die 
konservativen  Kreise  in  Russland  sahen  darin  die  Entlarvung  der 
atheistischen,  nihilistischen  und  sozialistischen,  bzw.  mit  einem  Wort: 
der,  wie  es  hieß,  gesamten  „liberal-progressiven"  Richtung  in  Russland. 
Diese  wiederum  verurteilte  das  Werk.  Suworin,  der  liberale  Herausgeber 
der  Zeitschrift  Novoe  vremja,  schrieb:  „Nach  den  Bösen  Geistern  können 
wir  nur  noch  das  Kreuz  über  diesen  Schriftsteller  machen." 

Die  Literaturgeschichte  hat  im  Roman  nicht  nur  eine  literarische 
Darstellung  der  revolutionären  Tendenzen  in  Russland  im  letzten  Drittel 
des  19.  Jahrhunderts  gesehen,  sondern  eine  prophetische  Vorwegnahme 
des  bolschewistischen  Putsches.  Je  nach  dem  v/eltanschaulichen  Aus- 
gangspunkt der  jeweiligen  Analyse  sah  man  darin  auch  anderes,  so  etwa 
die  Übernahme  der  Macht  durch  den  Rechtsradikalismus  und  Hitler.  Es 
bietet  sich  auch  die  Fragestellung  an,  wieweit  Dostojewskij  s  Böse  Geister 
in  Russland  nach  der  Gorbatschow 'sehen  Wende  und  der  „Perestrojka" 
noch,  oder  wiederum,  aktiv  sind!  Im  ersten  Teil  dieser  Analyse  sollen 
anhand  der  Themen  und  Personen  des  Romans  in  einer  konventionellen 
Lesart  gewisse,  aus  meiner  Sicht  bedeutsame  Aspekte  herausgearbeitet 
werden.  In  einem  zweiten  Teil  soll  der  Versuch  gemacht  werden,  jenseits 
der  Personen  der  Handlung,  ihren  Vorstellungen  und  Taten,  d.  h.  jenseits 
der  erzählten  Geschichte  und  den  dahinter  stehenden  gedanklichen 
Konstrukten  zu  der  Problematik  vorzustoßen,  die  im  Autor  selbst,  sei  es 
bewusst  oder  auch  unbewusst,  wirksam  war,  als  er  sich  mit  dem  Roman 
beschäftigte.  Eine  Problematik,  die  nicht  direkt  mit  dem  Roman  zu  tun 


"  Brief  vom  25.  März/26.  April  1870  an  A.  N.  Majkow. 
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hat,  aber  ihn  dennoch  auf  allen  Ebenen  durchdringt.  Es  geht  jedoch  dabei 
nicht  um  biographische  Details,  sondern  vielmehr  um  Aspekte  der 
Persönlichkeitsstmktur  Dostoj  e  wskij  s . 

Vorerst  seien  die  wesentlichen  Handlungselemente  und  ihre  Träger 
ins  Bewusstsein  gerufen.  Der  erste  Teil  des  Romans  -  er  spielt  zu  Anfang 
der  1870er  Jahre  -  ist  eine  weitläufige  Exposition,  die  271  Seiten  umfasst, 
in  der  die  Personen  der  Handlung,  allerdings  unter  Aussparung  einiger 
wesentlicher  Figuren,  vorgeführt  werden  und  -  wie  stets  bei  Dostojewski] 
-  auf  „Geheimnisse"  und  „Intrigen"  angespielt  wird.  Auch  „Skandale" 
fehlen  nicht.  Die  Exposition  bleibt  auf  dem  Niveau  des  „polemischen 
Romans",  den  Dostoj  ewskij  ursprünglich  schreiben  woUte.  Im  Mittel- 
punkt stehen  die  reiche  Gutsherrin  Warwara  Petrowna  Stawrogina  und  ihr 
steter,  von  ihr  finanziell  und  emotional  abhängiger  Begleiter  und  Günst- 
ling Stepan  Trofimo witsch  Werchowenskij,  einstiger  Dozent  und  Autor, 
dessen  liberale,  von  ästhetischen  Gesichtspunkten  und  „erhabenen" 
moralischen  Prinzipien  bestimmte  Einstellung  auf  überzogene,  von  Ironie 
und  impliziten  Spott  geprägte  Weise  karikiert  wird.  Erzählt  wird  aus  der 
Perspektive  des  vorgeschobenen  Erzählers  Anton  Lawrentje witsch  G-w, 
der  als  Mitglied  des  progressiven  Zirkels  der  „Unsrigen"  die  fortschritt- 
liche, linke  Einstellung  der  jungen  Generation  teilt.  Eine  tiefer  gehende, 
sich  mit  weltanschaulichen,  philosophischen  oder  theologischen  Belan- 
gen auseinander  setzende  Ebene  fehh  im  ersten  Teil,  -  es  dominiert  die, 
vom  Leser  vielleicht  als  einseitig,  wenn  nicht  als  Travestie  empfundene 
Po-lemik.  Der  „Klub",  der  die  „neuen  Ideen"  vertritt,  hat  als  Sponsor  und 
zentrale  Figur  Stepan  Trofimowitsch  Werchowenskij,  einst  so  wie 
Dostojewskij  Teil  der  liberalen,  schöngeistigen  Jugend  der  1830er  Jahre. 
Die  Entwicklung  dieses  Klubs  zu  den  „Unsrigen",  die  im  Verlauf  des 
Romans  zu  einer  revolutionären  Geheimgesellschaft  mutieren,  begann  mit 
der  Romantik  und  dem  Idealismus,  führte  in  den  1840er  Jahren  zum 
Liberalismus,  zu  „Freigeisterei,  den  Verlust  von  Moral  und  ästhetischem 
Gefühl,  zu  Atheismus  und  Sozialismus"  und  mündete  schließlich  in  den 
Versuch,  die  bestehende  Ordnung  zu  stürzen,  was  aber  erst  im  dritten  Teil 
des  Romans  deutlich  wird.  Selbst  Warwara  Petrowna  und  Julija 
Michajlowna,  die  Frau  des  Gouvemörs  von  Lembke,  werden  da  letztlich 
zu  Anhängern  „progressiver"  Anschauungen.  Dostojewskij  hat 
augenscheinlich  seine  eigene  intellektuelle  Entwicklung  vom  Romantiker 
zum  potentiellen  Revolutionär  in  der  Person  des  Stepan  Trofimowitsch 
mit  einbezogen,  wenngleich  sich  dieser  im  dritten  Teil  deutlich  von  den 
„Nihilisten"  distanziert! 
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Im  z\veiten  Teil  des  Romans  beendet  Wan^^ara  Petrowna  ihre 
Beziehung  zu  Stepan  Trofimowitsch  abrupt.  Damit  fmdet  auch  die  von  ihr 
schon  vorher  eingefädelte  Verbindung  ihres  Günstlings  mit  Dascha  (auch 
Darja),  der  Schwester  des  Ex-Studenten  Schatow,  die  zu  ihrer  Hochzeit 
führen  soUte,  ein  ebenso  abruptes  Ende.  Rätselhaft  bleiben  die  Taten  von 
Warwaras  Sohn  Nikolaj  Wsewolodowitsch  Stawrogin,  ebenso  wie  dessen 
Vorge-schichte,  auf  die  mehrfach  angespielt  wird.  Sein  unerklärliches  und 
irrationales  Verhalten  führt  zu  den  erwähnten  Skandalen  im  1.  Teil.  Eine 
anfänglich  rätselhafte  Geschichte,  die  Stoff  für  Intrigen  bietet,  aber  im  2. 
Teil  aufgeklärt  wird,  ist  die  merkwürdige  Beziehung  Stawrogins  zu  der 
hinkenden,  geistig  behinderten  Marja  Timofejewna  Lebjadkina  und  ihrem 
Bruder,  dem  Hauptmann  Lebjadkin.  Aus  einer  Weinlaune  heraus,  ver- 
bunden mit  einer  Wette,  war  er  einst  eine  Ehe  mit  Marja  Timofejewna 
eingegangen. 

Im  dritten  Teil  haben  sich  die  „Unsrigen"  von  einem  liberalen 
Debattierklub  unter  Stepan  Trofimowitschs  Leitung  zu  gewaltbereiten 
Revolutionären  gewandeh,  was  allerdings  bis  auf  wenige  Anspielungen 
im  zweiten  Teil  noch  im  Dunkeln  geblieben  war.  Sie  stehen  nun  ganz 
unter  dem  Einfluss  des  Re\^lutionärs  Pjotr  Stepano witsch  W^ercho- 
wenskij,  dem  Sohn  des  Stepan  Trofimowitsch.  Stawrogin  zeigt  ein 
geändertes  Verhalten,  schießt  in  einem  Duell  dreimal  absichtlich  in  die 
Luft  und  reagiert  nicht  auf  eine  ihm  von  Schatow  verabreichte  Ohrfeige. 
Zu  den  „Unsrigen"  hat  er  nunmehr  ein  eher  distanziertes  Verhältnis.  So 
distanziert  er  sich  auch  von  seinen  jungen,  ungestümen  „Schülern" 
Kirillo\\^  und  Schatow,  ebenso  vom  intriganten  Revolutionär  Pjotr 
Stepanowitsch,  zu  dem  er  einst  beste  Beziehungen  hatte.  Man  könnte 
sagen,  dass  er  sich  des  geistigen  und  moralischen  Vakuums  bewoisst 
geworden  ist.  in  dem  er  sich  befindet,  ohne  aber  als  Skeptiker,  der 
jegliche  Ideologie  ablehnt,  einen  Ausweg  zu  sehen.  Er  ist  ein  Mensch  in 
der  Kiise.  Lisa  Tuschina,  mit  der  ihn  schon  in  der  Vorgeschichte  in  der 
Schweiz  ein  Liebesverhältnis  verband,  verbringt  eine  Nacht  bei 
Stawrogin,  läuft  dann  plötzlich  weg  und  wird  von  einer  aufgebrachten 
Volksmenge  erschlagen.  Im  dritten  Teil  des  Romans  häufen  sich  die 
Todesfälle  -  zehn  Personen  verlieren  ihr  Leben,  davon  werden  fünf 
ermordet  (die  beiden  Lebjadkins,  Fedka  der  Zuchthäusler,  der  die  beiden 
zuvor  ermordet  hatte,  Schatow  und  Lisa),  z\vei  begehen  Selbstmord 
(Kirillow  und  Stawrogin),  drei  finden  einen  normalen  Tod  (Stepan 
Trofimowitsch,  die  Frau  Schatow^s  und  ihr  Kind,  das  ein  Söhnchen 
StawTogins  ist).  Die  Handlung  wird  nunmehr  dominiert  von  den 
Verschwörern  und  ihrem  Anführer  Pjotr  Stepanowitsch,  daneben  von  dem 
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Umfeld  der  Gouvemörsfamilie  von  Lembke.  Nach  den  turbulenten 
Ereignissen  des  von  Julija  Michajlowna  Lembke  veranstalteten  Festes, 
Unruhen  unter  den  Arbeitern  einer  nahegelegenen  Fabrik  und  dem  Mord 
an  Schatow,  der  sich  von  den  „Unsrigen"  lösen  möchte,  endet  der  Roman 
mit  dem  Tod  des  Stepan  Trofimowitsch  und  dem  Selbstmord  Stawrogins. 

Soweit  die  wichtigsten  Handlungselemente  des  Romans,  der  zur  Zeit 
seiner  Publikation  vor  allem  als  polemische  Auseinandersetzung  mit  den 
revolutionären  Tendenzen  der  1870er  Jahre  gelesen  wurde.  Zwei 
miteinander  verflochtene  Themen,  welche  alle  Romane  Dostojewskijs 
durchziehen  und  die  auch  die  Bösen  Geister  charakterisieren,  sind  die 
Auseinandersetzung  mit  der  Problematik  des  Glaubensverlustes  und  der 
wachsende  Einfluss  der  Geldes  und  des  Profits  auf  die  Moral  der 
Menschen.  Dem  Atheismus  und  der  Geldgier  werden  Frömmigkeit  und 
christlicher  Glaube  gegenübergestellt.  Dem  dient  unter  anderem  die 
Begegnung  Stawrogins  mit  Bischof  Tichon,  ein  für  die  Bösen  Geister  als 
Ideenroman  wichtiges  Kapitel,  das  Dostojewskij  ursprünglich  auf 
Wunsch  der  Redaktion  aus  dem  Romantext  entfernt  hatte.  Spätere, 
posthume  Ausgaben  enthalten  es  und  haben  die  Begegnung  der 
rätselhaften  Gestalt  des  Nikolaj  Stawrogin  mit  seinem  Gegenspieler,  dem 
Mönch  und  ehemaligen  Bischof  Tichon,  dem  er  seine  Lebensbeichte 
vorlegt,  als  Kernstück  des  Ideenromans  angesehen,  in  dem  es  um  Fragen 
des  Glaubens  und,  wie  auch  in  anderen  der  großen  Romane,  um  einen 
vermeintlichen  „Retter"  Russlands  geht.  Doch  weder  Stawrogin,  noch 
Tichon,  noch  Stepan  Trofimowitsch,  oder  gar  der  junge  Werchowenskij 
erweisen  sich  als  dafür  geeignet. 

Zu  den  zentralen  Personen  ist  aber  noch  etwas  zu  sagen.  Wir  wissen, 
dass  Dostojewskij  in  seinen  großen  Romanen  immer  auch  Aspekte  seiner 
eigenen  Biographie  hat  einfließen  lassen.  Die  Bösen  Geister  unter- 
scheiden sich  in  dieser  Hinsicht  von  den  übrigen  fünf  Romanen  jedoch  in 
einer  wesentlichen  Hinsicht:  Dostojewskij  hat  in  keinem  anderen  seiner 
Romane  Aspekte  seiner  Biographie  und  seiner  intellektuellen  Entwick- 
lung auf  so  viele  Personen  der  Handlung  übertragen,  wie  in  diesem.  Es 
bietet  sich  daher  an,  den  Roman  mit  besonderem  Bedacht  auf  diesen 
Aspekt  zu  lesen.  Dies  soll  hier  getan  werden. 
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Stawrogin  -  Der  Meister  und  seine  Schüler 

Nikolaj  Wsewolodowitsch  Stawrogin  ist  das  spirituelle  Zentrum  des 
Romans.  Zu  ihm  gehören  allerdings,  verbunden  durch  eine  teilweise 
gemeinsame  Vergangenheit,  der  Ingenieur  Kirillow.  der  Ex-Student 
Schato\\'  und  Stepan  Trofimowitsch  Werchowenskij .  einst  Erzieher  des 
jungen  Stawrogin.  Nicht  zu  vergessen  ist  auch  Lisa  Tuschina.  Tochter  der 
begüterten  Frau  Drosdow  aus  erster  Ehe,  mit  der  Frau  Stawrogina  gerne 
ihren  Sohn  verheiraten  möchte,  die  aber  eher  eine  Randfigur  bleibt. 
Diesen  Personen  und  ihren  vielfäkigen  Bezügen  zum  Autor  soll  hier 
besondere  Aufmerksamkeit  gewidmet  werden. 

Beginnen  wir  mit  Kinllow.  Er  scheint  Epileptiker  zu  sein,  wie 
Schatow  aus  Kirillows  Bericht  über  eine  \on  diesem  in  wenigen 
Sekunden  erlebte  Vision  ..ewiger  Harmonie"  diagnostiziert.  Kirillow 
spricht  über  sein  Erlebnis:  ..In  diesen  fünf  Sekunden  durchlebe  ich  das 
ganze  Leben  und  bin  bereit,  mein  ganzes  Leben  für  sie  hinzugeben." 
(821)  Es  handelt  sich  augenscheinlich  um  eine  Vision,  wie  sie  der 
unmittelbar  vor  einem  epileptischen  Anfall  auftretenden  Aura  entspricht. 
Dies  lässt  an  den  Epileptiker  Fürst  Myschkm  im  Idiot  denken,  wie  auch 
an  Dostojewskij  selbst,  der  an  Epilepsie  Im  und  diese  „Vision"  in  Bezug 
auf  die  eigene  Person  beschrieben  hat.  Es  stellt  sich  die  Frage,  lässt  sich 
dieses  Merkmal  auch  bei  Kirillow  als  Verweis  darauf  verstehen,  dass  der 
Autor  in  diese  Person  so  wie  auch  bei  Myschkin  einige  seiner  eigenen 
Vorstellungen  hineingelegt  hat?  Dazu  später  mehr.  Kirillow.  der  mit  dem 
revolutionären  Kreis  der  ..Unsrigen"  in  Verbindung  steht,  hat  es  sich  zur 
Aufgabe  gemacht,  die  ..Ursachen  der  Selbstmorde"  zu  studieren.  (124) 
Seine  Theorie  lautet:  Leben  ist  Schmerz,  ist  Angst.  Nur  deshalb  kann 
„Gott"  über  die  Menschen  herrschen.  Die  Menschen  müssten  sich  von 
dieser  Vorstellung  befreien,  d.h.  Schmerz  und  Angst  durch  einen  kühnen 
Akt  besiegen,  dann  befreiten  sie  sich  von  allem,  auch  von  Gott.  Gott  wäre 
dann  tot  und  der  Mensch  selbst  würde  göttlich,  denn.  ..wenn  es  Gott  nicht 
gibt,  dann  bin  ich  Gott."  (151-154)  Seine  Ideen  scheinen  nicht  nur  seinen 
Gesprächspartnern  bizarr.  Sie  halten  ihn  für  verrückt.  Der  Leser  des 
Romans  wird  versucht  sein,  ähnlich  zu  urteilen.  Aber  wie  kam  Kirillow 
zu  dieser  Auseinandersetzung  mit  einem  Gott,  den  er  nicht  akzeptieren 
kann,  was  ihn  in  der  Folge  zu  einer  Gegenüberstellung  \  on  Gott  und 
Menschengott  führt?  Er  selbst  weist  auf  einen  Umstand  hin,  der  ihn  zu 
seiner  ..Theone"  geführt  hätte:  ..Mich  hat  Gott  das  ganze  Leben  lang 
gequäh."  (152)  Sein  zentrales  Problem  liegt  jedoch  noch  tiefer.  Er  weiß  es 


122 


Rudolf  Neuhäuser 


und  sagt  es  deutlich  „Gott  ist  notwendig,  also  muss  es  ihn  geben." 
Allerdings  sagt  ihm  der  Verstand,  „Ich  aber  weiß,  dass  es  ihn  nicht  gibt 
und  nicht  geben  kann."  (853)  Kirillow  löst  dieses  Dilemma,  dass  es 
einerseits  Gott  geben  müsste,  ihn  aber  andererseits  nicht  geben  dürfte,  auf 
seine  Weise  und  begründet  es  auch  überzeugend:  „Wenn  es  Gott  gibt,  so 
ist  aller  Wille  sein,  und  ich  vermag  nichts  über  seinen  Willen.  Wenn  es 
Ihn  nicht  gibt,  so  ist  aller  Wille  mein,  und  es  ist  an  mir,  den  Selbstwillen 
zu  beweisen."  (855)  „Sich  Gott  auszudenken",  -  das  zu  tun,  weigert  er 
sich!  (856)  Die  höchste  Form,  seinen  Selbstwillen  zu  beweisen,  ist  nun 
aber  der  Selbstmord.  Der  Selbstwille  wird  so  zum  Attribut  seiner 
Gottheit.  Mit  dem  Selbstmord  als  stärkstem  Akt  des  Selbstwillens  beweist 
er  diesen  und  setzt  sich  damit  an  die  leer  gewordene  Stelle  Gottes. 
Dieselbe  Ausgangssituation  findet  sich  übrigens  in  anderer  sprachlicher 
Formulierung  auch  bei  seinem  früheren  Mentor  Stawrogin.  Kirillow 
erläutert:  „Wenn  Stawrogin  glaubt,  so  glaubt  er  nicht,  dass  er  glaubt.  Und 
wenn  er  nicht  glaubt,  so  glaubt  er  nicht,  dass  er  nicht  glaubt."  (854)  Dies 
läuft  auf  dasselbe  Dilemma  hinaus.  Er  kann  sich  weder  seines  Glaubens, 
noch  seines  Unglaubens  gewiss  sein.  An  diesem  Punkt  sind  wir  schon 
sehr  nahe  bei  Dostojewski].  Kirillow  geht  aber  noch  weiter  und  rührt  an 
etwas,  was  vermutlich  nicht  nur  im  Innersten  Stawrogins,  sondern,  wie 
ich  meine,  auch  Dostojewskijs  an  ganz  zentraler  Stelle  steht  -  die  Gestalt 
Christi.  Für  ihn  wie  auch  für  Dostojewski]  ist  Christus  ein  Mensch,  der 
nicht  seinesgleichen  hatte,  wie  es  ihn  „auch  künftig  niemals  geben 
wird,...  um  dessentwillen  die  Erde  lebt."  (Kirillow,  857)  Kirillow  fügt 
hinzu,  doch  auch  Christus  starb  und  „fand  kein  Paradies  und  keine 
Auferstehung."  Daraus  schließt  er,  dass  auch  Christus  gezwungen  war, 
„inmitten  der  Lüge  zu  leben  [der  Lüge,  dass  es  einen  Gott  gibt]  und  für 
die  Lüge  zu  sterben",  und  daraus  folgert  er,  dass  „der  ganze  Planet  Lüge 
ist  und  auf  Lüge  und  albernem  Hohn  gründet."  (857)  Für  Kirillow 
bedeutet  der  von  Gott  verlassene  und  geopferte  Christus  die  Widerlegung 
des  Glaubens  an  Gott.  Gott  hat  sein  eigenes  Kind,  seinen  eigenen  Sohn 
mitleidlos  geopfert.  Ganz  ähnlich  hatte  es  Dostojewski]  bereits  im  Idiot 
dargestellt,  als  der  totkranke  Ippolit  Terentjew  das  für  ihn  sinnlose 
Sterben  Christi,  des  einzigen  vollkommenen  Menschen,  mit  seinem 
eigenen  Sterben  gleichsetzt  und  dies  als  Gegenbeweis  für  den  Glauben  an 
Gott  anführt. 

Doch  nun  zu  Schatow,  der  sich  einst  den  „Unsrigen"  angeschlossen 
hatte,  nun  aber  aussteigen  möchte,  weshalb  er  von  Pjotr  Stepanowitsch  im 
dritten  Teil  ermordet  wird.  Seine  Lebensphilosophie  hat  sich  unter  dem 
Einfluss  seines  Mentors  Stawrogin  entscheidend  verändert.  Man  kann  hier 
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die  Frage  stellen,  was  wohl  Dostojewski]  bewogen  hat,  manche  seiner 
innersten  Gedanken  und  Gefühle  betreffend  Russland,  wie  er  sie  im 
Tagebuch  eines  Schriftstellers  niedergelegt  hat,  gerade  diesem  Ex- 
Studenten, Sohn  eines  Leibeigenen  und  ursprünglich  Anhänger  des 
Sozialismus  (40)  in  den  Mund  zu  legen,  die  dieser  noch  dazu  in  einem 
krankhaften,  von  Fieber  beeinflusstem  Zustand  von  sich  gibt,  wobei  er 
behauptet,  er  hätte  sie  wortwörtlich  vor  Jahren  vom  jungen  Stawrogin 
übernommen!  Dies  legt  wiederum  nahe,  dass  sich  hier  der  Autor  nicht  nur 
mit  Schatow,  sondern  auch  mit  seinem  Held  Stawrogin  identifiziert! 
Betont  doch  Dostojewskij,  dass  Schatow  wie  auch  auch  Kirillow  die 
Grundzüge  ihrer  Ideen  einst  von  Stawrogin  bekamen  und  diese  Ideen  sind 
nahezu  identisch  mit  denen  des  Autors!  Wir  müssen  davon  ausgehen,  dass 
sich  Dostojewskij  in  einem  beträchtlichen  Ausmaß  mit  dem  jugendlichen 
Stawrogin,  einem  jenseits  von  Gut  und  Böse  stehenden,  Religion  und 
Moral  verachtenden,  nur  von  irrationalen  und  momentanen  Emotionen 
und  Lüsten  bestimmten  Menschen,  und  mit  dessen  Sprachrohr  Schatow 
identifiziert!  Immerhin  lässt  er  Schatow  Worte  sprechen,  die  Dostojewskij 
in  seinem  Brief  von  1854  an  Frau  Fonwisina  geäußert  hatte  und  ordnet  sie 
zugleich  Stawrogin  zu!  Schatow  zu  Stawrogin:  „Waren  Sie  es  denn  nicht, 
der  mir  gesagt  hat,  dass  Sie,  wenn  man  Ihnen  mathematisch  bewiese,  dass 
die  Wahrheit  außerhalb  Christi  sei,  lieber  mit  Christus  als  mit  der 
Wahrheit  bleiben  würden?"""  Man  kann  dies  nur  im  Sinne  einer 
Identifikation  mit  den  beiden  Romanfiguren  verstehen.  Es  gibt  Parallelen 
dafür,  dass  Dostojewskij  gerade  Personen,  die  am  Rande  der  Normalität 
stehen,  eigene  Gedanken  und  Vorstellungen  mitgegeben  hat.  Im  Roman 
Der  Idiot  ist  es  Fürst  Myschkin,  der  bereits  im  Zeichen  der  Aura,  die  dem 
epileptischen  Anfall  vorausgeht,  Gedanken  des  Autors  von  sich  gibt. 
Ähnlich  ist  es  in  den  Brüdern  Karamasow.  Wesentliche  Gedankengänge 
Dostojewskij  s  werden  dort  von  Iwan  Karamasow  geäußert,  der  Smerd- 
jakow  den  Freibrief  zum  Mord  an  seinem  Vater  aussteht  und  im 
Fieberwahn  einen  Dialog  mit  dem  Teufel  fuhrt!  Der  Starez  Sossima,  der 
im  Geruch  der  Heiligkeit  steht  und  Dostojewskij  s  Gottesverständnis 
illustriert,  beginnt  zum  Entsetzen  seiner  Verehrer  kurz  nach  seinem  Tode 
den  üblen  Geruch  eines  verw^esenden  Leichnams  zu  verströmen,  was  nach 
orthodoxem  Glauben  nicht  mit  „Heiligkeif  zu  vereinbaren  ist.  Schatow 
legt  „seine"  Ansichten  in  einem  fiebrigen  Zustand  dar.  All  dies  gibt  dem 
Leser  Rätsel  zu  lösen  auf! 


'  F.  Hitzer  (Hg.):  F.  M.  Dostojewski.  Gesammelte  Briefe  1833-1881.  München:  R.  Piper 
1966,  S.  87. 
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Woran  glaubt  nun  Schatow/Dostojewskij?  Er  spricht  von  „einem 
Christus,  welcher  der  dritten  Versuchung  in  der  Wüste  erlegen  sei  und 
davon,  dass  der  Katholizismus,  welcher  der  ganzen  Welt  predigt,  Christus 
könne  auf  Erden  ohne  ein  irdisches  Paradies  nicht  bestehen,  dadurch  den 
Antichrist  verkünde  und  damit  die  gesamte  westliche  Welt  ins  Unheil 
stürze."  (328)  Er  glaubt,  „Der  Sozialismus  muss  seinem  Wesen  nach 
Atheismus  sein...",  denn  „er  gehe  von  atheistischen  Grundsätzen  aus  und 
sei  willens,  sich  ausschließlich  von  den  Prinzipien  von  Wissenschaft  und 
Vernunft  leiten  zu  lassen."  (329)  Schatow/Dostojewskij  stellt  dazu  aber 
fest,  dass  „kein  einziges  Volk  sich  je  nach  diesen  Prinzipien  gerichtet 
hat."  Was  ein  Volk  im  Tiefsten  bewegt,  sei  „die  Kraft  der  ununter- 
brochenen und  unablässigen  Bejahung  des  eigenen  Seins  und  der  Vernei- 
nung des  Todes."  Man  kann  bei  diesen  Formulierungen  übrigens  auch  an 
Kirillow  denken,  der  diese  Sicht  aber  individualisiert,  sie  zu  einem 
extremen  Ende  fiihrt  und  damit  zugleich  seinen  Selbstmord  begründet! 
Kirillows  Argumente  klingen  fast  wie  ein  Echo  auf  Schatows  Sicht: 
„Leben  ist  Schmerz,  Leben  ist  Angst,  und  der  Mensch  ist  unglückhch... 
Das  Leben  wird  mit  Schmerz  und  Angst  erkauft,  und  das  ist  der  ganze 
Schwindel.  Wem  es  ganz  egal  sein  wird,  leben  oder  nicht  leben,  der  ist 
der  neue  Mensch.  Wer  Schmerz  und  Angst  überwindet,  der  wird  selbst 
Gott  sein.  Und  der  andere  Gott  wird  nicht  sein."  (151  f.)  Genau  dies  will 
Kirillow  mit  dem  Selbstmord  beweisen.  Er  sucht  nach  dem  „richtigen" 
Gott,  den  er  sich  als  „Menschgott"  (314),  d.h.  als  einen  zu  Gott  gewor- 
denen Menschen,  vorstellt.  Schatow/Dostojewskij  hingegen  überträgt  die 
individualisierte  Sicht  Kirillows  auf  die  Nation,  das  Volk:  „Gott  ist  die 
synthetische  Person  eines  ganzen  Volkes,  von  seinen  Anfangen  bis  zu 
seinem  Ende...,  je  stärker  ein  Volk,  desto  besonderer  ist  sein  Gott...  Das 
Volk  ist  der  Кофег  Gottes...  das  einzige  , Gottesträgervolk'  ist  das 
russische  Volk....  Wenn  ein  großes  Volk  nicht  mehr  glaubt,  dass  es  allein 
die  Wahrheit  in  sich  trägt...,  wenn  es  nicht  mehr  glaubt,  dass  es  allein 
berufen  und  fähig  ist,  alle  anderen  mit  seiner  Wahrheit  zu  erwecken  und 
zu  erlösen,  dann  verwandelt  es  sich  augenblicklich  in  ethnographisches 
Material  und  ist  nicht  länger  ein  großes  Volk."  (330-3)  Das  heißt,  es  gibt 
seine  Existenz  auf.  So  glaubt  denn  auch  Schatow/Dostojewskij  an 
Russland,  an  das  russische  Volk,  an  den  russischen  Christus.  Nur  so  kann 
es  am  Leben  bleiben!  In  einem  Brief  an  seinen  Freund  Majkow  schreibt 
Dostojewskij  ganz  wie  sein  alter  ego  Schatow:  „Lieber  Freund:  Wer  sein 
Volk  und  sein  Volkstum  verliert,  der  verliert  auch  den  Glauben  seiner 
Väter  und  seinen  Gott.  ...  Eine  Kraftquelle  aber  wäre  unser  eigener 
Glaube  an  uns,  an  die  Heiligkeit  unserer  Sendung.  Die  Sendung 
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Russlands  ist  die  Orthodoxie,  das  Licht  aus  dem  Osten,  das  zu  der  im 
Westen  erblindeten,  dem  Heiland  entfi-emdeten  Menschheit  strömen 
muss/'^  Auf  die  Frage  Stawrogins.  ob  er  denn  auch  an  Gott  glaube,  zögert 
Schatow.  beginnt  zu  stottern,  und  antwortet  schließUch.  ..Ich...  Ich  werde 
an  Gort  glauben.**  Seine  Frau  spricht  es  deutlicher  aus:  Als  er  ihr  bekennt 
„Gott  predige  ich,  Marie",  ergänzt  sie  ,Лп  den  Sie  selbst  nicht  glauben.'' 
(806)  Auch  dies  entspricht  der  Einstellung  Kirillows.  Die  gemeinsame 
Quelle  -  Stawrogin  -  ist  so  deutlich  wahrnehmbar.  Den  Gott  der 
christlichen  Religion  erkennen  beide  nicht  an!  Können  wir  dies  vielleicht 
auch  vom  Autor  Dostojewski]  sagen,  der  seine  Zweifel  hier  in 
überzogener  Weise  darsteUt?  Immerhin  hat  er  in  seinem  Roman  Spuren 
gelegt,  die  in  diese  Richtung  weisen.  Doch  darüber  später  mehr.  Schatows 
slawophile  Ansichten  decken  sich  auch  auf  andere  Weise  mit  denen 
Dostojewskijs.  Worte,  die  Dostojewskij  in  den  Brüdern  Karamaso\v  dem 
Starez  Sossima  m  den  Mund  legen  wird,  äußert  bereits  Schatow:  ..Alle 
sind  schuldig,  alle  sind  schuldig  und...  wenn  nur  alle  sich  davon 
überzeugen  ließen...!'*  (812)  Es  entspricht  allerdings  dem  karnevalesken 
Charakter  des  Romans,  wenn  der  Schriftsteller  Karmasinow.  eine 
Karikatur  Turgenjews,  an  anderer  Stelle  kommentiert.  ..Das  einfache 
Volk  hält  sich  noch  mehr  schlecht  als  recht  dank  des  russischen  Gottes: 
aber  der  russische  Gott  soll,  den  letzten  Erkenntnissen  zufolge,  ziemlich 
unzuverlässig  geworden  sein  und  hat  sich  sogar  kaum  gegen  die 
Bauemreform  behauptet,  jedenfalls  hat  er  ziemlich  heftig  gewackelt.** 
(487)  Dostojewskij  ironisiert  damit  den  .xussischen  Gott".  Nach 
Schatows  Tod  wird  am  Ende  des  Romans  Stepan  Trofimowitsch  zum 
Träger  der  religiösen  Ideen.  Ironie  und  karnevalesker  Spott  verstummen! 

Wir  kommen  zur  dritten  und  wichtigsten  Figur  des  Romans.  Nikolaj 
Wsewolodowitsch  Stawrogin,  der  in  etwa  derselben  Generation  zuzu- 
rechnen ist.  wie  die  „Unsrigen",  obgleich  er  eher  als  ihr  „älterer  Bruder" 
gelten  kann.  Im  1.  Teil  hatte  Stawrogin  hohes  Fieber  und  lag  nach  seinen 
Skandalen  zwei  Monate  lang  krank  danieder  (68-69).  Dann  begab  er  sich 
drei  Jahre  auf  Reisen.  Er  gleicht  einer  ..leblosen  Wachsfigur"  (302)  und 
wird  als  Skrupel-  und  prinzipienloser  Adelssohn  dargestellt,  der  einem 
unsteten  Lebenswandel  huldigt,  verrückt  spieh.  wenn  er  gerade  Lust  dazu 
verspürt,  und  generell  keine  moralischen  Rücksichten  kennt.  Er  selbst 
spricht  in  seiner  ,3eichte"  von  seiner  „animalischen  Sinnlichkeit.**  (574) 
Dostojewskij  sagt  von  ihm  z\var,  er  w^äre  eine  „finstere  Gestah.  ebenfalls 
ein  Bösewicht",  meint  aber,  er  hätte  diese  Gestalt  ..mit  meinem  Herzblut 
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geschaffen"  und  nennt  ihn  „einen  echt  russischen  Charakter"!  Stawrogin 
bekennt  offen,  dass  er  Atheist  ist.  (327!)  Schatow  fragt  ihn,  ob  es  stimmt, 
er  hätte  in  St.  Petersburg  „einer  viehischen,  wollüstigen  geheimen  Gesell- 
schaft angehört...  der  Marquis  de  Sade  hätte  bei  ihm  in  die  Lehre  gehen 
können,  er  hätte  Kinder  zu  sich  gelockt  und  sie  missbraucht."  (334) 
Stawrogin  wird  darüber  hinaus  auch  als  Mörder  bezeichnet,  der  kaltblütig 
aus  nichtigem  Anlass  Menschen  tötet  oder  sie  zu  Krüppeln  schießt  (56- 
57!).  Er  hat  mit  Schatows  Frau  ein  Kind  gezeugt  und  auch  Lisa  verfuhrt, 
möchte  sie  aber  heiraten!  In  seiner  „Beichte"  berichtet  er  weitere  Details 
aus  seinem  Leben:  So  hat  er  gleichzeitig  mit  einer  vornehmen  Dame  und 
deren  Dienstmädchen  ein  Verhältnis  unterhalten,  zur  selben  Zeit  das 
vierzehnjährige  Mädchen  Matrjoscha  verführt  und  ihren  Selbstmord,  ohne 
einzugreifen,  bewusst  geschehen  lassen,  dann  in  Weinlaune  die  hinkende 
Marja  Lebjadkina  geheiratet,  eine  weitere  Frau  hat  er  in  den  Tod 
getrieben,  im  Duell  zwei  Unschuldige  getötet,  nach  eigenem  Bekenntnis 
Geld  gestohlen  und  einen  Giftmord  begangen.  Man  könnte  ihn  vielleicht 
am  besten  mit  folgendem  Zitat  charakterisieren:  „Am  schlimmsten  ist 
aber,  dass  ich  einen  schlechten  und  übertrieben  leidenschaftlichen 
Charakter  habe.  In  allen  Dingen  gehe  ich  bis  an  die  äußersten  Grenzen; 
mein  Leben  lang  habe  ich  nie  Maß  halten  können."  Aber  sagt  dies 
Stawrogin  wirklich  von  sich?  Nein!  Es  sind  Worte  Dostojewskijs  in 
einem  Brief  vom  August  1867  an  Majkow,  mit  denen  er  sich  selbst 
charakterisierte,  Worte,  die  nur  zweieinhalb  Jahre  vor  dem  Beginn  der 
Arbeit  an  den  Bösen  Geistern  entstanden.  Sie  weisen  darauf  hin,  dass 
Dostojewskij  etwas,  was  er  als  einen  Grundzug  seines  Charakters 
betrachtete,  auf  Stawrogin  übertragen  hat. 

Stawrogins  „Skandale"  im  ersten  Romanteil  dienten  dazu,  sein 
irrationales  Verhalten  zu  illustrieren.  Im  zweiten  Teil  deutet  sich  eine 
Veränderung  an:  In  einem  Duell  mit  Gaganow  jun.,  der  die  Beleidigung 
an  seinem  verstorbenen  Vater  rächen  will,  zeigt  Stawrogin,  dass  er  nicht 
mehr  töten  will,  -  er  schießt  bewusst  dreimal  in  die  Luft.  Kirillow  meint, 
Stawrogin  suche  eine  „Bürde".  Dem  entspricht,  dass  er  die  bis  dahin 
verborgen  gehaltene  Ehe  mit  Marja  Timofejewna  nun  öffentlich  bekennen 
will  und  sich  vorgenommen  hat,  seine  Frau,  um  die  er  sich  bisher  wenig 
gekümmert  hatte,  in  Zukunft  entsprechend  zu  versorgen.  Allerdings 
entspricht  dies  in  keiner  Weise  dem  Charakter  einer  Ehe  und  Marja 
Timofejewna  reagiert  darauf,  dass  sie  ihn  nicht  als  ihren  geliebten  Mann 
sieht,  sondern  als  Usurpator  („Grischka  Ot-rep-jew,  Anathema",  367),  der 


Brief  an  Majkow  vom  8./20.  Oktober  1870. 
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sie  verstoßen  hat.  wenngleich  er  ihr  dies  auch  mit  Geld  \"ersüßen  will. 
(381f)  Sie  weist  ihn  als  Verräter  zurück!  Beim  ehemaligen  Bischof 
Tichon  sucht  er  Beratung.  Dies  alles  lässt  vermuten,  dass  er  nunmehr 
vielleicht  doch  gewisse  moralische  Skrupel  епглѵіскек  hat  und  über  seine 
jugendlichen  Eskapaden  -  Ausdruck  einer  haltlosen,  glaubenslosen,  in 
einem  moralischen  Vakuum  befindlichen  Person  -  nachzudenken  begon- 
nen hat.  Dennoch  steUt  sich  die  Frage,  was  hat  Dostojewski]  wohl 
bewogen,  die  ..Untaten"'  Stawrogins  in  solchem  fast  unerträglichen 
Ausmaß  dem  Leser  vorzuführen?  In  der  „Beichte"  spricht  Stawrogin 
davon,  dass  er  an  der  ., Krankheit  der  Gleichgültigkeit"  litt  (574)  und  sich 
da\on  immer  wieder  löste  in  einer  Sucht  nach  rauschhaften  Empfin- 
dungen, die  ihm  ein  „unmäßiges  Lustgefühl"  \  ermittelten:  „Es  ging  mir 
um  den  Rausch  des  quälenden  Bewusstseins  meiner  Gemeinheit.''  (573) 
Eine  Bemerkung  Lessings  aus  einem  Brief  an  Moses  Mendelssohn 
verweist  auf  das  dahinter  stehende  psychologische  Faktum:  Lessing  sagt, 
alle  Leidenschaften  (d.h.  Gefühle),  auch  die  unangenehm-sten,  seien  als 
Leidenschaften  angenehm,  denn  bei  jeder  Leidenschaft  seien  міг  uns 
eines  großen  Grades  unserer  Realität  be\vusst  und  dieses  Be\Misstsein 
könne  nicht  anders  als  angenehm  sein."^  Er  betont,  dass  \or  allem 
unverdientes  Leid  und  unangenehme  Gefühle  ein  überaus  wirksames 
Stimulans  seien,  das  dem  Individuum  ein  erhöhtes  Bewusstsein  seiner 
Realität  als  Indi\iduum  \  ermittelt.  Und  dies  ist.  \\"as  Stawrogin  braucht 
und  sucht.  So  sagt  Stawrogin  über  seine  Gefühle,  als  er  georfeigt  wird: 
„Bezähmt  man  aber  den  Zorn,  so  übersteigt  die  Lust  alles,  was  man  sich 
vorstellen  kann."  (573)  Stawrogin.  dem  nicht  nur  der  Glaube  an  Gott, 
sondern  an  jegliche  moralische  ..Regeln"  abhanden  gekommen  ist  und  der 
an  seiner  Existenz  selbst  zu  z\veifeln  begann,  ein  Zweifel,  der  sich  in  eine 
alles  überdeckende  Gleichgültigkeit  auflöste,  findet  darin  eine  existen- 
tielle Selbstbestätigung.  Der  Leser  mag  sich  da  auch  an  Worte  erinnern, 
die  Dostojewskij  in  den  Aufzeichnungen  aus  dem  Untergnmd  schrieb: 
.,Der  Mensch  braucht  einzig  und  allein  selbständiges  Wollen,  was  diese 
Selbständigkeit  auch  kosten  und  wohin  sie  auch  führen  mag." 
Dostojewskij  hatte  dies  damals  damit  erklärt,  dass  es  dem  Menschen  die 
größte  Lust  bereite  und  damit  für  ihn  den  größten  ..Vorteil"  bedeute,  den 
eigenen  freien  Willen  zu  \  erwirklichen.  Dies  gilt  gleicher-maßen  für 
Kirillow  und  Stawrogin.  Noch  im  Gespräch  mit  Tichon  betont  Stawrogin. 
„Ich  bin  immer  noch  ein  unumschränkter  Herr  meines  Willens."  (588)  Er 


\  G.  Lessmg:  Sämtliche  Schriften.  Stuttgart.  1886,  ХѴП.  S.  90. 
Fjodor  M.  Dostojewskij:  Aufzeichnungen  aus  dem  Untergrund.  München:  dt^-  1985.  S. 
32.  PSSV.  113. 
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erweist  sich  damit  als  eine  weitere,  „modernisierte"  Variante  des 
„Menschen  aus  dem  Untergrund"!  Beides,  Lessings  Deutung  und 
Dostojewski] s  Sicht  in  den  Aufzeichnungen  aus  dem  Untergrund^  tragen 
bei,  uns  Stawrogins  Verhalten  in  der  Vorgeschichte,  die  der  Roman 
erzählt,  verständlich  werden  zu  lassen. 

„Gut"  und  „Böse"  sind  bei  ihm  gleichwertig  geworden  -  ob  vor 
seinen  Taten  ein  Minus  oder  ein  Plus  steht,  ist  irrelevant.  Er  glaubt  nicht 
mehr  an  irgendwelche  Werte.  Noch  wenige  Tage  vor  seinem  Selbstmord 
schreibt  er  an  Darja:  „Ich  kann  immer  noch,  wie  früher,  wünschen,  Gutes 
zu  tun,  und  empfinde  dabei  Vergnügen;  unmittelbar  darauf  wünsche  ich 
auch  Böses  und  empfinde  ebenso  Vergnügen.  . . .  Aber  immer  noch  ist  das 
eine  wie  das  andere  Gefühl  viel  zu  klein  und  ist  niemals  mehr.  Meine 
Wünsche  sind  viel  zu  kraftlos."  (928)  Dostojewski]  hat  sich  lange  mit 
einem  Charakter  wie  dem  des  Stawrogin  beschäftigt.  Dies  zeigt  schon 
eine  Briefstelle  zum  Spieler  aus  dem  gleichnamigen  Roman  von  1866,  die 
auch  auf  Stawrogin  gemünzt  sein  könnte:  „Ich  schildere  einen  Menschen 
mit  einem  durchaus  offenen  Charakter,  einen  zwar  vielseitig  entwickel- 
ten, doch  in  allen  Dingen  unfertigen  Menschen,  der  jeden  Glauben 
verloren  hat,  zugleich  aber  nicht  wagt,  ungläubig  zu  sein,  der  sich  gegen 
alle  Autoritäten  auflehnt  und  sie  zugleich  fürchtet."^  Stawrogin  sieht 
letztlich  keinen  Ausweg  mehr  zum  Selbstmord:  „Ich  weiß,  dass  ich  mich 
töten  muss,  mich  wie  ein  gemeines  Insekt  von  der  Erde  fegen."  (929) 

Neben  Darja,  die  Stawrogins  Vertraute  ist,  steht  Lisa  Tuschina,  mit 
der  ihn  in  der  Schweiz  eine  im  Roman  undeutlich  und  rätselhaft  bleibende 
Beziehung  verbindet.  In  Stawrogins  Beichte  wird  angedeutet,  dass  er  sie 
schon  damals  heiraten  wollte.  (589)  Der  Leser  erhält  nur  wenige 
Hinweise  darauf,  was  sich  wirklich  zwischen  den  beiden  in  der  Vorge- 
schichte abgespielt  hat.  Auf  den  Rat  Darjas  zog  er  sich  zurück  und  verließ 
die  Schweiz.  Was  wirklich  geschah,  bleibt  im  Dunkeln.  Die  Beziehung 
zwischen  Stawrogin  und  Lisa  sollte  die  eigentliche  Liebes-geschichte  in 
diesem  Roman  darstellen.  Die  Bösen  Geister  sind  allerdings  insofern  eine 
Ausnahme  unter  Dostojewski] s  Romanen,  als  die  Liebes-beziehung  hier 
nicht  wirklich  handlungsbestimmend  ist.  Lisa  dürfte  sich  einst  in  den 
jungen  und  attraktiven  Stawrogin  verliebt  haben.  Als  sich  die  beiden  nach 
mehreren  Jahren  -  nunmehr  in  der  Erzählgegenwart  -  wieder  in  Russland 
treffen,  bleiben  sie  sichtlich  zueinander  auf  Distanz.  Für  die  Erzähl- 
handlung sind  andere  Personen  von  größerer  Bedeutung.  Lisa  bleibt  eine 
Randfigur.  Ihre  erratischen  Reaktionen  bleiben  für  den  Leser  unver- 
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Ständlich.  Stawrogin  selbst  hat  mit  Lisa  wenig  Kontakt.  Man  könnte 
meinen,  der  Roman  würde  wenig  verlieren,  falls  die  Figur  der  Lisa  ganz 
wegfallen  würde.  Im  dritten  Teil  des  Buches  kommt  der  Autor  auf  diese 
Beziehung  zurück  und  nützt  sie,  um  Stawrogin  einen  weiteren  Schicksals- 
schlag zu  versetzen,  der  zu  seinen  Selbstmordplänen  beiträgt.  Erst  in 
diesem  Kapitel  erkennt  der  Leser,  dass  zwischen  beiden  doch  eine  tiefe 
Beziehung  besteht,  als  sich  Lisa  nach  dem  Fest  von  Werchowenskij  jun. 
überreden  lässt,  am  Abend  in  die  Kutsche  Stawrogins  zu  steigen  und  mit 
ihm  zu  fahren.  Die  Nacht  verbringt  sie  bei  ihm.  Was  in  dieser  Nacht 
geschieht,  bleibt  dem  Leser  aber  verborgen.  Lisas  Worte  „Ich  habe  mein 
Leben  nur  auf  eine  einzige  Stunde  veranschlagt",  „seit  langem  wusste 
[ich],  dass  ich  nur  fur  einen  Moment  ausreiche,"  sind  im  Grunde  ebenso 
rätselhaft,  wie  Stawrogins  Replik,  „Du  hast  mein  letztes  Wort,  nicht  eine 
Stunde  mehr  als  für  dich!"  (732f.)  Pjotr  Werchowenskij  s  späterer 
Vorwmf  an  Lisa,  „Wenn  es  ihnen  darum  geht. .  .um  Jungfräulichkeit. .  .das 
ist  doch  nichts  als  ein  Vorurteil,  nur  rückständig..."  lässt  vermuten,  dass 
sie  sich  ihm  in  dieser  Nacht  hingegeben  hat.  Aber  nichts  sonst  deutet 
darauf  hin  und  Werchowenskij  ist  alles  andere  als  glaubwürdig.  Lisa 
antwortet  nicht,  der  Leser  bleibt  im  Ungewissen.  Lisas  Worte  „und  wenn 
es  mir  nicht  gelingt,  heute  noch  rechtzeitig  zu  sterben..."  lassen 
vermuten,  dass  sie  möglicherweise  an  Selbstmord  denkt,  aber  auch  dies 
bleibt  offen.  (734)  Die  Worte,  die  sie  ihrem  Begleiter  Mawrikij  Nikolaje- 
witsch  etwas  später  sagt,  „ich  werde  sterben,  ich  werde  sehr  bald  sterben, 
aber  ich  fürchte  mich,  ich  fürchte  mich  vor  dem  Tod"  (749)  deuten 
ebenfalls  in  diese  Richtung,  können  aber  auch  anders  verstanden  werden, 
als  Vorahnung  ihres  tatsächlichen  Todes,  der  wenig  später  erfolgt,  als  sie 
ein  zorniger  Kleinbürger  in  der  Volksmenge  vor  dem  Haus  der  ermor- 
deten Lebjadkins  niederschlägt.  Jedenfalls  hat  Lisa  das  Geständnis 
Stawrogins  vom  Vortag,  dass  er  mit  Marja  Timofejewna  verheiratet  sei, 
zutiefst  erschüttert.  Als  sie  vom  Mord  an  Marja  und  ihrem  Bruder  erfährt 
und  Stawrogin  ihr  gesteht,  dass  er  darin  verwackelt  sei  („ich  wußte,  dass 
man  sie  ermordet,  und  hieh  die  Mörder  nicht  zurück."  (744),  trifft  sie  das 
nochmals  zutiefst.  Unverständlich  bleiben  auch  Stawrogins  Worte,  „ich 
wusste,  dass  ich  Dich  nicht  liebe..."  (734)  Lisas  späterer  Kommentar 
„[der]  um  meinetwillen  Ermordeten,  ihretwegen  liebt  er  mich  seit  dieser 
Nacht  nicht  mehr..."  (750)  bringen  kein  Licht  in  die  Situation.  Lisas  Tod 
wird  im  übrigen  nicht  sofort  deutlich.  Erst  17  Seiten  nach  dem  Bericht  des 
Ereignisses  vor  dem  Haus  der  Lebjadkins  wdrd  dies  dem  Leser  vom 
Erzähler  bestätigt.  (770) 
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Soviel  zu  den  drei  Personen  Kirillow,  Schatow  und  Stawrogin,  die  - 
wenn  man  vom  Roman  als  Darstellung  einer  revolutionären  Ver- 
schwörung absieht  und  sich  der  weltanschaulichen  und  religiösen  Proble- 
matik zuwendet  -  die  Hauptfiguren  sind.  Es  fehlt  aber  noch  der  Autor 
selbst,  der,  wie  schon  mehrfach  angedeutet,  sehr  wohl  im  Roman  präsent 
ist.  Wenden  wir  uns  nun  ihm  zu.  Ein  Rückblick  auf  die  Genese  seiner 
Religiosität  scheint  angebracht,  denn  sie  führte  nach  seiner  Haft  zu  der 
religiösen  Utopie,  in  deren  Zentrum  die  „russische  Idee"  steht,  die  auch 
Schatow  vertritt.  In  der  Familie  der  Dostojewski] s  war  das  erste  und 
einzige  Lesebuch  der  Kinder  die  Lesefibel  Hundert  und  vier  heilige 
Geschichten  aus  dem  alten  und  neuen  Testament  zum  Nutzen  der  Jugend 
des  protestantischen  Theologen  und  Pädagogen  Johannes  Hübner 
(deutsch  1714),  die  in  Russland  in  Übersetzung  weit  verbreitet  war.  Noch 
in  den  1870er  Jahren  erinnerte  sich  Dostojewskij  mit  Begeisterung  an 
dieses  Buch,  von  dem  er  ein  Exemplar  in  seiner  Bibliothek  hatte.  In  den 
Brüdern  Karamasow  wird  der  Titel  von  Sossima  erwähnt.^  Hier  wurde 
der  Grundstein  für  seine  Religiosität  gelegt.  Dostojewskij  bestätigte  noch 
1873:  „In  unserer  Familie  kannten  wir  das  Evangelium  von  der  frühesten 
Kindheit  an.''^^  In  René  de  Chateaubriands  Genius  des  Christentums, 
einem  Werk,  das  Dostojewskij  in  den  späten  1830er  Jahren  las,  wurde  er 
mit  der  Poetisierung  und  Ästhetisierung  des  Christentum  konfrontiert, 
was  ihn  begeisterte  und  starke  Spuren  bei  ihm  hinterließ.  Der  Leser  möge 
das  Kapitel  „Die  Existenz  Gottes,  bewiesen  an  den  Wundem  der  Natur" 
(I.  Teil,  5.  Buch)  aus  Chateaubriands  Buch  mit  Sossimas  Ausfuhrungen 
vergleichen!  Chateaubriand  schreibt  da  :  „II  est  un  Dieu;  les  herbes  de  la 
vallée  et  les  cèdres  de  la  montagne  le  bénissent,  l'insecte  bourdonne  ses 
louanges,  l'éléphant  le  salue  au  lever  du  jour,  l'oiseau  le  chante  dans  le 
feuillage,  la  foudre  fait  éclater  sa  puissance,  et  l'Océan  déclare  son 
immensité.  L'homme  seul  a  dit:  Il  n'y  a  point  de  Dieu./  Il  n'a  donc 
jamais,  celui-là,  dans  ses  infortunes,  levé  les  yeux  vers  le  ciel,  ou,  dans 
son  bonheur,  abaissé  ses  regards  vers  la  terre?  La  nature  est-elle  si  loin  de 
lui  qu'il  ne  l'ait  pu  contempler,  ou  la  croit-il  le  simple  résultat  du  hasard? 
Mais  quelle  hazard  a  pu  contraindre  une  matière  désordonnée  et  rebelle  à 
s'arranger  dans  un  ordre  si  parfait?/  On  pourroit  dire  que  l'homme  est  la 
pensée  manifestée  de  Dieu,  et  l'Univers  est  son  imagination  rendue 
sensible '"^^  Nach  1845  kamen  die  Vorstellungen  der  christlich-utopischen 
Sozialisten  St.  Simon,  Proudhon,  Cabet,  u.a.  dazu,  mit  denen  Dosto- 


^  Vgl.  Die  Brüder  Karamasow,  II.Teil,  6.  Buch,  Kap.  2b. 

'°  F.  M.  Dostojewskij:  Tagebuch  eines  Schriftstellers,  1873,  Kap.  XVI.  PSS,  XXI,  134. 
"  Kap. 2  des  5.  Buches:  „Spectacle  général  de  l'univers."  S.  86. 
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jewskij  im  Kreise  der  revolutionären  Geheimgesellschaft  der  Petra- 
schewzen,  bekannt  wurde,  die  eine  auf  den  Grundgedanken  der  Lehre 
Jesu  Christi  beruhende  utopische  Neuordnung  der  Gesellschaft 
entwickelten.  Von  da  war  es  nicht  weit  bis  zur  Utopie  eines  irdischen 
Paradieses  mit  einem  Christentum  ohne  Hierarchie  und  Dogmen,  das 
allein  dem  Vorbild  eines  idealmenschlichen  Christus  verpflichtet  war.  Es 
war  vor  allem,  wie  Konrad  Onasch  dies  formuliert  hat,  die  „Humani- 
sierung und  Poetisierung  der  Person  Christi",  die  bei  Dostojewski]  zu 
einer  zentralen  Komponente  seiner  Weltanschauung  wurde.  Dostojewskij: 
„Ich  glaube,  dass  es  nichts  Schöneres,  Tieferes,  Symphatischeres, 
Vernünftigeres,  Männlicheres  und  Vollkommeneres  gibt  als  den 
Erlöser."^^  Aber  noch  etwas  ganz  anderes  darf  nicht  verschwiegen 
werden,  da  wir  darin  eine  der  Ursachen  seiner  Glaubens-zweifel  erkennen 
können.  Dostojewskij  hatte  mehrfach  Behnskijs  berühmten  Brief  an 
Gogol  im  Petraschewskij -Kreis  verlesen,  in  dem  Belinskij  Gogols  späte, 
konservative  Ansichten  verurteilte.  So  hat  er  damals  wohl  auch  die  Worte 
Belinskij  s  über  die  orthodoxe  Kärche  mit  Begeisterung  vorgelesen,  die  in 
diesem  Brief  als  „ein  Bollwerk  der  Knute  und  eine  Handlangerin  des 
Despotismus"  beschrieben  wird,  und  wohl  ebenso  die  Worte  Belinskij  s  an 
Gogol  über  Christus:  „Was  haben  Sie  Gemeinsames  zwischen  ihm 
[Christus]  und  irgendeiner,  vor  allem  aber  der  orthodoxen  Kirche 
entdeckt?"  Was  Belinskij  von  dem  Verhältnis  der  Kirche  zu  Christus 
hielt,  geht  ebenfalls  aus  seinem  Brief  hervor.  So  meinte  er,  Voltaire  wäre 
„mehr  ein  Sohn  Christi,  mehr  Fleisch  von  seinem  Fleisch,  und  Blut  von 
seinem  Blut,  als  alle  Ihre  Popen,  Bischöfe,  Metropoliten  und 
Patriarchen..."^^  Wir  erinnern  uns  an  Passagen  in  Dostojewskijs 
Romanen,  wo  Popen,  Mönche  und  andere  Vertreter  der  Kirche  erwähnt 
werden.  Sie  sind  eher  negativ  gezeichnet.  Auch  im  Tagebuch  eines 
Schriftstellers  finden  sich  negative  Worte  zur  russischen  Kirche  und  ihren 
Dienern!  Schon  in  der  frühen  Erzählung  Die  Wirtin  ist  diese  Tendenz  zu 
erkennen,  wie  ich  in  meiner  Inteфretation  nach-gewiesen  habe.''^  In  den 
1850er  Jahren,  möglicherweise  schon  davor  zur  Zeit  seines  unfreiwilligen 
Aufenthalts  in  Sibirien,  entstanden  dann  die  slawo-  und  russophilen 
Gedanken,  die  zur  ,^Tissischen  Idee"  wurden,  eben  zu  seiner  religiösen 
Utopie.  Dennoch  blieben  die  Zweifel! 


Brief  an  Frau  Fonwisin  1854.  Siehe  Fußnote.  3. 

V.  G.  Belinskij:  Estetika  i  literatumaja  kritika.  Bd  2,  Chudozestvennaja  literatura, 
Moskva  1959:  633-641. 

R.  N.:  „The  Landlady:  A  New  Іпіефгеіаііоп"  in:  „Canadian  Slavonic  Papers",  vol.  X, 
no.  1,  1968:41-67. 
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Wir  haben  bereits  gesehen,  dass  Dostojewski]  Gedanken  aus  seiner 
Jugend  im  Roman  gleich  vier  Figuren  zugewiesen  hat,  die  kaum  etwas 
mit  der  orthodoxen  Kirche  gemein  haben:  Schatow,  Kirillow,  Stawrogin 
und  -  vor  allem  am  Ende  des  Romans!  -  auch  Stepan  Trofimowitsch,  der 
ein  weiteres,  bedeutsames  Double  des  Autors  ist.  Manche  Leser  werden 
dem  vielleicht  noch  eine  fünfte  Figur  hinzufugen,  Bischof  Tichon.  Dies 
ist  eine  ungewöhnliche  Häufung.  Ab  dem  zweiten  der  „großen"  Romane 
finden  wir  zwar  in  jedem  weiteren  Roman  eine  Figur,  die  Elemente  der 
russischen  Idee  Dostojewskijs  vermittelt,  manchmal  „assistiert"  von  einer 
weiteren  Figur:  Fürst  Myschkin  im  Idiot,  der  Pilger  Makar  im  Jüngling, 
Sossima  in  den  Brüdern  Karamasow.  In  den  Bösen  Geistern  sind  es 
gleich  vier  Figuren.  Noch  etwas  kommt  hinzu.  Myschkin,  Makar  und 
Sossima  erlebt  der  Leser  als  positive  Gestalten.  Sie  erwecken  beim  Leser 
Sympathie.  Dass  der  Autor  ihnen  mitunter  den  einen  oder  anderen 
negativen  Zug  mitgegeben  hat,  etwa  Myschkins  Epilepsie,  macht  sie 
umso  menschlicher.  Dies  gilt  auch  für  Stepan  Trofimowitsch,  in  dessen 
Lebenslauf  der  Beginn  von  Dostojewskijs  Karriere  als  Idealist  und 
Romantiker,  später  potentieller  Rebell  und  schließlich  beseelter  Bekenner 
des  christlichen  Glaubens  in  humorvoller,  manchmal  ironischer  und 
kritischer  Weise  eingearbeitet  ist.  Das  gilt  aber  keineswegs  für  die 
anderen  drei  Figuren.  Stawrogin  ist,  wie  wir  schon  gesehen  haben,  für 
Schatow  und  Kirillow  die  zentrale  Bezugsperson.  Von  ihm  bezogen  sie 
ihre  Ideen,  die  sie  dann  selbständig  weiter  entwickelten.  Hier  überwiegen 
jedoch  bei  weitem  die  negativen  Aspekte  in  Charakter  und  Ideenwelt. 
Selbst  Bischof  Tichon  entkommt  dem  nicht.  Er  hat  ein  kränkliches 
Aussehen,  leidet  an  Krämpfen  und  übermäßiger  Zerstreutheit.  Man  wirft 
ihm  einen  nachlässigen  Lebenswandel  vor,  ja  selbst  von  Häresie  ist  die 
Rede,  er  gilt  als  „fast  ein  Verrückter"  und  erweckt  bei  seinem  Gespräch 
mit  Stawrogin  den  Eindruck,  „entschieden  betrunken"  zu  sein,  etc.  (559- 
561)  Schatow  ist  ein  Fanatiker  seiner  Idee,  fast  immer  fiebrig  und 
ausfallig,  unausgeglichen,  leicht  von  Zorn  und  Wut  übermannt.  Kirillow 
benimmt  sich  wie  ein  Wahnsinniger,  der  den  Bezug  zur  Realität 
überhaupt  verloren  zu  haben  scheint.  Hinter  den  beiden  steht  Stawrogin, 
von  dem  sie  die  Grundzüge  ihrer  Ideen  übernommen  haben,  ein  durch 
und  durch  amoralischer  Charakter,  der  einen  wüsten,  von  Wollust  und 
irrationalem  Wollen  bestimmten  Lebenswandel  geftihrt  hat,  und  hinter 
allen  dreien  steht  -  der  Autor  Dostojewskij,  der  gerade  diesen  Gestalten 
seine  eigenen  Gedanken  und,  wie  man  hinzufugen  muss,  auch  Zweifel 
mitgegeben  hat. 
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Sieht  man  Stawrogin  als  Quelle  sowohl  von  Schatows,  wie  auch  von 
Kirillows  Ideen  an  und  identifiziert  man  ihn  zugleich  mit  dem  Autor 
Dostojewski],  dann  kann  man  folgende  Briefstelle,  die  am  Beginn  seiner 
Arbeit  an  den  Bösen  Geistern  verfasst  wurde,  als  zentrale  Aussage 
verstehen,  die  den  Autor  und  im  selben  Maße  seine  Helden  charakter- 
isiert. Dostojewski]  schreibt  an  seinen  Freund  Majkow:  „Mit  der  Grund- 
idee, die  durch  alle  Teile  [des  Romans]  gehen  wird,  habe  ich  mich  mein 
ganzes  Leben  lang  bewusst  und  unbewusst  gequält;  es  ist  die  Frage  nach 
dem  Dasein  Gottes.  Der  Held  ist  bald  Atheist,  bald  Glaubender,  bald 
Fanatiker  und  Sektierer  und  dann  wieder  Atheist."^ ^  Dies  entspricht  nicht 
nur  dem,  was  Kirillow  sagt  (152),  sondern  zugleich  dem  Bekenntnis,  das 
Dostojewski]  schon  1854  in  dem  bereits  zitierten  Brief  an  Frau  Fonwisina 
formuliert  hatte:  „Ich  bin  ein  Kind  dieser  Zeit,  ein  Kind  des  Unglaubens 
und  der  Zweifelsucht,  und  werde  es  wahrscheinlich  (ich  weiß  es  bestimmt) 
bis  an  mein  Lebensende  bleiben.  Wie  entsetzlich  quälte  mich  (und  quält 
mich  auch  jetzt)  diese  Sehnsucht  nach  dem  Glauben,  die  umso  stärker  ist, 
je  mehr  Gegenbeweise  ich  habe.  "  Dem  gegenüber  steht  allerdings  sein 
Glaube  an  Christus.  So  wenig  er,  wie  es  scheint,  manchmal  an  Gott 
glauben  konnte,  so  sehr  glaubte  er  stets  an  Christus,  der  fur  ihn  an  erster 
und  oberster  Stelle  steht,  als  „das  lichte  Bild  des  Gottmenschen,  seine 
sittliche  Unerreichbarkeit,  seine  wunderbare  Schönheit."^ ^  Dostojewski] 
bezieht  sich  dabei  auf  Renans  Buch  La  vie  de  Jésus,  der  dort  -  und  ich 
zitiere  wieder  Dostojewski],  -  ganz  im  Sinne  Renans  sagt,  „dass  Christus 
das  Ideal  der  menschlichen  Schönheit  sei,  eine  unerreichbare  Gestalt, 
deren  Wiederholung  auch  in  der  Zukunft  schon  nicht  mehr  möglich  wäre. 
Unter  den  Menschensöhnen  gibt  es  keinen  größeren  als  Jesus. Dies 
wiederholt  fast  wortwörtlich  das,  was  auch  Kirillow  von  Christus  sagt! 
Kirillow:  „Dieser  Mensch  war  der  höchste  auf  der  ganzen  Erde,  es  war 
der,  um  dessentwillen  sie  lebt.  Der  ganze  Planet  samt  allem,  was  auf  ihm 
ist,  wäre  ohne  diesen  Menschen  -  nichts  als  Wahnsinn.  Weder  vor  Ihm 
noch  nach  Lhm  gab  es  einen  Seinesgleichen,  das  ist  sogar  ein  Wunder. 
Das  Wunder  besteht  darin,  dass  es  Seinesgleichen  nie  gab  und  auch 
künftig  niemals  geben  wird."  (857!)  In  den  Meditationen  an  der  Bahre 
seiner  verstorbenen  Frau  Maria  Dmitriewna  schrieb  Dostojewski]  1864 

Brief  vom  25.  03./6.  04.  1870. 
Dnevnikpisatelja:  „Starye  ljudi".  PSS,  XXI,10. 

Ebda,  S.  11.  Renan  schrieb  von  Christus:  "Diese  erhabene  Persönlichkeit,  die  jeden  Tag 
noch  das  Geschick  der  Welt  leitet,  darf  man  götthch  nennen  in  dem  Simie  [...],  dass  Jesus  der 
Mensch  war,  welcher  sein  Geschlecht  den  größten  Schritt  zum  Göttlichen  tun  ließ...  In  ihm 
hat  sich  alles  Gute  und  Erhabene  unserer  Natur  verdichtet.  Vgl.  Das  Leben  Jesu,  1863  (neu 
aufgelegt  Zürich:  2003). 
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ganz  ähnlich:  „Allein  Christus  ...  war  das  ewige,  von  Ewigkeit  gesetzte 
Ideal,  auf  das  hin  der  Mensch  tendierte,  und  nach  dem  Naturgesetz  auch 
tendieren  musste...  es  ist  klar,  dass  die  höchste  Entwicklung  der 
Persönlichkeit  dahin  fuhren  muss,  dass  der  Mensch  sein  ,Ich' 
vernichtet..."  „...eine  Menschengestalt,  die  so  erhaben  ist,  dass  man  sie 
nicht  ohne  Ehrfurcht  erfassen  kann  und  nicht  daran  zweifeln  kann,  dass 
sie  das  ewige  Ideal  der  Menschlichkeit  bedeutet."^^  Es  ist  klar,  dass  diese 
und  ähnliche  Aussagen  Dostojewskijs  seine  Verehrung  für  Christus 
zeigen,  aber  zugleich  auch,  dass  sein  Christus  kaum  dem  der  Kirche 
entspricht.  Vielmehr  kann  man  sie  mit  Arius,  einem  325  verdammten 
Ketzer,  in  Verbindung  bringen,  der  Christus  nicht  eines  Wesens  mit  Gott, 
sondern  nur  als  , idealen'  Menschen  sehen  wollte,  wie  Konrad  Onasch  in 
seiner  Biographie  Dostojewskijs  betont.  (64)  Auch  bei  Rousseau,  den 
Dostojewskij  in  den  1840er  Jahren  las,  war  dieser  Jesus  nicht  so  sehr 
Gottessohn  und  Erlöser,  wie  das  kirchliche  Dogma  es  will,  sondern  „der 
reine,  unschuldige  und  vollkommene  Mensch,  der  unter  uns  Menschen 
wie  eine  unbegreifliche,  beinahe  göttlich  zu  nennende  Ausnahme- 
erscheinung und  doch  in  schlichter,  aufrichtiger,  jedem  sich  erschließen- 
der Menschlichkeit  lebte."^^  Am  24.  Dezember  1877  notierte  sich 
Dostojewskij  sogar  im  Memento  für  das  ganze  Leben:  „Ich  möchte  ein 
Buch  über  Jesus  Christus  schreiben."  Er  hat  es  zwar  nicht  getan,  aber  die 
Legende  vom  Großinquisitor  kann  wohl  als  ein  Teil  dieses  nicht 
verwirklichten  Vorhabens  gesehen  werden.  An  Dostojewskijs  Glauben  an 
Christus  in  dieser  von  der  Kirche  abweichenden  Form  ist  jedenfalls  nicht 
zu  zweifeln,  aber  wie  stand  es  mit  seinem  Glauben  an  Gottvater?  Darüber 
schweigt  sich  Dostojewskij  mehr  oder  weniger  aus.  Was  Renan  betrifft, 
so  zitierte  er  begeistert  dessen  Loblied  auf  Jesus,  nannte  aber  im  selben 
Atemzug  sein  Buch  „ein  Buch  voll  des  Unglaubens"  („polnoj  bezverija"). 
Das  heißt,  dass  er  sich  des  Nebeneinanders  von  hymnischer  Lobpreisung, 
ja  Verehrung  für  die  Gestalt  Christi  und  des  fehlenden  Glaubens  an 
Gottvater  voll  bewusst  war.  Sowohl  Kirillow  wie  auch  Schatow 
illustrieren  diese  merkwürdige  Parallele.  Die  Frage  ist,  inwiefern  dies 
auch  für  Dostojewskij  und  seine  von  ihm  wiederholt  geäußerten 
Glaubenszweifel,  die  sich  aber  nie  auf  Christus  beziehen,  gilt.  Damit 
kommen  wir  zum  zweiten  Teil  dieser  Analyse,  welcher  der  Persönlichkeit 
des  Autors  gewidmet  ist  und  der  Art  und  Weise,  wie  sich  grundlegende 
Aspekte  seiner  Persönlichkeitsstruktur  im  Roman  äußern. 


Brief  an  A.  N.  Majkow  vom  16./28.  August  1867. 

Zit.  nach  Konrad  Onasch:  Der  verschwiegene  Christus,  Union  Verlag  Berlin,  o.D. 
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II 

„Lassen  wir  das  Wiegen  und  Messen" 

Beginnen  wir  mit  einem  Exkurs  über  die  Rolle  des  Geldes  in  diesem 
„Jahrhundert  der  Humanität,  der  Industrie  und  der  Eisenbahn",  wie 
Dostojewskij  in  den  Bösen  Geistern  seine  Zeit  nennt.  (45)  Dies  scheint 
vielleicht  irrelevant  zu  sein,  ist  aber  von  nicht  zu  unterschätzender 
Bedeutung  für  seine  Philosophie!  Wie  auch  in  allen  anderen  Romanen, 
spielen  Geld  und  finanzielle  Transaktionen  in  den  Bösen  Geistern  eine 
große  Rolle.  So  ist  Warwara  Petrowna  die  Tochter  eines  Branntwein- 
pächters, der  ihr  ein  riesiges  Vermögen  hinterließ;  ebenso  ihre  Freundin, 
die  reiche  Frau  Drosdow,  Mutter  der  Lisa  Tuschina.  (73)  Im  Roman 
scheint  es,  dass  sich  alles  in  Geld  umrechnen  und  mit  Geld  bereinigen 
lässt.  Nur  die  wichtigsten  Beispiele  för  solche  finanzielle  Transaktionen 
seien  hier  aufgezähh: 

-  Warwara  Petrowna  möchte  ihre  Pflegetochter  Darja,  bzw.  Dascha 
Pawlowna,  mit  Stepan  Trofimowitsch  verheiraten.  Sie  rechnet  die 
angestrebte  Verbindung  in  Geld  um  und  bietet  dieses  „Geschäft"  Dascha 
(92)  und  dem  von  ihr  erwählten  „Bräutigam"  an.  (96-98) 

-  Lebjadkin,  der  angeblich  mit  Falschgeld  „aufgeflogen"  war,  bekommt 
von  Stawrogin  jährlich  ein  Schweigegeld,  damit  er  dessen  Heirat  mit 
Marja  Lebjadkina  geheim  häh.  (128)  Aus  demselben  Grund  verkauft  ihm 
Stawrogin  seinen  200-Seelen  Besitz.  (156)  Dies  wird  wieder  im  Gespräch 
zwischen  Marja  Timofejewna,  Warwara  und  Dascha  thematisiert,  als 
Lebjadkin  behauptet,  Dascha  hätte  700  Rubel  veruntreut.  (218;  siehe  auch 
233,  246,  252f  ) 

-  Stepan  Trofimowitsch  regelt  sein  Verhältnis  zu  seinem  Sohn  ebenfalls 
mit  Geld.  Die  Transaktion  läuft  über  Warwara,  „wobei  das  Gütchen 
[Stepans  Besitz]  selbstverständlich  in  ihren  Besitz  überging."  (S.  281) 

-  Fedka  der  Zuchthäusler,  ein  einstiger  Hofknecht  von  Stepan 
Trofimowitsch,  wurde  von  ihm  unter  die  Soldaten  gesteckt:  „Vor  15 
Jahren  hat  der  Herr  Papa...  dafür  Geld  kassiert",  so  der  Sohn 
Werchowenskij  jun.  über  diese  Transaktion  im  Gespräch  mit  seinem 
Vater:  „Du  hattest  immer  Appetit  auf  das  liebe  Geld."  (300  und  402-406) 

-  Stawrogin  wirft  Fed'ka  dem  Zuchthäusler  einen  Packen  Geldscheine  zu, 
wohl  wissend,  dass  dieser  dies  als  Anzahlung  für  einen  Mord  verstehen 
könnte,  da  Stawrogin  mittels  der  finanziellen  Transaktion  sein  Ehe- 
problem lösen  und  Lisa  heiraten  könnte!  (371,  386) 

-  Warwara  löst  sich  von  Stepan  Trofimowitsch  mittels  Geld,  das  sie  ihm 
aussetzen  will.  (443-5) 
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-  Stawrogin  mietet  ein  Haus  und  eine  Wohnung  für  die  Lebjadkins  und 
zahlt  die  Miete  für  ein  halbes  Jahr  im  Voraus.  Damit  ist  seine  „Frau"  für 
lange  Zeit  versorgt,  er  hat  durch  dieses  „Geschäft"  Ruhe  und  eine  freie 
Hand! 

Es  geht  in  diesen  Fällen  um  finanzielle  Transaktionen  und  Tausch- 
geschäfte verschiedener  Art.  Georg  Simmel,  ein  1858  geborener 
Soziologe  und  Zeitgenosse  Dostojewskijs,  schrieb  über  Geld  und 
finanzielle  Transaktionen  und  die  Auswirkung  auf  den  Menschen: 

„Die  bestimmende  Wirkung  des  Geldäquivalents  tritt  unzweideutig  hervor, 
sobald  man  mit  einem  schönen  und  eigenartigen,  aber  käuflichen  Objekt  ein  an 
sich  ungefähr  gleich  bedeutsames  vergleicht,  das  aber  für  Geld  nicht  zu  haben 
ist;  dieses  hat  von  vornherein  für  unser  Gefühl  eine  Reserve,  ein  Auf-sich-ruhen, 
ein  Recht,  nur  an  dem  sachlichen  Ideal  seiner  selbst  gemessen  zu  werden,  kurz: 
eine  Vornehmheit,  die  dem  anderen  versagt  bleibt.  . . .  Denn  so  sehr  das  Geld, 
weil  es  für  sich  nichts  ist,  durch  diese  Möglichkeit  [ein  Äquivalent  für  alle 
Objekte  zu  sein]  ein  ungeheures  Wertplus  gewinnt,  so  erleiden  umgekehrt  unter 
sich  gleichwertige,  aber  verschiedenartige  Objekte  durch  ihre  -  wenn  auch 
mittelbare  oder  ideelle  -  Austauschbarkeit  eine  Herabsetzung  der  Bedeutung 
ihrer  Individualität.  ...Die  Nivellierung  erscheint  als  Ursache  wie  als  Wirkung 
dQY  Austauschbarkeit  der  Dinge  -  wie  gewisse  Worte  ohne  weiteres  ausgetauscht 
werden  können,  weil  sie  trivial  sind,  und  trivial  werden,  weil  man  sie  ohne 
weiteres  auszutauschen  pflegt.  . . .  Die  Lieblosigkeit  und  Frivolität,  durch  die 
sich  die  Behandlung  der  Gegenstände  in  der  Gegenwart  so  sehr  von  früheren 
Zeiten  unterscheidet,  geht  sicher  zum  Teil  auf  die  gegenseitige  Entindividua- 
lisierung  und  Abflachung,  auf  Grund  des  gemeinsamen  Geldwertniveaus, 
zurück.  . . .  Die  im  Gelde  ausgedrückte  Tauschbarkeit  aber  muss  unvermeidlich 
eine  Rückwirkung  auf  die  Beschaffenheit  der  Waren  selbst  haben,  bzw.  mit  ihr  in 
Wechselwirkung  stehen.  ...  Die  Herabsetzung  des  Interesses  für  die  Individua- 
lität der  Waren  führt  zu  einer  Herabsetzung  dieser  Individualität  selbst.  " 

Dies  entspricht  der  Sicht  Dostojewskijs,  der  sich  zeitlebens  mit 
finanziellen  Problemen  auseinandersetzen  musste.  Kaum  ein  anderer 
Autor  in  Russland  seiner  Zeit  räumt  dem  Geld  einen  vergleichbaren 
Stellenwert  ein.  Jacques  Catteau  hat  in  seiner  Dostojewskij- Studie  dies 
deutlich  angesprochen:  „L'épreuve  par  l'argent  est  une  des  formes  les 
plus  constantes  de  la  connaissance  humaine  dans  l'universe  romanesque." 
Oder,  wie  Catteau  an  anderer  Stelle  sagt,  Geld  ist  bei  Dostojewskij  eine 
Kategorie  der  Erkenntnis  unseres  sozialen  und  sogar  unseres  spirituellen 
Wesens.  „Toute  son  oeuvre  nous  dit  que  l'argent  est  une  catégorie, 
comme  l'espace,  de  la  connaissance  de  notre  être  social  et  même 


Georg  Simmel:  Philosophie  des  Geldes.  Berlin  1900.  5.  Kap.:  „Das  Geldäquivalent 
personaler  Werte",  Teil  I,  S.  435ff  Hervorhebung  R.N.  Siehe  www.socio.ch/sim/- 
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spirituel."''^  Geld  hat  einen  Tauschwert,  aber,  wie  Simmel  ausführt, 
zugleich  auch  einen  Nivelliemngseffekt.  Wirklichen  Wert  hat  nur,  was 
nicht  käuflich  ist!  Was  käuflich  ist,  unterscheidet  sich  voneinander  nur 
quantitativ  -  durch  die  Zahl  der  Geldscheine,  -  Qualität  und 
„Individualität"  werden  nivelliert  und  zweitrangig.  Nun  fällt  auf,  dass 
Dostojewskij  mit  Geld  verbundene  Begriffe  immer  wieder  auch  fur 
spirituelle  und  religiöse  Vorstellungen  verwendet,  die  mit  dem  Vokabular 
finanzieller  Transaktionen  und  Tauschgeschäfte  beschrieben  werden.  Dies 
liegt  zum  Teil  in  der  Sprache  selbst  begründet.  Ein  Schlüsselbeispiel  ist 
das  Verb  „kaufen",  russisch  kupit',  auch  vykupat'  und  iskupat',  als 
Substantiv  iskuplenie  (Loskaufung,  Erlösung!)  davon  abgeleitet  auch 
iskupitel'  (Erlöser);  ähnlich  ist  es  im  Enghschen,  wo  ,^edeem"  „einlösen" 
(z.B.  einen  Scheck)  heißt,  aber  auch  die  Bedeutung  „erlösen"  hat. 
„Redeemer"  ist  derjenige,  der  einen  Scheck  einlöst,  aber  auch  der  Erlöser. 
Dostojewskij  überträgt  nun,  wie  es  scheint  bewusst,  die  Sprache 
finanzieller,  buchhalterischer  Transaktionen  und  Tauschgeschäfte  auf 
spirituelle  und  religiöse  Vorstellungen.^'  Diese  Sicht  liegt  auch  im 
zentralen  Romankapitel  über  das  Treffen  Stawrogins  mit  Bischof  Tichon 
vor.  Darauf  möchte  ich  nun  eingehen. 

Stawrogin  sucht  Bischof  Tichon  auf,  der  zurückgezogen  in  einem 
Юoster  lebt,  da  er  ihm  seine  „Beichte"  vorlegen  möchte,  die  er  zu 
veröffentlichen  gedenkt.  Unmittelbar  nach  der  Begrüßung  attestiert  ihm 
Tichon  „eine  große  innere,  geistige  Ähnlichkeit"  mit  seiner  Mutter 
Warwara.  Wohl  ein  Hinweis  darauf,  dass  ihn,  wie  auch  seine  Mutter,  ein 
ausgeprägter  Stolz  und  Eigensinn  charakterisiert.  Beide  sind  gewohnt,  in 
allem  ihren  Willen  durchzusetzen.  In  dem  Gespräch  erzählt  Stawrogin, 
dass  er  in  Halluzinationen  und  Träumen  von  einem  „bösen  Geist"  verfolgt 
wird,  womit  er  wohl  sein  verköфertes  Schuldbewoisstsein  meint. 
Stawrogin  lenkt  dann  das  Gespräch  auf  Tichons  Glauben  an  Gott. 
„Können  Sie  einen  Berg  versetzen?  ...  Sie  selbst,  als  Lohn  für  Ihren  Glau- 
ben?" Diese  Formulierung  und  Tichons  Worte,  die  damit  in  Zusammen- 
hang stehen  („Deines  Kreuzes,  Herr,  lass'  mich  nicht  unwürdig  sein.") 
weisen  in  die  Richtung  eines  Tauschhandels  -  ein  Wunder  soll  als  Lohn 
für  Glauben  geboten  werden.  Als  Stawrogin  bekennt,  dass  er  im  Gegen- 
satz zu  Tichon  ein  Atheist  sei,  meint  dieser,  dass  der  „vollkommene 
Atheist  auf  der  vorletzten,  der  obersten  Stufe  zum  vollendeten  Glauben 


Jacques  Catteau:  La  Création  littéraire  chez  Dostoïevski.  Paris  1978:  220  und  204f. 

Es  ist  ein  Verdienst  von  Susan  McReynolds,  in  ihrem  Buch  Redemption  and  the 
Merchant  God.  Evanston:  Northwestern  University  Press  2008,  auf  das  ich  mich  hier  stütze, 
daraufhingewiesen  zu  haben 
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Stehe.  ...  Nur  der  Gleichgültige  jedoch  hat  gar  keinen  Glauben,  außer  der 
schlechten  Angst."  Stawrogin  scheint  damit  einverstanden  zu  sein  und 
verweist  auf  eine  Bibelstelle  aus  der  Apokalypse,  die  genau  dies  aussagt, 
„Und  dem  Engel  der  Gemeinde  von  Laodicea  schreibe...:  ,Ach,  dass  du 
kalt  oder  warm  wärest!  Weil  du  aber  lau  bist  und  weder  kalt  noch  warm, 
werde  ich  dich  ausspeien  aus  meinem  Munde'."  Stawrogin  zählt  sich 
augenscheinlich  nicht  zu  den  Lauen,  für  die  dies  gilt.  Tichon  erkennt,  dass 
Stawrogin  in  der  Tat  dies  nicht  ist.  Vielmehr  „ringt  er  mit  einer 
außerordentlichen,  vielleicht  sogar  entsetzlichen  Absicht."  Zu  diesem 
Zeitpunkt  kennt  Tichon  noch  nicht  seine  Absicht,  der  Öffentlichkeit  seine 
Untaten  mitzuteilen.  Für  Stawrogin  ist  dies  aber  die  passende  Einleitung 
für  die  Lektüre  der  „Beichte",  die  er  nun  dem  Bischof  vorlegt.  Stawrogin 
schreibt  fast  ausschließlich  von  der  Untat,  die  ihn  am  meisten  quält,  -  von 
dem,  was  er  der  kleinen  Matrjoscha  angetan  hat  -  hat  er  sie  doch  verführt 
und  missbraucht  und  dann  ungerührt  ihrer  Qual  und  ihrem  Selbstmord 
zugesehen.  Auch  anderes  wird  erwähnt,  von  dem  bereits  die  Rede  war, 
vor  allem  seine  Ehe  mit  Marja  Lebjadkina.  Einen  besonderen  Stellenwert 
hat  die  Vision  des  Goldenen  Zeitalters  nach  dem  gleichnamigen  Gemälde 
von  Claude  Lorrain  -  ein  Traum  von  ewigem  Glück  und  Harmonie,  „für 
den  die  Propheten  sich  ans  ICreuz  schlagen  ließen."  Auch  dies  lässt  sich 
als  Anspielung  auf  die  Logik  des  Tauschhandels  verstehen.  Die  „Beichte" 
schließt  mit  der  Ankündigung,  diesen  Text  zu  veröffentlichen  und  in  ganz 
Russland  bekannt  zu  machen.  Dies  betrachtet  er  als  seine  „Bürde",  was 
bereits  Kirillow  im  nächtlichen  Gespräch  erkannt  hatte:  „Ich  dachte,  Sie 
suchen  selbst  eine  Bürde."  (381)  Tichon  reagiert  auf  Stawrogins  Tat  an 
Matrjoscha  mit  den  Worten,  die,  wie  man  weiß,  Dostojewskijs 
Beurteilung  von  Vergehen  an  Kindern  entsprechen:  „Aber  ein  größeres 
und  schrecklicheres  Verbrechen  als  Ihre  Tat  an  dem  Mädchen  gibt  es 
nicht  und  kann  es  nicht  geben."  Daraufhin  stellt  Tichon  die  Frage,  ob 
denn  Stawrogins  Reue  echt,  bzw.  groß  genug  sei,  und  bezweifelt  dies. 
Stawrogins  Reaktion  auf  Tichons  Worte  ist  eindeutig:  „Lassen  wir  das 
Wiegen  und  Messen."  Wiederum  sind  dies  Begriffe,  die  aus  der  Welt 
finanzieller  Transaktionen  stammen.  Sein  Verbrechen  an  Matrjoscha  kann 
mit  noch  so  viel  Reue  nicht  für  Vergebung  eingetauscht  werden.  Er  sieht 
die  Folgen  der  Bekanntmachung  seiner  Untaten  im  Sinn  einer  Strafe 
darin,  dass  ihn  die  Menschen  noch  mehr  hassen  werden  und  will  das 
auch:  „Das  wird  mir  Erleichterung  bringen."  Er  möchte  damit  als  sein 
„Hauptziel"  erreichen,  dass  er  sich  selbst  vergeben  kann.  Darum  eben, 
sagt  er,  möchte  er  „unermessliches  Leid"  (596),  d.h.  die  „Bürde"  auf  sich 
nehmen.  Stawrogin  ist  sich  des  ganzen  Ausmaßes  seiner  Untat  an 
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Matrjoscha  voll  bewusst  und  möchte  geradezu,  dass  seine  Veröffent- 
lichung Hass  und  nicht  Mitleid  hervorruft.  Letzteres  könnte  er  nicht 
ertragen,  da  es  wieder  auf  ein  „Tauschgeschäft"  (Mitleid/Vergebung  für 
Reue)  hinaus  läuft.  Tichon  durchschaut  ihn  -  er  meint,  seine  Haltung 
wäre  noch  immer  von  Stolz  bestimmt  -  und  fordert  von  ihm  „aufrichtige 
Demut".  Nur  dann  könne  er  sich  vergeben  und  würde  auch  Vergebung  bei 
Gott  und  Christus  fmden.  Aus  Tichons  Sicht  liebäugelt  Stawrogin  im 
Grunde  nur  mit  einer  Großtat,  die  darin  bestehen  würde,  den  Hass  und 
Hohn,  den  Spott  und  die  Verdammung  durch  seine  Leser  zu  ertragen!  Die 
„Veröffentlichung"  sei  im  Grunde  so  nur  Ausdruck  seines  stolzen  Selbst- 
bewusstseins.  Stawrogins  Problem  ist  allerdings,  dass  er  sich  bewusst  ist, 
dass  er  doch  nie  im  Stande  wäre,  sich  selbst  vergeben  zu  können,  denn 
seine  „Sünde",  die  Tat  an  Matrjoscha,  ist  eine,  die  nie  und  nimmer 
vergeben  werden  kann,  für  die  es  keine  adäquate  Strafe  gibt,  und  er  lässt 
Tichon  dazu  aus  Matthäus  18,6  zitieren:  „Wer  aber  von  diesen  Kleinen, 
die  an  mich  glauben,  Ärgernis  gibt,  fur  den  wäre  es  besser,  dass  ihm  ein 
Mühlstein  an  den  Hals  gehängt  und  er  in  die  Tiefe  des  Meeres  versenkt 
würde."  Wenn  Dostojewski]  das  „Ärgernis"  mit  einer  Sünde  gleichsetzt, 
die  nicht  der  Vergebung  der  Sünden  durch  den  Kreuzestod  unterliegt,  die 
also  per  se  nicht  vergeben  werden  kann,  dann  vermengt  er  allerdings  den 
zitierten  Text  mit  einem  zweiten  Bibeltext.  Ich  zitiere  ein  Wort  Jesu  aus 
Matth.  12,32:  „Wer  aber  ein  Wort  sagt  wider  den  Heiligen  Geist,  fmdet 
keine  Vergebung,  weder  in  dieser,  noch  in  der  zukünftigen  Welt."^^ 
Dostojewskij  hat  immer  gesagt,  Kinder  seien  unschuldig  wie  Christus  und 
so  wird  diese  Gleichsetzung,  die  nicht  kirchlicher  Lehre  entspricht,  und 
ein  schweres  Vergehen  an  Kindern  mit  dem  Vergehen  „wider  den 
Heiligen  Geist"  gleichsetzt,  verständlich.  Tichon  widerspricht  dem  mit 
einem  weiteren  Bibelzitat,  niemand  kenne  die  Wege  Gottes,  -  „Wie  uner- 
forschlich  sind  seine  Ratschlüsse,  /  Wie  unergründlich  seine  Wege!  / 
Denn  wer  erfasst  die  Gedanken  des  Herrn?"  (Römer  11,33)  und 
wiederholt  seine  Sicht,  dass  Vergebung  unter  den  Voraussetzungen,  die  er 
genannt  hat,  möglich  ist:  „Ihre  Tat  wäre,  wenn  sie  in  Demut  geschähe, 
eine  große  christliche  Tat,  aber  nur,  wenn  Sie  sie  aushielten.  Sogar  wenn 
Sie  sie  nicht  aushielten,  würde  Ihnen  der  Herr  das  anfängliche  Opfer  wohl 
anrechnen.  Alles  wird  angerechnet  werden:  nicht  ein  einziges  Wort,  nicht 
eine  einzige  Regung  der  Seele,  nicht  ein  einziger  flüchtiger  Gedanke 
werden  verlorengehen.  "  Gott  erscheint  hier  als  eine  Art  himmlischer 
Buchhalter,  der  auf-  und  abrechnet  und  dann  Bilanz  zieht.  Dies  kann 
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Stawrogin  nicht  akzeptieren,  denn  seine  Untat  an  Matrjoscha  kann  nicht 
„aufgerechnet,  oder  „abgerechnet"  werden  und  in  einer  „Bilanz" 
Vergebung  finden  -  sie  verlangt  nach  Strafe.  Tichon  scheint  beim  Ab- 
schied genau  dies  zu  ahnen:  Er  sieht  ein  neues  „allerschrecklichstes 
Verbrechen"  voraus.  Stawrogin  bestätigt  es  ihm,  „Sie  haben  recht,  ich 
werde  es  vielleicht  nicht  aushaken  und  aus  Bosheit  ein  neues  Verbrechen 
begehen..."  Es  bleibt  allerdings  offen,  ob  damit  vielleicht  sein 
Selbstmord,  aus  religiöser  Sicht  ein  „schreckliches  Verbrechen",  als 
einzig  adäquate  Strafe  gemeint  ist. 

Stawrogin  scheint  sogar  den  Kreuzestod  Christi  in  Analogie  zu  einer 
finanziellen  Transaktion  zu  begreifen.  Denken  wir  an  die  Worte  Nikons: 
„Deines  Kreuzes,  Herr,  lass'  mich  nicht  unwürdig  sein"  und  an 
Stawrogins  vorangegangene  Worte  vom  „Lohn"  für  Nikons  Glauben 
sowie  an  seine  Vision  von  ewiger  Harmonie,  wofür  Propheten  sich  ans 
Kreuz  schlagen  ließen!  Damit  lässt  sich  jegliche  noch  so  schwere  Sünde 
gegen  die  ewige  Harmonie  aufrechnen.  An  die  Stelle  des  Geldes  als 
nivellierendes  Tauschmittel  tritt  die  für  Jedermann  und  alle  Zeiten  auf 
dem  Kreuzestod  Christi  beruhende  Vergebung  aller  Sünden,  die  für  jeden 
im  Tausch  gegen  ein  entsprechendes  Maß  an  Reue  zu  haben  ist.  Damit 
kann  sich  der  „Sünder"  die  ewige  Harmonie  sozusagen  „erkaufen".  In  den 
Brüdern  Karamasow  wird  dies  von  Iwan  Karamasow  wiederum  deutlich 
gemacht.  Stawrogin  kann  das  nicht  akzeptieren.  Der  Roman  endet  mit 
seinem  Selbstmord.  Die  Frage,  die  sich  hier  stellt,  ist  natürlich  die  nach 
Dostojewskijs  Glaubenszweifel,  die  sich,  wie  wir  annehmen  müssen, 
nicht  auf  Christus,  sondern  auf  Gottvater  beziehen.  So  wie  Kirillow  und 
Schatow  hat  auch  Dostojewskij  stets  an  Christus  geglaubt,  -  hat  er  aber, 
so  wie  die  beiden  und  auch  Stawrogin,  nicht  doch  immer  wieder  Zweifel 
an  seinem  Glauben  an  Gott  gehabt?!  Der  nivellierenden  Macht  des 
Geldes,  die  alles  käuflich  erscheinen  lässt,  entspricht  aus  christlicher  Sicht 
der  Kreuzestod  Christi  als  universelles  Tauschmittel  für  alle  Untaten,  - 
Freispruch  im  Tausch  gegen  Beichte,  Reue  und  Sühne.  Dies  scheint  nicht 
nur  Stawrogins,  sondern  auch  Dostojewskijs  Verständnis  in  den 
Momenten  seiner  Glaubenszweifel  gewesen  zu  sein.  Susan  McReynolds 
hat  in  ihrem  bahnbrechenden  Werk  Redemption  and  the  Merchant  God 
dafür  argumentiert  und  in  den  großen  Romanen  Dostojewskijs  reichlich 
Material  dafür  gefunden.  Stawrogin  suche  zuletzt  für  seine  Untat,  von  der 
er  sich  nicht  „loskaufen"  kann  und  will,  seine  Strafe  im  Selbstmord. 

Davor  steht  jedoch  noch  eine  andere  Passage,  die  man  als 
Kontrapunkt  zu  dem  sehen  kann,  was  der  Beichte  und  dem  Gespräch 
zwischen  Tichon  und  Stawrogin  zugrunde  liegt  -  diesem  Leben,  in  dem 
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der  Unglaube  den  Unterschied  zwischen  Gut  und  Böse  ausgelöscht  hat, 
das  keine  Demut,  und  keine  Vergebung  kennt.  Wo  Kemsätze  des 
christlichen  Glaubens  analog  zu  kommerziellen  Transaktionen  verstanden 
werden  und  ein  Gott,  der  seinen  Sohn  mitleidslos  geopfert  hat,  nun  im 
Gegenzug  als  Buchhalter  die  Taten  der  Menschen  abrechnet. 

Diese  andere  Passage  hat  Dostojewskij  dem  Vater  des  Revolutionärs 
Pjotr  Stepanowitsch,  Stepan  Trofimo witsch,  zugeordnet,  von  dem  er  in 
einem  Brief  gesagt  hat,  er  sei  „eine  Gestalt  von  nebensächlicher 
Bedeutung;  der  Roman  wird  gar  nicht  von  ihm  handeln;  doch  seine 
Geschichte  ist  mit  den  Hauptereignissen  des  Romans  so  eng  verknüpft, 
dass  ich  ihn  zum  Grundstein  des  Ganzen  nehmen  musste."^^  Dieser 
Stepan  Trofimowitsch  spricht  die  wohl  schönsten  und  einprägsamsten 
Worte  in  dem  Roman,  die  jeden  religiös  gestimmten  Menschen,  gleich 
welcher  Konfession  oder  Religion  ansprechen.  Sie  kommen  von  dem 
„anderen"  Dostojewskij,  dem  zutiefst  gläubigen  Menschen.  Nachdem  sich 
Stawrogins  Mutter  Warwara  Petrowna  von  ihm  getrennt  hat,  verfällt 
Stepan  Trofimowitsch  zusehends.  Er  entschließt  sich,  mit  einem  Bündel 
in  der  Hand  und  einem  Regenschirm  als  Schutz  seine  Stadt  zu  Fuß  wie 
ein  Pilger  auf  der  Landstraße  zu  verlassen.  In  einem  Dorfhaus,  an  einem 
See  gelegen,  findet  er  Unterschlupf.  Die  40  Rubel,  die  er  noch  hat, 
verschenkt  er  seiner  zufälligen  Begleiterin,  einer  frommen  Bibel- 
verkäuferin, die  ihn,  der  plötzlich  krank  geworden  ist,  in  seinen  letzten 
Tagen  betreut.  Hier  sind  seine  Worte: 

,„Meine  Freunde',  sagte  er,  ,Gott  ist  mir  schon  allein  deshalb  unentbehrlich, 
weil  Er  das  einzige  Wesen  ist,  das  man  ewig  lieben  kann...  Und  was  gibt  es 
Kostbareres  denn  die  Liebe!  Die  Liebe  ist  höher  als  das  Sein,  die  Liebe  ist  die 
Krone  des  Seins,  und  wie  wäre  es  möglich,  dass  das  Sein  ihr  nicht  Untertan 
wäre?  Wenn  ich  einmal  in  Liebe  zu  Ihm  entbrannt  bin  und  über  diese  meine 
Liebe  frohlocke  -  wie  wäre  es  möglich,  dass  Er  mich  und  meine  Freude 
auslöschte  und  uns  zu  einer  Null  macht?  Wenn  es  einen  Gott  gibt,  so  bin  auch 
ich  unsterblich!  Voilà  ma  profession  de  foi'."  (913,  PSS  X,  505) 

Bevor  man  aber  der  Begeisterung  über  diese  wunderbaren  Worte  freien 
Lauf  lässt,  sollte  man  sich  erinnern,  dass  Stepan  Trofimowitsch  wenige 
Seiten  davor  mit  Nachdruck  gestanden  hat:  „Oh,  meine  Freundin,  ich 
habe  mein  ganzes  Leben  lang  gelogen.  Sogar  dann,  wenn  ich  die 
Wahrheit  sagte.  Ich  habe  nie  um  der  Wahrheit  willen  gesprochen,  sondern 
nur  um  meiner  selbst  willen,  ...  es  könnte  sein,  dass  ich  auch  jetzt  lüge; 
wahrscheinlich  lüge  ich  auch  jetzt.  Die  Hauptsache  ist,  dass  ich  mir  selber 
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glaube,  wenn  ich  lüge.  Das  Allerschwerste  im  Leben  ist,  zu  leben  und 
nicht  zu  lügen...  und...  der  eigenen  Lüge  nicht  zu  glauben...''  (899f.) 
Aber  nicht  nur  das:  Unmittelbar  nach  seinem  „Glaubensbekenntnis" 
wiederholt  er:  „...J'ai  menti  toute  ma  vie,...  mein  ganzes,  ganzes  Leben 
lang!"  (913)  Das  lässt  sein  schönes  „Glaubensbekenntnis"  in  einem 
eigentümlichen  Licht  erscheinen,  es  sei  denn,  man  trennt  sein  vergan- 
genes Leben  von  seiner  jetzigen  Lebensbilanz  kurz  vor  dem  Tod  und 
weist  die  „Lüge"  dem  ersteren  zu!  Darauf  deuten  seine  letzten  Worte  vor 
dem  Tod  hin,  woraus  ich  noch  zwei  Sätze  zitieren  möchte:  „  Viel  mehr  als 
das  eigene  Glück  braucht  der  Mensch  das  Wissen  und  den 
immerwährenden  Glauben,  dass  es  irgendwo  ein  bereits  vollkommenes 
und  ruhevolles  Glück  gibt,  für  alle  und  für  alles...  Das  ganze  Gesetz  des 
menschlichen  Seins  besteht  allein  darin,  dass  der  Mensch  vor  dem 
unermesslich  Großen  das  Knie  beugen  kann."  (914)  Stepan 
Trofimowitsch  ist  todkrank.  Nach  diesen,  seinen  letzten  Worten  vergehen 
noch  drei  Tage,  berichtet  der  Erzähler,  bevor  er  in  tiefer  Bewusstlosigkeit 
stirbt.  Wir  sollten  diese  schönen  und  frommen  Worte  aber  im 
Romankontext  sehen,  um  nicht  ein  einseitiges  Bild  von  Dostojewskij  zu 
geben.  Dazu  sei  zitiert,  was  der  Revolutionär  Pjotr  Stepanowitsch,  der 
Sohn  des  Stepan  Trofimowitsch,  zu  diesem  Thema  sagt:  „Je  schlechter  es 
dem  Menschen  im  Leben  geht,  je  unterdrückter  oder  ärmer  ein  ganzes 
Volk  ist,  desto  hartnäckiger  träumt  es  vom  Lohn  im  Paradies,  und  wenn 
auch  noch  hunderttausend  Geistliche  das  Ihre  tun,  um  diesen  Traum,  auf 
den  sie  spekulieren,  anzufachen,  dann..."  (250)  In  dieser  Gegenüber- 
stellung erkennen  wir  wiederum  die  beiden  konträren  Aspekte,  die  nicht 
nur  diesen  Roman  prägen!  Ich  resümiere:  Der  Leser  wird  aus  den  Bösen 
Geistern  den  Schluss  ziehen,  dass  Mord  und  Selbstmord  in  Dostojewskij  s 
Weltbild  ein  Verstoß  gegen  die  sittliche  Weltordnung  sind,  die  nur 
solange  gewährleistet  ist,  wie  Mensch  und  Gesellschaft  an  ihre 
Begründung  in  Gott  glauben  und  an  diesem  Glauben  an  Gott  und  Christus 
festhalten.  Sonst  gerät  die  sittliche  Ordnung  in  Gefahr  relativiert  oder 
aufgehoben  und  durch  eine  „weltliche"  Ordnung,  die  im  Extremfall  auch 
Mord,  Totschlag  und  Selbstmord  zulässt,  ersetzt  zu  werden.  Stawrogin, 
der  den  Glauben  an  Gott  verloren  hat  und  nicht  mehr  den  Weg  zurück 
findet,  kehrte  einst  aus  der  Schweiz  nach  Russland  zurück.  Am  Ende  des 
Romans  hängt  er  als  „Bürger  des  Kantons  Uri",  wie  Dostojewskij  es 
formuliert,  an  einer  Seidenschnur  von  der  Decke.  Für  Dostojewskij  ist 
Ausland,  als  Symbol  für  eine  Welt,  die  weitgehend  den  Glauben  verloren 
hat,  gleichbedeutend  mit  Tod  -  siehe  u.  a.  Swidrigajlows  Selbstmord  in 
Verbrechen  und  Strafe,  der  von  ihm  selbst  als  Reise  nach  Amerika 
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bezeichnet  wird.  Stawrogin  wollte  sich  in  der  Schweiz  niederlassen  und 
wurde  Bürger  des  Kantons  Uri.  Damit  ist  er  fur  Russland  verloren,  denn 
er  hat  [den  russischen]  Gott  endgültig  aufgegeben  und  ist  im  Universum 
Dostojewskijs  dem  Tod  geweiht,  den  er  selbst  inszeniert.  Die  obige 
Analyse  hat  aber  noch  mehr  gezeigt. 

Dostojewskij  hat  in  keinem  Roman,  weder  vorher  noch  nachher,  so 
viel  von  sich  selbst  in  seine  Gestahen  hineingelegt.  Vom  Glaubenszweifel 
bis  hin  zum  Glaubensverlust,  der  Stawrogin  und  Kirillow  quält,  und  dem 
Ersatzglauben  an  einen  , russischen  Gott"  bei  Schatow,  vom  Weg  des 
idealistischen  Romantikers  Stepan  Trofimowitsch,  der  zum  Inspirator  der 
„Progressisten"  und  Nihilisten  wurde,  zum  Gottsucher,  der  zuletzt  im 
Angesicht  des  Todes  zu  Gott  zurückfindet  -  dies  alles  sind  Aspekte,  die 
der  Autor  selbst  erlebt  hat,  wenn  auch  nicht  ganz  auf  diese  Weise,  und  im 
Roman  etwas  überspitzt  dargesteUt  hat.  Gott  hat  auch  Dostojewskij  sein 
Leben  lang  gequäh,  bekannte  er  doch  selbst,  er  sei  „еш  Kind  seiner  Zeit, 
ein  Kind  des  Unglaubens  und  der  Zweifelsuchf  und  fugte  hinzu,  er  wisse, 
dass  er  dies  ,,auch  bis  an  sein  Lebensende  bleiben''  werde.  Er  bekannte, 
dass  er  sich  nach  dem  Glauben  sehnte,  je  mehr  er  Gegenbeweise  hatte. 
Die  Glaubenszweifel,  die  sein  ganzes  Leben  begleiteten,  haben  ihren 
Ursprung  wohl  in  der  „Tauschlogik"  der  modernen  Geldwirtschaft,  die 
Simmel  als  erster  so  gut  beschrieben  hat  und  deren  Wirkung  Dostojewskij 
so  intensiv  im  eigenen  Leben  erfahren  musste.  Er  konnte  nicht  umhin, 
ihren  Wirkungsmechanismus  auch  im  christlichen  Erlösungsmythos 
wahrzunehmen.  Nichtsdestoweniger  können  wir,  meine  ich,  annehmen, 
dass  die  schönen  Worte  des  Stepan  Trofimowitsch  Dostojewskijs  innerste 
Überzeugung  ausdrücken,  eine  Sicht,  in  der  er  Trost  fand,  -  trotz  aller 
Zweifel,  die  ihn  wiederholt  bedrängten.  Alle  eben  erwähnten  Personen  im 
Roman  finden  auf  unterschiedliche  Weise  den  Tod.  Wollte  der  Autor 
damit  seiner  eigenen  „dunklen"  Seite  eine  Absage  erteilen,  -  dazu 
gehören  Glaubenszweifel,  die  Unfähigkeit,  Maß  zu  halten,  der  Drang,  in 
allem  an  die  äußerste  Grenze  zu  gehen  (alles  Selbstbekenntnisse  des 
Autors),  wobei  alle  vier  Personen,  von  denen  hier  die  Rede  war,  diese 
Eigenschaften  ѵегк0фет  und  den  Tod  finden?  Jedenfalls  müssen  wir 
feststellen,  dass  sich  in  diesen  vier  Personen  die  Innerlichkeit"  des 
Autors  selbst  in  ihrer  ganzen  Widersprüchlichkeit  manifestiert''^^  Als 


Horst-Jürgen  Gerigk  hat  in  seinem  Aufsatz  Stawrogins  kreativer  Nihilismus. 
Dostojewskijs  Paradoxon  in  den  ,Dämonen  '.  (1997)  dargelegt,  dass  in  den  Gestalten  Kirillow, 
Schatow  und  Werchowenskij  junior  „die  Innerlichkeit  Stawrogins"  in  die  Wirklichkeit 
umgesetzt  werde.  Dies  ist  meiner  Ansicht  nach,  wie  obige  Analyse  zu  zeigen  suchte,  zu  kurz 
gegriffen.  Der  Schlüssel  zu  diesem  Roman  liegt  in  Dostojewskijs  eigener  Problemlage,  die  er 
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Einziger  entkommt  der  schlimmste  der  „bösen  Geister"  dem  Tod,  -  ihr 
Verführer  und  Anführer  Werchowenskij  jun.  Er  reist  ab  in  Richtung  der 
Hauptstadt  St.  Petersburg.  Das  ultimativ  Böse  bleibt  so  in  Dostojewski] s 
Welt  vorläufig  erhalten.  Es  wird  da  weiter  sein  Unwesen  treiben.  Kann 
man  dies  vielleicht  so  verstehen,  dass  sich  Dostojewski]  bewusst  war,  es 
würde  auch  in  ihm  selbst  weiter  wirksam  sein? 


in  verschiedene  Gestalten  auseinandergelegt  hat.  Gerigks  Aufsatz  erschien  in:  Life  and  Text. 
Essays  in  Honour  of  Geir  Kjetsaa  on  the  Occasion  of  his  60th  Birthday.  Edited  by  Erik 
Egeberg  et  al.  Oslo  1997:  133-145.  Nachdruck  in:  Geist  und  Literatur.  Modelle  in  der 
Wehliteratur  von  Shakespeare  bis  Celan.  Herausgegeben  von  Edith  Düsing  und  Hans-Dieter 
Klein.  Mit  einer  Einleitung  von  Annette  und  Linde  Simonis.  Würzburg:  Königshausen  und 
Neumann  2008:  155-165 
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Smerdjakov's  Suicide  Note 


1. 

„Smerdjakov's  suicide  note,  like  everything  he  says,  has  a  touch  of 
semiliterate  about  it  and  is  not  quite  grammatical".  This  is  how  Victor 
Terras  comments  on  Smerdjakov's  last  words  in  his  Karamazov 
companion  (Terras  1981.  397).  Victor  Terras'  comment  is  an  understate- 
ment: besides  grammatical  awkwardness,  there  is  also  a  well-calculated 
ambiguity  in  Smerdjakov's  note,  which  contains  two  messages  -  one  of 
them  intended  for  his  half-brother  and  former  spiritual  tutor,  Ivan 
Karamazov,  and  the  other  for  the  general  public. 

The  exact  wording  of  the  note  is:  „Истребляю  свою  жизнь  своею 
собственною  волей  и  охотой,  чтобы  никого  не  винить"  (PSS  15.  85, 
22f).  Its  first  reading  is  reflected  in  the  English  translation  of  Constance 
Gamett:  „I  destroy  my  life  of  my  own  will  and  desire,  so  as  to  throw  no 
blame  on  anyone"  (BK  Gamett,  346).  In  this  reading,  the  note  is  perfectly 
grammatical,  although  somehow  pleonastic  („своею  собственною  волей 
и  охотой").  This  is  probably  the  inteфretation  adopted  automatically  by 
most  readers  of  Dostoevskij's  Russian  original.  In  the  world  of  the  novel, 
however,  this  reading  is  accessible  exclusively  to  Smerdjakov's  half- 
brother  Ivan,  since  he  is  the  only  person  to  know  that  the  servant  holds 
him  responsible  for  the  killing  of  their  father  Fedor  Pavlovic.  In  his 
interviews  with  Ivan,  Smerdjakov  had  constantly  invoked  the  common 
ground  allegedly  shared  by  him  and  his  half-brother,  thereby  creating  a 
sense  of  false  familiarity  between  them.  His  suicide  note  is  a  last  move  in 
this  game:  by  packing  into  it  a  meaning  that  is  decodable  only  for  Ivan, 
Smerdjakov  manages  even  beyond  his  death  to  preserve  the  atmosphere 
of  conspiracy  that  links  him  to  his  half-brother. 

For  those  who  believe  Smerdjakov  to  have  passed  the  night  of  the 
murder  in  bed  next  to  the  room  of  Grigorij  and  Marfa,  paralysed  by  an 
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epileptic  fit  (this  is  the  majority  of  the  novel's  characters),  the  only 
possible  reading  is  the  one  reflected  in  the  translation  of  David  Magar- 
shak:  'I  put  an  end  to  my  life  of  my  own  free  will  and  no  one  should  be 
blamed  for  it.'  (BK  Magarshak,  766).  Translated  thus,  Smerdjakov's 
words  are  quite  typical  of  suicide  notes  of  the  time,  as  shown  by  two 
examples  from  Irina  Papemo's  book  on  Suicide  as  a  Cultural  Institution 
in  Dostoevsky's  Russia:  Я  написал  бы  „в  смерти  моей  никого  не 
винить,"  -  но  чувствую,  что  эта  стереотипная  фраза  мне  не  к  лицу; 
Избитая  фраза:  в  смерти  никого  не  винить,  отправился  на  тот  свет 
по  собственному  желанию  (Рарето  1997.  274,  277;  emphasis  added). 
Dostoevsky  uses  this  stereotype  in  Stavrogin's  suicide  note:  Никого  не 
винить,  я  сам  (PSS  10.  516.  4f). 

If  we  follow  the  first  reading  of  the  note,  чтобы  introduces  a  final 
clause  directly  subordinated  to  the  main  clause  Истребляю  свою  жизнь 
своею  обственною  волей  и  охотой.  The  causal  connection  holds 
between  the  propositional  content  of  the  two  clauses:  Smerdjakov  kills 
himself  because  he  does  not  want  to  blame  on  Ivan  his  killing  of  Fedor 
Pavlovic.  Чтобы  functions  here  as  a  semantic  connective.  If  we  follow 
the  second  reading,  the  final  clause  introduced  by  чтобы  modifies  not  the 
propositional  content  of  the  first  clause,  but  the  speech  act  that  Smerdja- 
kov performs  by  writing  it  down.  The  meaning  of  the  note  becomes  clear 
if  we  imagine  Smerdjakov  introducing  it  by  an  overt  performative  like 
Заявляю,  что...:  I  leave  this  message  because  I  do  not  want  anybody  to  be 
accused  of  murdering  me.  In  this  case,  чтобы  is  a  pragmatic  connective 
(Van  Dijk  1979):  it  links  not  one  proposition  to  another,  but  a  speech  act 
to  a  proposition.  Another  way  to  put  this  would  be  to  say  that  in  the 
second  reading,  there  is  between  the  first  and  the  second  clause  of 
Smerdjakov's  suicide  note  a  shift  from  the  communicative  to  the 
metacommunicative  level,  with  чтобы  serving  as  a  bridge  between  them. 

This  type  of  pragmatic  connection  is  not  uncommon  in  Russian;  here 
are  some  examples  from  contemporary  usage  (source:  Paduceva  1985. 
46):  Где  Иван,  a  то  им  начальство  интересовалось;  Если  хочет,  я  там 
вообще  не  был;  Пока  я  не  забыл,  куда  ты  положил  словари?  Чтобы 
не  спутать,  в  котором  часу  завтра  собрание?  There  are  also  many 
interesting  examples  in  Dostoevskij's  work.  In  The  Idiot,  Ferdyscenko 
speaks  the  following  words  to  Count  Myskin:  Я  пришел  вас 
предупредить:  во-первых,  мне  денег  взаймы  не  давать,  потому  что  я 
непременно  буду  просить  (PSS  8.  79.  441).  This  example  offers  а  nice 
illustration  of  the  mechanism  underlying  the  passage  from  the  semantic  to 
the  pragmatic  use  of  connectives:  if  we  discard  the  introductory  phrase  Я 


Smerdjakov's  Suicide  Note 


147 


Пришел  вас  предупредить,  i.e.  if  we  view  мне  денег  взаймы  не  давать 
not  as  а  complement  to  предупредить,  but  as  an  autonomous  modal 
infinitive  („don't  lend  me  money"),  the  connective  потому  что  must  be 
inteфreted  pragmatically.  Our  next  example  is  fi-om  Snegirev's  first 
dialogue  with  Alesa:  Нет,  однако,  мог  возбудить  столь  любопытства, 
ибо  живу  в  обстановке,  невозможной  для  гостеприимства  (PSS  14. 
182.  9f).  Again,  the  meaning  becomes  clear  if  we  supply  the  missing 
performative  „Since  I  am  not  in  a  position  to  receive  guests,  /  ask  you 
why  you  have  called  on  me".  Ivan's  interviews  with  Smerdjakov  provide 
us  with  two  more  examples  of  pragmatic  connectives:  Я  завтра  в  Москву 
уезжаю,  если  хочешь  это  знать  (PSS  14.  249.  40;  spoken  by  Ivan 
Karamazov  to  Smerdjakov)  and  An  вот  вы-то  и  убили,  коль  так  (PS S 
15.  59.  25;  spoken  by  Smerdjakov  to  Ivan  Karamazov).  All  cases  occur  in 
dialogues,  which  is  probably  no  coincidence:  the  construction  has  a 
distinctly  colloquial  ring  to  it. 

To  almost  all  of  the  novel's  characters,  it  is  the  second  and  not  the 
first  reading  of  Smerdjakov's  suicide  note  that  makes  more  sense.  But  this 
reading,  preferable  as  it  may  be  from  a  logical  point  of  view,  poses  a 
grammatical  problem:  the  zero  subject  of  the  infinitive  винить  has  the 
wrong  controller  (or  rather  no  controller  at  all).  The  subject  of  the 
underlying  performative  phrase  is  the  author  of  the  note  (i.e.  Smerdja- 
kov), the  subject  of  винить  the  people  who  could  (and  should  not)  accuse 
somebody  else  of  his  alleged  murder.  This  is  why  Smerdjakov's  suicide 
note  sounds  „not  quite  grammatical"  -  not  just  to  Victor  Terras,  whose 
statement  was  quoted  at  the  beginning  of  this  paper,  but  also  to  the  public 
prosecutor  Ippolit  Kirillovic  (PSS  15.  141,  21-25):  Повесившись, 
оставил  записку,  писанную  своеобразным  слогом:  „Истребляю  себя 
своею  волей  и  охотой,  чтобы  никого  не  винить".  Ippolit  Kirillovic 
goes  on:  Ну  что  б  ему  прибавить  в  записке:  убийца  я,  а  не  Карамазов. 
Но  этого  он  не  прибавил:  на  одно  совести  хватило,  а  на  другое  нет? 

The  public  prosecutor's  remark  makes  clear  another  aspect  of  the 
meaning  of  Smerdjakov's  suicide  note:  in  its  second  reading,  it  triggers 
the  inference  (the  impi feature)  that  Smerdjakov  is  not  the  murderer;  and 
this,  in  turn,  implies  that  he  holds  somebody  else  responsible  for  the 
killing  of  Fedor  Pavlovic.^  Thus,  the  second  reading  of  Smerdjakov's 
suicide  is  not  just  distinct,  but  in  fact  quite  opposed  to  the  first:  the  first 
denies  its  autor's  wish  to  blame  anybody,  the  second  is  an  indirect 
accusation. 


^  This  has  been  already  noted  by  Morson  1986.  240. 
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2. 

The  peculiarity  of  Smerdjakov's  suicide  note  stands  out  even  more  cleariy 
if  we  compare  it  to  the  note  Dmitrij  Karamazov  holds  out  to  Petr  ІГіс 
Perxotin  just  before  his  departure  for  Mokroe:  „Казню  себя  за  всю 
жизнь,  всю  жизнь  мою  наказую!"  (PSS  14.  364.  12).  This  note  consists 
of  two  clauses,  too,  but  the  logical  relation  between  them  is  quite 
transparent:  the  second  clause  repeats  the  content  of  the  first.  The  fact  that 
Dmitrij  calls  his  note  a  „riddle"  is  just  one  more  proof  of  his  naivety. 
Compared  to  Smerdjakov's,  this  note  has  nothing  mysterious  about  it,  and 
its  translation  poses  no  particular  problems:  the  English  versions  of 
Gamett  and  Magarshak  agree  with  each  other  almost  word  for  word:  „I 
punish  myself  for  my  whole  life;  my  whole  life  I  punish!"  (BK  Gamett, 
213);  „Гт  punishing  myself  for  my  whole  life,  my  whole  life  I  punish!" 
(BK  Magarshak,  474).  On  the  other  side,  the  chiastic  arrangement  of  the 
key  words  (казню  ...  жизнь  ...  жизнь  ...  наказую)  and  the  rhythmic 
texture  give  Dmitrij' s  note  a  certain  poetic  flavour  that  is  the  exact 
opposite  of  the  bureaucratic  clumsiness  in  Smerdjakov's  last  words. 

The  insidious  ambiguity  of  Smerdjakov's  suicide  note  and  the 
bragging  despair  of  Dmitrij' s  are  both  perfect  expressions  of  their 
character.  Both  notes  were  certainly  composed  very  carefully  by 
Dostoevskij,  who  was  an  avid  reader  and  an  astute  analyst  of  suicide 
notes  (Papemo  1997,  Shneidman  1984).  There  is  no  doubt  that  the 
ambiguity  of  Smerdjakov's  note  was  intended  by  the  author  of  the  novel. 
But  are  we  to  believe  that  it  entered  Smerdjakov's  intentions  as  well? 

It  would  be  rash  to  answer  this  question  only  in  the  affirmative. 
Smerdjakov  „embodies",  according  to  G.  S.  Morson,  „anomaly  to  all 
possible  systems"  (Morson  1986.  234).  An  aspect  of  this  anomaly  is  that 
it  is  difficult,  if  not  impossible  to  draw  a  sharp  line  between  what  he  does 
intentionally  and  what  happens  to  him  by  accident.  His  epilepsy  attack  in 
the  night  of  the  murder  (first  feigned,  then  real)  is  a  pertinent  case  in 
point.  True,  Smerdjakov  shows  a  remarkable  „ability  to  manipulate 
language":  he  „simply  outmaneuvers  Ivan  in  their  verbal  duels"  (Morson 
1986.  240).  But  here  again,  he  can  feel  manipulated,  too,  because  it  was 
in  the  first  place  Ivan  who  made  him,  a  person  of  exemplary  honesty  up  to 
then,  consider  murder  and  theft  as  permissible.^ 

So  let  us  leave  the  question  of  intentionality  open  and  limit  ourselves 
to  the  observation  that  already  at  his  first  appearance  in  the  novel, 

^  The  „duality  of  voices"  inherent  in  many  of  Smerdjakov's  words  has  recently  been 
pointed  out  by  Lee  Johnson  (2004.  77f). 
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Smerdjakov  betrays  a  preoccupation  with  the  linguistic  mechanism  that 
he  (be  it  consciously  or  unconsciously)  exploits  in  his  last  words.  Chapter 
7  of  Book  Three  is  called  Контроверза.  In  this  chapter,  the  two  servants 
of  Fedor  Pavlovic,  Grigorij  (Vasil'evic  Kutuzov)  and  (Pavel  Fedorovic) 
Smerdjakov,  argue  about  a  Russian  soldier  who  was  taken  prisoner  in 
Asia  and  had  rather  preferred  to  be  flayed  alive  than  to  renounce  his 
Christian  faith.  Smerdjakov  refuses  to  recognize  the  value  of  the  soldier's 
act  of  martyrdom  and  supports  his  point  with  a  whole  array  of  arguments. 
In  fact,  he  goes  even  so  far  as  to  contend  that  renouncing  Jesus  Christ  in 
this  situation  would  be  no  sin  at  all.  The  way  by  which  he  arrives  to  this 
strange  conclusion  is  quite  remarkable:  Ибо  едва  только  я  скажу 
мучителям:  „Нет,  я  не  христианин  и  истинного  бога  моего 
проклинаю",  как  тотчас  же  я  самым  высшим  божьим  судом 
немедленно  и  специально  становлюсь  анафема  проклят  и  от  церкви 
святой  отлучен  совершенно  как  бы  иноязычником,  так  даже,  что  в 
тот  же  миг-с  -  не  то  что  как  только  произнесу,  а  только  что  помыслю 
произнести,  так  что  даже  самой  четверти  секунды  тут  не  пройдет-с, 
как  я  отлучен,  -  так  или  не  так,  Григорий  Васильевич?  [...]  А  коли  я 
уж  не  христианин,  то,  значит,  я  и  не  солгал  мучителям,  когда  они 
спрашивали:  ,Дристианин  я  или  не  христианин",  ибо  я  уже  был 
самим  богом  совлечен  моего  христианства,  по  причине  одного  лишь 
замысла  и  прежде  чем  даже  слово  успел  мое  молвить  мучителям 
(PSS  14.  118,25-33;  119,  16-20). 

In  J.  R.  Searle's  well-known  classification  of  speech  acts,  the 
utterance  „Нет,  я  не  христианин  и  истинного  бога  моего  проклинаю" 
is  а  declaration.  Declarations  are  speech  acts  „which  effect  immediate 
changes  in  the  institutional  state  of  affairs  and  which  tend  to  rely  on 
elaborate  extra-linguistic  institutions",  e.g.  excommunicating,  declaring 
war,  christening,  firing  from  employment  (Levinson  1983.  240).  In  other 
words,  a  declaration  is  a  proposition  that  can  (under  the  appropriate 
circumstances)  acquire  a  positive  truth  value  just  by  virtue  of  being 
uttered  -  a  speech  act  whose  propositional  content  is  the  speech  act  itself 
Smerdjakov's  fallacy  rests  on  the  assumption  that  this  unity  is  only 
apparent:  he  suggests  that  in  the  speaker's  mind,  the  proposition  predates 
the  speech  act.  By  this  sleight  of  hand,  Smerdjakov  manages  to  transform 
the  declaration  into  a  representative  utterance,  i.e.  into  a  simple  factual 
statement.  The  same  kind  of  reasoning  is  at  work  in  his  suicide  note,  in 
which  the  final  clause  чтобы  не  винить  никого  acquires  а  completely 
different  meaning  according  to  whether  it  is  connected  to  the  speech  act 
or  to  the  propositional  content  of  the  preceding  clause.  In  his  argument 
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with  Grigorij,  Smerjakov  artificially  separates  a  speech  act  from  its 
propositional  content  to  build  a  fallacious  argument;  in  his  suicide  note, 
he  (deliberately?)  overlooks  their  separation  to  produce  an  ambiguous 
utterance. 

The  analogy  between  Smerdjakov's  argumentation  in  the  Chapter 
Контроверза  and  his  suicide  note  can  be  supported  by  two  more 
arguments.  The  first  of  them  is  that,  on  the  symbolic  level,  the 
renouncement  of  Christ  can  be  considered  as  spiritual  suicide.  The  second 
argument  has  to  do  with  the  fact  that  there  is  after  all  a  reading  that  does 
away  with  the  ambiguity  of  Smerdjakov's  suicide  note:  we  could  regard 
истребляю  as  a  performative  verb.  Then,  the  suicide  note  becomes  an 
explicit  performative  utterance,  and  the  possibility  to  add  yet  another 
performative  with  which  the  connective  чтобы  could  be  linked 
disappears.  Of  course,  this  means  to  transform  Smerdjakov  into  a  kind  of 
supernatural  being  who  is  able  to  kill  somebody  (including  himself)  just 
by  the  force  of  his  word  -  an  idea  that  contradicts  the  fact  that  he  was 
found  hanged  but  that  seems  not  so  far  fetched  after  all  if  we  remember 
his  close  connection  with  Ivan's  devil.  Thus,  the  explicit  performative 
utterance  Нет,  я  не  христианин  и  истинного  бога  моего  проклинаю 
prefigures  the  suicide  note  because  renouncement  of  faith  is  a  kind  of 
spiritual  suicide,  and  the  suicide  note  harks  back  to  the  renouncement 
formula  since  it  is  so  built  that  it  can  be  disambiguated  only  at  the  cost  of 
being  transformed  into  an  explicit  performative  utterance. 
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The  Role  of  Goethe's  Faust 
in  Dostoevsky' s  Opus 


Dostoevsky  never  failed  to  appreciate  Goethe's  greatness  as  man  and 
artist.  He  included  the  German  poet  in  the  short  list  of  authors  he 
considered  to  be  required  reading,  usually  placing  him  alongside 
Shakespeare.  Of  all  of  Goethe's  works,  Faust  made  the  most  profound 
impression  on  Dostoevsky.  He  read  it  in  German  for  the  first  time  when 
he  was  seventeen.  While  most  of  his  Russian  contemporaries  had  a 
negative  view  of  Faust  II,  Dostoevsky  knew  and  appreciated  both  parts  of 
this  work.  He  made  explicit  and  implicit  references  to  Goethe's  Faust  in 
several  of  his  novels,  most  notably  in  Crime  and  Punishment,  Devils,  Jlie 
Adolescent,  and  The  Brothers  Karamazov. 

The  most  frequently  made  connection  between  Goethe  and  Dosto- 
evsky concerns  Faust  and  Ivan  Karamazov.  Ivan  is  called  "a  Russian 
Faust,"  but  also  "a  Russian  anti-Faust."^  One  phrase  points  to  the 
similarities  between  the  two  characters,  the  other  touches  on  their 
differences.  Although  of  crucial  significance,  this  connection  has  been 
insufficiently  understood.  For  this  reason,  my  central  preoccupation  in 
this  essay  will  be  with  the  nature  of  striving  which  motivates  Faust  - 
more  generally,  Faust's  striving  as  a  symbol  of  Western  civilization  -  and 
Dostoevsky' s  reaction  to  it.  After  some  preliminary  consideration  in 
Section  I,  I  will  concentrate  on  what  I  call  "the  curse  of  Faust"  -  the 
tension  between  our  endless  striving  toward  the  highest  ideals  and  values, 
and  our  continually  frustrated  efforts  to  realize  them.  How  did  Goethe 
and  Dostoevsky  attempt  to  resolve  this  paradoxical  tension  that  almost 


^  André  von  Gronicka.  The  Russian  Image  of  Goethe,  vol.  2  (Philadelphia:  University  of 
Pennsylvania  Press,  1985).  117-21. 
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defines  our  human  condition?  Was  Dostoevsky's  resolution  close  to  the 
spirit  of  Goethe,  or  did  he  turn  away  from  his  great  predecessor? 

I 

Goethe  denied  that  there  is  one  single  thought  that  captured  the  spirit  of 
his  Faust,  but  many  commentators  trust  that  the  essence  of  this 
masteфiece  is  contained  in  the  idea  of  human  striving  {Streben)}  The 
three  basic  questions  with  regard  to  Faustian  striving  are:  What  drives  this 
striving?  Is  it  restrained  in  any  way?  Toward  what  is  this  striving 
directed? 

Faust's  striving  -  perhaps  all  human  striving  -  is  driven  not  only  by  a 
sheer  animal  impulse  to  sustain  existence,  but  also  by  a  profound 
confusion  with  regard  to  human  identity  and  goal  of  our  existence.  Faust 
initially  believes  that  he  is  God-like.  With  his  numerous  gifts  and 
enormous  knowledge,  Faust  feels  that  he  is  even  more  God-like  than 
other  people.  Yet  his  existence  is  empty  and  he  is  completely  devastated 
when  told  by  the  Spirit:  "'Du  gleichst  dem  Geist,  den  du  begreifst,  Nicht 
mir''  (You  equal  the  spirit  you  comprehend,  Not  me";  Faust  I,  512-13).^ 

Toward  what  is  this  search  for  identity  ultimately  driven?  Faust  is  the 
symbol  of  humanity  striving  toward  self-realization.  In  Goethe's  words, 
"Above  all  the  virtues  one  thing  rises:  the  ceaseless  striving  upward,  the 
struggle  with  ourselves,  the  insatiable  desire  to  go  forward  in  purity,  in 
wisdom,  in  goodness,  in  love.""^ 

This  striving  assumes  two  fundamental  forms:  the  search  for  all- 
encompassing  knowledge  of  the  world  ("Faust  proper"),  or,  more 
radically,  the  project  to  reshape  and  -  ultimately  -  gain  mastery  over  the 
world  (Faust  as  Prometheus).  Ivan  is  possessed  by  this  striving  in  both 
senses.  What  drives  his  striving  is  what  he  calls  "indecent  thirst  for  life," 

"  For  further  discussion,  see  Walter  Kaufmann,  From  Shakespeare  to  Existentialism 
(Garden  City,  N.J.:  Doubleday,  1960),  51-59,  esp.  53.  See  also  John  Armstrong,  Love,  Life, 
Goethe:  Lessons  of  the  Imagination  from  the  Great  Poet  (New  York:  Farrar,  Straus  and 
Giroux,  2006),  383-421.  According  to  Erich  Heller,  "Goethe  was  possessed  by  two 
oveфowering  and  paradoxical  intuitions:  that  man's  being  was  definable  only  through  his 
incessant  striving  to  become  what  he  was  not  yet  and  was  yet  meant  to  be;  and  that  in  thus 
striving  he  was  in  extreme  danger  of  losing  himself  through  his  impatient  and  impetuous 
ignorance  of  what  he  was";  "Faust's  Damnation:  The  Morality  of  Knowledge,"  in  Heller,  77?^ 
Artist's  Journey  Into  the  Interior  (New  York:  Random  House,  1959),  31-32. 

^  1  will  rely  mostly  on  Walter  Kaufmann's  translation:  Goethe's  Faust,  Parts  1  and  II 
(Garden  City:  Doubleday,  1961). 

^  Quoted  from  Albert  Schweitzer,  Goethe:  Five  Studies  (Boston:  Beacon  Press,  1961),  57. 
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and  he  claims  to  be  strhing  toward  justice,  toward  a  world  in  which  there 
will  be  no  suffering  of  the  innocent.  Ivan  himself  is  a  Faust  proper,  but 
\\'hen  change  is  needed,  he  has  the  Grand  Inquisitor  (in  his  thoughts)  and 
Smerdayako\'  (in  his  suiTounding). 

Ivan  also  has  his  Mephistopheles.  the  de\'il  who  visits  him  in  his 
chamber.  Yet  h  an's  de\il  appears  not  before  h'an's  adventure,  not  to 
strike  a  deal  with  him  and  get  him  out  of  his  study,  as  was  the  case  with 
Faust,  but  after  the  main  course  of  events  in  the  no\'el  has  already  taken 
place.  Ignoring  for  the  second  the  relevant  theological  implications  of 
this  difference,  we  can  say  that  the  presence  of  the  de\'il  means, 
minimally,  that  Dostoe\"sky.  like  Goethe,  recognizes  the  unfathomable 
dualiU"  of  human  nature.  \Mien  Faust  says  that.  "Two  souls,  alas,  are 
dwelling  in  my  breasf  (Faust  I.  1110).  this  is  primarily  intended  as  the 
reflection  of  his  relationship  with  Mephistopheles.  h'an  could  say  the 
same  thing  as  Faust,  although  this  dualit}^  does  not  square  well  with  his 
"Euclidian  mind."  Something  else,  however,  is  of  more  importance  here; 
even  if  not  for  h'an.  then  surely  for  Dostoe^  sky  and  his  message  to  his 
readers. 

Dostoevsky  already  explored  the  relationship  of  Faust  and  Mephisto- 
pheles in  two  novels:  Crime  and  Pimishinenî,  and  Devils.  In  the  fomier. 
Raskolnikox'  is  the  stri\ing  Faust,  and  his  Mephistopheles  is  Svidrigailov. 
As  in  Goethe's  work,  the  Mephistophelian  is  the  spirit  of  negation.  \\Ъеп 
he  first  appeared  in  Raskolnikov's  garret,  if  asked  the  question:  "Who  are 
you?"  S\'idrigailo\'  could  have  characterized  himself  -  with  the  original 
Mephistopheles  -  as:  "Part  of  that  force  which  would  Do  evil  evermore, 
and  yet  creates  the  good"  {Faust  I.  1336-37).  Yet  the  significant 
de\"iation  from  Goethe's  Faust  begins  already  in  this  work:  Raskolnikov 
is  saved  -  not  by  his  Mephistopheles.  who  commits  suicide,  but  by  his 
Gretchen.  Sonia." 

In  Devils,  the  relationship  of  Faust  and  Mephistopheles  is  further 
modified.    Stavrogin  is  Faust  and  Peter  Verkliovenski  is  his  Mephisto- 

According  to  УОП  Gronicka.  орт.  cit.  (132-33).  "By  the  time  [Dostoevsk}"]  turned  to  his 
first  masteфiece.  Gretchen  had  replaced  Mignon  as  model  and  inspiration.  Gretchen  the 
injured  and  insulted  innocent,  the  self-sacrificing  \ictim  of  a  selfish  lover  to  whom  she  gives 
herself  bod\-  and  soul.  Sonia  Marmelado\"a.  the  heroine  of  Cn??ie  and  Pimishmem.  is 
Dostoevski's  Gretchen  -  of  course,  not  as  a  mechanical  copy  of  Goethe's  figure,  but  as  a 
t\-pically  Dostoevskian  ■\"ariation"  on  and  amplification  and  intensification  of  salient  traits  of 
the  model.  Gretchen" s  naiveté  reappears  in  Sonia  as  a  child-likeness  belying  her  eighteen 
>"ears.  as  an  innocent  girlishness  that  Dostoevski  explicitly  singles  out  as  an  "especially 
characteristic  trait".  Sonia" s  love  for  Raskolnikov  and  her  willingness  to  share  his  fate,  to 
■follo\\"  [him]  even. where  -  into  exile  I  go  you  .  are  a  topical  "Sreigerimg'  of 
Gretchen" s  self-surrendermg  lo\  e  for  Faust."" 
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pheles.  At  the  end  of  the  novel,  Peter  is  on  the  run  while  Stavrogin  is  not 
saved  but  commits  suicide.  More  importantly,  the  real  devil  is  not  Peter  - 
although  he  does  represent  the  spirit  of  negation  -  but  Stavrogin.  Because 
his  tutor,  Stepan  Trofimovich  Verkhovenski,  raised  the  fatherless 
Stavrogin  to  aspire  toward  the  highest  ideals,  the  young  Stavrogin  is 
extraordinarily  gifted:  physically  and  mentally.  He  is  strong  enough  to 
wrestle  a  bear,  but  also  fearless.  Stavrogin  is  the  man  who  dares  to  do 
whatever  he  wishes  to  do;  he  is  the  superman  Raskolnikov  dreamt  of 

As  the  end  of  the  novel  reveals,  Stavrogin  is  also  a  human  cripple. 
With  his  perverted  gifts  and  the  influence  he  exerts  on  others,  Stavrogin 
and  those  around  him  like  the  biblical  herd  of  swine  succumb  to  self- 
destruction  (Luke  8:32-37).  Even  if  the  "great  idea"  of  his  teacher  Stepan 
Trofimovich  -  who  compares  himself  with  "the  pagan  Goethe"  -  will  not 
help  them,  on  his  deathbed  Trofimovich  realizes  that  the  highest  idea  is 
presented  through  the  love  and  humility  that  Jesus  preached. 

In  the  character  of  Stavrogin  Dostoevsky  clearly  formulated  for  the 
first  time  why  the  ideal  of  Faust  is  the  central  puzzle  -  and  not  just  the 
central  preoccupation  -  of  Western  civilization.  The  real  dangers, 
Dostoevsky  came  to  believe,  are  not  the  petty  devils  of  negation,  which 
may  or  may  not  end  up  serving  the  good.  The  real  problems  are  those  who 
believe  that  they  are  putting  their  lives,  efforts,  and  dreams  in  the  name  of 
progress  for  all,  in  the  name  of  liberation  of  their  society,  or  even  all 
humanity.  As  the  old  proverb  goes,  "The  road  to  hell  is  paved  with  good 
intentions."^ 

Although  this  message  is  delivered  with  force  in  the  Devils,  it  is 
presented  even  more  impressively  in  The  Brothers  Karamazov.  Ivan  is  an 
improved  version  of  the  Faust-Devil  figure,  for  he  retains  more  humanity 
than  Stavrogin,  who  defiles  himself  and  anyone  around  him  in  numerous 
ways.  Ivan  also  possesses  a  stronger  desire  to  live  and  will  not  attempt  to 
escape  reality  by  committing  suicide.  In  the  section,  "Ivan's  Nightmare" 
(Bk.  XI,  Ch.  9),  Ivan's  devil  also  distances  himself  from  Mephistopheles: 
"I  am  probably  the  only  being  in  all  nature  who  loves  the  truth  and  wishes 


^  According  to  Fritz  Strich,  "The  Faustian  striving,  which  Goethe's  western  European 
mind  saw  as  an  effort  to  reach  God,  seemed  to  the  Russian  mind  the  exact  opposite....  It  was 
the  inevitable  cHmax  of  that  European  deification  of  man  begun  by  the  Greeks,  continued  in 
European  Humanism,  intensified  in  Faust,  Napoleon  and  Byron,  and  culminating  in  the  idea 
of  the  superman....  [Dostoevsky]  wished  to  lead  [the  European  mind]  towards  Christ,  the 
God  made  man,  not  to  the  man  made  God,  to  the  man  who  seeks  not  to  exalt  but  to  humble, 
not  to  rule  but  to  serve,  not  to  assert  himself  but  to  be  broken;  who  seeks  to  be  not  the  master 
but  the  loving  brother  of  all  men";  Goethe  and  World  Literature  (Westport,  Conn.: 
Greenwood  Press,  1971),  287-88. 
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nothing  but  good."  Yet  the  loathsome  duties  imposed  on  him  by  his 
"office"  and  "status  in  society"  demand  that  he  eschew  the  good  and  do 
"his  diHy^  work  ...  to  destroy  thousands  that  one  person  may  be  saved." 

At  the  end  of  Goethe's  work,  and  after  "thousands"  are  destroyed, 
Faust  is  saved.  The  phrases  that  Dostoevsky' s  devil  uses:  "diily^  work" 
and  "to  destroy  thousands  that  one  person  may  be  saved,"  clearly  display 
Dostoevsky' s  dissatisfaction  with  Goethe's  conclusion.  Why  exactly  is 
Faust  saved? 

With  many  commentators.  Dostoevsky  could  have  taken  for  the 
central  justification  of  Faust's  salvation  Goethe's  famous  lines:  'We?' 
штег  sti'ebend  sich  bemüht,  Den  können  wir  erlösen'  ("Who  ever  strives 
with  all  his  power.  We  are  allowed  to  save"),  sung  by  the  angels, 
"floating  through  the  higher  atmosphere,  carrying  Faust's  immortal  part," 
(Faust  II,  1 1936-37).  According  to  Walter  Kaufmann,  there  was  no  place 
in  Goethe's  world  picture  for  hell  and  damnation. 

Dostoevsky  would  not  find  this  viewpoint  convincing.  If  there  is  no 
hell  and  damnation,  there  should  be  no  heaven  and  salvation.  More 
importantly,  Dostoevsky  was  not  satisfied  with  Faust's  unrestrained 
striving.  Even  if  that  striving  does  not  lead  to  many  brutal  and  immoral 
deeds,  as  Faust's  striving  certainly  does  (remember  for  example  the  fate 
of  Gretchen),  striving  itself  is  not  sufficient  for  salvation.  It  is  not  that 
Dostoevsk}^  opposes  striving  as  such  -  the  criticism  of  Faust  is  important 
precisely  because  striving  is  such  an  essential  part  of  human  nature  -  but 
that  even  well-intended  striving  does  not  suffice  for  salvation.  If  it  were 
otherwise,  Prince  Myshkin  would  be  the  first  one  to  be  saved. 

If  not  the  character  Faust,  then  at  least  his  author  Goethe  may  have 
agreed  with  this  point.  Although  this  distinction  is  not  made  in  the  drama 
Faust,  in  Wilhelm  Meisters  Lehrjahre  Goethe  clearly  differentiates 
betw^een  an  unrestrained  and  unlimited  ("Romantic")  striving,  and  a 
restrained  and  limited  striving  ("Man  cannot  be  happy  until  his 
unconditional  striving  limits  itself;  Bk.  8,  Ch.  5).  In  Faust,  Goethe  had 
his  main  character  focus  on  something  that  Ivan  is  not  good  at:  deeds  and 
actions.  Faust  takes  as  his  motto  "/w  Anfang  war  die  Tat!''  ("In  the 
beginning  was  the  deed";  Faust  I,  1237).  Against  Faust,  Dostoevsky 
reinstates  the  original  version  from  John's  Gospel  (1:1):  "In  the  beginning 
was  the  Word"  (Slovo)  (Bk.  XI,  Ch.  9).  The  Faustian  glorification  of  the 
self-assertive  ''Taf  is  anathema  to  Dostoevsky.  He  recognizes  in  it  the 
very  root-source  of  the  decline  of  Western  civilization,  the  devil's 


See  Kaufmann,  op.  cit..  61-76.  See  also  Strich,  op.  cit..  330-33. 
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temptation  leading  mankind  to  its  doom.  When  there  are  no  Hmits  to  our 
striving  -  more  precisely:  where  no  such  limits  are  respected  -  it  makes 
not  much  difference  whether  we  are  merely  thinking  about  or  acting  on 
our  unbounded  aspirations.  (Although  he  was  far  away  when  it  occurred, 
Ivan  recognizes  that  he  is  Smerdyakov's  accomplice  in  the  murder  of  his 
father,  Fydor  Karamazov.)  Thus,  the  Faustian  striving,  which  Goethe  saw 
as  a  noble  effort  to  approximate  God,  was  to  Dostoevsky  its  moral 
opposite.  Such  striving  leads  not  to  justified  pride  but  to  toxic  hubris;  not 
to  Christ  but  to  the  Antichrist;  not  to  salvation,  but  only  to  self- 
destruction.  This  is  why  Dostoevsky  could  not  accept  the  divine 
vindication  of  Faust.  The  fate  of  Ivan  should  have  been  visited  on  Faust  - 
Ivan's  fate  is  the  correction  of  Goethe's  Faustian  mistake. 

Dostoevsky  believed  that  Goethe's  mistake  was  not  accidental  but 
rather  symptomatic  of  a  more  general  trend  unfolding  in  modem  Western 
civilization  -  turning  away  from  religion  and  God.  Goethe  begins  his 
work  with  a  "Prelude  in  the  Theatre,"  alluding  to  the  "Prologue  in 
Heaven"  of  the  Book  of  Job.  The  rest  of  Goethe's  work  mostly  ignores 
the  unfolding  of  the  biblical  tale.  Yet,  according  to  Dostoevsky,  it  is  the 
conclusion  of  the  Book  of  Job  that  should  have  provided  the  decisive 
limitation  for  our  striving.  In  the  course  of  the  narrative.  Job  is  possessed 
by  his  striving  -  for  justice  -  no  less  than  Faust  and  Ivan.  Yet  when  he 
hears  "the  Word"  -  "the  voice  from  the  whirlwind"  -  Job  puts  his  hand  to 
his  mouth  and  speaks  no  more;  he  concedes  that  he  will  be  quiet, 
comforted  that  "he  is  dust."  Job  is  then  rewarded,  not  only  by  a  rare 
opportunity  to  hear  the  voice  of  the  unnamable,  but  his  previous  status, 
riches,  and  family  are  restored  and  multiplied.  Job  is  the  antithetical 
figure  to  Faust;  Job,  not  Faust,  should,  according  to  Dostoevsky,  be  our 
model  for  self-realization,  the  ultimate  goal  of  our  striving.  For  the  Job- 
inspired  Dostoevsky,  the  path  that  leads  to  self-realization  is  that  of  self- 
transcendence,  not  that  of  Faustian  self-assertion. 

If  Ivan  is  not  saved,  as  Faust  should  not  have  been,  is  anyone  else 
saved  in  Dostoevsky' s  last  novel?  It  is  quite  possible  that,  in  the  initial 
planning  for  The  Brothers  Karamazov  and  its  sequel,  which  Dostoevsky 
announced  in  the  "Author's  Preface,"  he  thought  that  Alyosha  will  be 
saved.  The  reason  why  Alyosha  is  not  saved  in  The  Brothers  Karamazov 
is  that  -  literally  speaking  -  he  was  not  lost.  After  the  death  of  Father 
Zosima,  we  get  a  hint  from  Dostoevsky  of  what  would  have  happened  to 
Alyosha.  With  the  help  of  his  own  Mephistopheles,  Rakitin,  Alyosha 
almost  strikes  a  pact  with  the  devil,  but  is  saved  by  Grushenka  and  her 
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"onion."  (Father  Zosima's  life  story  may  well  be  another  intimation  of 
how  Alyosha  will  be  lost  and  saved.) 

If  Alyosha  is  excluded,  there  is  one  option  open:  Dmitri.  The  eldest 
brother  struggles  with  the  Karamazov' s  "indecent  thirst  for  life"  far  more 
than  Ivan  and  Alyosha.  From  the  beginning  of  the  novel  he  behaves  as  if 
he  has  already  signed  his  pact  with  the  devil.  As  the  events  unfold,  he 
comes  as  close  as  possible  to  shedding  human  blood  -  of  his  real  father, 
Fyodor,  and  the  man  who  raised  him.  like  his  father,  Grigory. 

No  less  than  Faust,  Dmitri  is  confused  about  his  identity.  In  the  same 
section  of  the  novel  in  which  he  compares  himself  to  an  insect,  Dmitri 
cites  Schiller's  "Ode  of  Joy"  and  the  first  line  of  Goethe's  poem  ''Das 
Göttliche''  ("The  Godlike"):  ''Edel  sei  der  Mensch""  ("Be  noble,  О  man"). 
In  that  same  section,  Dmitri  reveals  his  profound  perplexity  over  the 
"broad"  nature  of  man  and  the  contradictory  nature  of  beauty  -  the  beauty 
of  the  Madonna  and  the  beauty  of  Sodom.  His  poetic  soul  comes  to 
appreciate  what  Ivan's  Euclidean  mind  could  never  accept  -  the  unity  of 
the  opposites  {coincidencia  oppositorum)  and  the  paradoxical  character  of 
human  existence.  In  the  darkest  moments  of  his  soul,  Dmitri  ascends  to 
what  Dostoevsky  considers  the  greatest  wisdom  of  life  and  the  only  path 
toward  salvation:  the  path  of  self- transcendence.  Dmitri's  newly  found 
attitude  toward  Grushenka  is  an  illustration  of  the  motto  of  the  entire 
novel,  taking  us  back  to  the  biblical  wisdom  of  John's  Gospel  (12:24): 
"Verily,  verily,  I  say  unto  you,  Except  a  com  of  wheat  fall  into  the  ground 
and  die,  it  abideth  alone:  but  it  bringeth  forth  much  fruit." 

When  all  his  deeds  directed  toward  winning  Grushenka' s  heart  fail, 
Dmitri's  determination  to  remove  himself  out  of  the  way  of  Grushenka' s 
happiness  turns  everything  around  and  brings  Dmitri  into  the  embrace  of 
his  beloved.  Like  Job,  who  finally  accepts  the  greater  wisdom  of  God  and 
the  fate  intended  for  him,  Dmitri's  acceptance  of  his  faith  and  his 
willingness  to  "fall  into  the  ground  and  die,"  "bringeth  forth  much  fnait." 
Dmitri  is  saved,  he  is  given  another  chance.  Not  Faust's  "ГаГ"  but  the 
biblical  "5/ovo"  should  light  the  path  of  our  striving,  of  our  thorny  road 
toward  self-realization. 


II 

In  presenting  Dostoevsky' s  religious  views,  we  should  never  overlook  his 
personal  struggles:  To  believe  or  not  to  believe?  In  his  writings,  we  can 
find  statements  such  as:  "All  my  life  I  have  been  searching  for  God,"  as 
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well  as  those  that  assert:  "I  am  the  child  of  my  time  - 1  will  die  with  doubt 
on  my  lips  and  uncertainty  in  my  heart."  His  literary  characters  are  also 
divided  between  Ivan  and  Alyosha,  i.e.,  between  a  Faustian  rebel  who 
displays  an  incessant  striving,  always  probing  the  boundaries  of  the 
permissible,  and  a  child-like  believer  who  relies  on  trust  and  patience  -  in 
whom  the  elements  of  resignation  dominate.  His  literary  characters  put 
God  on  trial,  but  -  like  the  famous  prisoners  at  Auschwitz  -  they  will  also 
pray  to  this  very  God  after  finding  him  guilty. 

As  we  present  in  a  philosophical  manner  the  alternative  patterns  of 
man's  relationship  toward  God,  we  can  distinguish  between  the  following 
possibilities:  the  skeptical-nihilistic  tradition  (which  for  Dostoevsky 
culminates  in  the  pronouncement:  "Without  God,  everything  is  permissi- 
ble"), the  humanistic-secular  conception  (in  which  the  démystification  of 
the  world  is  coupled  with  an  attempt  to  master  it),  and  the  religio- 
metaphysical  conception  (in  which  some  kind  of  transcendent  or 
transcendental  force  is  recognized  as  playing  a  central  role). 

I  have  argued  elsewhere  that  this  last  conception,  the  religio- 
metaphysical,  has  primacy  over  the  other  two  in  Dostoevsky' s  life  and 
work.^  It  is  of  essential  importance  for  him  to  recognize  the  element  of 
inscrutability  in  the  world.  In  this  point,  Dostoevsky  is  close  to  Goethe, 
but  should  we  understand  this  element  of  inscrutability  in  the  manner  of 
Faustl 

To  answer  this  question,  let  us  discuss  several  similarities  and 
dissimilarities  in  the  views  of  the  two  authors.  Among  their  fundamental 
similarities,  we  can  list  the  following  three.  First,  Goethe  and  Dostoevsky 
do  not  think  of  God  as  transcendent  in  a  sense  of  being  totally  separated 
(or  separable)  from  His  creation.  In  the  works  and  opinions  of  these  two 
authors,  there  can  be  no  strict  separation  of  God  and  man,  or  of  God  and 
nature. 

Second,  Goethe  and  Dostoevsky  understand  reality  in  a  dynamic  way. 
They  think  of  the  world  in  terms  of  forces,  in  terms  of  an  almost  air-like 
and  spirit-like  energy  (which  the  Greeks  called  pneuma)  that  permeates 
all  of  reality.  To  carry  this  metaphor  to  the  extreme,  they  could  be 
tempted  to  say  that  God  is  a  verb,  not  a  noun.  Or,  alternatively,  they 
would  certainly  be  prompted  to  say  that  life  should  be  understood  as  a 
verb,  not  as  a  noun.  To  live  means  to  struggle,  to  suffer,  to  strive.  To  live 
is  to  strive.  Both  Goethe  and  Dostoevsky  are  essentially  interested  in  the 
religio-metaphysical  aspects  of  such  striving. 

^  Predrag  Cicovacki,  Dostoevsky  and  the  Affirmation  of  Life  (South  Bend,  In.:  St. 
Augustine's  Press,  2010). 
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Third,  both  Goethe  and  Dostoevsky  reject  the  modem  conception  of 
truth  as  human  creation.  Quite  to  the  contrary,  truth  should  be  understood 
as  a  recovery  of  a  kind.  (Goethe:  ''Das  Wahre  war  schon  längst 
gefunden''  They  hold  similar  views  with  regard  to  values:  we  do  not 
create  values  but  have  to  rediscover  them  always  anew.)  They  both 
believe  that  God's  creation  is  not  finished,  that  human  nature  is  not  fully 
determined  by  God  or  any  other  force,  that  human  beings  should  strive  to 
complete  their  own  development. 

The  major  differences  between  Goethe  and  Dostoevsky  emerge  over 
the  question  of  how  exactly  human  development  is  to  be  completed.  But 
before  we  focus  on  these,  let  us  first  underline  the  importance  of  one 
fundamental  tension  in  human  nature,  which  is  equally  important  to  both 
authors,  and  which  could  be  called  "the  curse  of  Faust."  This  "curse"  can 
be  presented  in  the  form  of  a  Kantian  antinomy,  where  the  thesis  is:  Strive 
toward  the  highest  ideals  (and  values),  while  the  antithesis  says:  No 
highest  ideals  (and  values)  can  ever  been  realized. 

A  philosopher  like  Kant,  or  a  psychologist  like  Freud,  would  feel  an 
urge  to  find  a  resolution  to  this  kind  of  peфlexity,  whatever  that 
resolution  may  be.  (Kant  argues  that  the  thesis  is  true  in  the  transcen- 
dental sense,  the  antithesis  in  the  empirical;  Freud  is  convinced  that  we 
should  abandon  the  striving  advocated  by  the  thesis  as  childish  and 
harmful.)  Unlike  a  philosopher  or  a  psychologist,  an  artist  can  resist  this 
temptation  and  stay  with  both  sides  of  the  unresolved  tension.  This  is 
what  happens  with  Goethe  and  Dostoevsky.  There  is  no  question  that 
both  of  them  take  the  thesis  very  seriously  and  believe  that  it  should  never 
be  abandoned.  No  "reality  check,"  no  "practical  realism"  should  prevent 
us  and  dissuade  us  from  striving  toward  the  highest.  Nonetheless,  in  this 
leaning  toward  the  highest  some  major  differences  between  the  two 
authors  are  revealed. 

The  first  of  them  deals  with  individual  versus  collective  striving.  In 
Goethe,  there  is  little  or  no  sense  of  the  spiritual  homelessness  of 
collective  humanity  that  permeates  Dostoevsky' s  works.  Faust's  striving 
is  described  in  individual  terms:  he  has  no  parents,  no  wife,  no  children, 
and  no  brothers.  Ivan  has  brothers  and  a  father;  he  also  despises  them  and 
is  ashamed  of  them.  Ivan  wants  to  be  like  Faust  -  alone  and  self- 
sufficient.  Yet  he  cannot  stand  his  own  loneliness.  Can  Ivan,  like 
Raskolnikov,  find  someone  he  can  trust?  Can  he  find  his  own  Sonia? 
Who  is  Ivan's  most  faithful  confidant?  As  in  the  case  of  Faust,  this  party 
turns  out  to  be  the  devil. 
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This  is  a  major  reason  for  Dostoevsky's  suspicion  toward  Faust  (and 
Ivan).  Furthermore,  does  Faust  love  anyone?  Does  he  ever  feel  pity? 
Does  he  believe  in  anything?  Faust  does  not  seem  to  hear  the  voice  of 
conscience.  He  has  no  feelings  of  love.  He  has  no  sense  of  compassion. 
He  is  like  Ivan's  Grand  Inquisitor:  he  wants  to  help  people  he  does  not 
truly  know  and  does  not  care  about. 

What  kind  of  love  is  this,  Dostoevsky  seems  to  ask?  If  Ivan  cannot 
love  his  father  and  his  brothers,  how  can  he,  or  his  Grand  Inquisitor,  love 
those  repulsive,  weak,  beastly  creatures  called  human  beings?  Why 
should  anyone  love  these  creatures  and  sacrifice  oneself  for  their 
happiness?  If  Ivan  and  the  Grand  Inquisitor  are  right  in  their  vision  of 
who  human  beings  are  and  what  their  nature  is,  instead  of  loving  such 
worthless  creatures,  why  not  destroy  them?  Why  not  bestow  upon  them 
the  peфetual  peace  of  a  graveyard  (which  Ivan  wants  to  visit  when  he 
escapes  from  Russia)?  Would  that  not  lead  to  even  more  happiness  for  the 
chosen  ones?  Those  brave,  gifted,  and  smart  ones  could  then  have  the 
entire  world  for  themselves. 

Dostoevsky  has  another  important  concern:  Is  striving  toward  the 
highest  ideal  also  the  striving  toward  God?  His  answer  appears  clear:  not 
necessarily  so.  So,  no  for  Faust,  or  Ivan,  or  the  Grand  Inquisitor;  but  yes 
for  Job,  yes  for  Zosima,  yes  for  Alyosha.  For  Goethe,  this  religio- 
metaphysical  striving  is  directed  toward  self-perfection,  toward  the  full 
development  of  our  humanity.  For  Dostoevsky,  the  emphasis  is  on  self- 
transcendence,  on  self-devotion.  The  central  quest  for  Dostoevsky,  at  least 
in  his  last  novel,  may  be  hidden  in  the  novel's  title:  How  to  become  a 
brother?  Is  the  idea  of  brotherhood  even  possible  without  accepting  the 
idea  of  the  common  father  -  God? 

Both  Goethe  and  Dostoevsky  warn  against  the  exaggerated 
intellectualism  of  the  Western  tradition.  Yet  Dostoevsky  is  concerned  not 
only  about  the  overestimation  of  the  intellect,  but  also  with  the  growing 
desire  for  decisive  human  intervention  in  the  world.  Dostoevsky's 
greatest  fear  is  associated  with  the  Faust-like  striving  of  the  Western  man, 
for  such  striving  seduces  him  to  dream  of  usuфing  the  role  and  power  of 
God.  This  is  why  Dostoevsky  is  convinced  that,  by  saving  Faust,  Goethe 
underestimates  the  dangers  of  this  Faustian  striving:  since  it  is  not  guided 
by  love  or  compassion,  it  cannot  be  directed  toward  God  or  the 
brotherhood  among  men.  This  is  why  Dostoevsky  has  so  many  problems 
with  Faust's  emphasis  on  Tat:  what  we  manage  to  master  are  the  forces  of 
separation,  of  disintegration,  of  destruction.  We  still  know  very  little 
about  the  process  of  healing  and  growth,  about  caring  and  constructive 
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force.  We  still  do  not  know  how  to  become  and  live  like  brothers.  We 
have  yet  to  learn  how  to  become  our  brothers'  keepers. 

In  striving  and  through  striving,  we  are  trying  to  become  more  than 
we  already  are  and  what  we  have  been.  In  this  process,  there  is  a  real 
danger  that,  in  search  for  more  and  in  soaring  toward  the  new,  we  lose 
what  we  already  have  -  our  ties  with  the  past  and  with  the  tradition,  with 
our  family  and  brothers,  with  our  real  and  symbolic  mothers  and  fathers. 
More  than  Goethe,  Dostoevsky  is  convinced  that  without  conscience  and 
compassion,  without  love  and  trust,  there  is  no  possibility  of  redemption 
and  rebirth.  Like  Ivan,  Faust  does  not  deserve  salvation.  The  God  of 
Faust 's  Prologue  has  already  made  up  his  mind  to  save  Faust. 

And  yet,  just  when  we  think  we  understand  Dostoevsky' s  final 
position,  doubt  reemerges  once  more.  In  The  Brothers  Karamazov  God  is 
not  a  character,  but  an  ambiguous  shadowy  presence,  troubling  the  minds 
and  hearts  of  virtually  all  of  Dostoevsky' s  protagonists.  Dostoevsky 
knew  that  Ivan  should  not  be  saved  -  Ivan  failed  as  his  brothers'  keeper. 
Yet  he  also  knew  that  Ivan's  discontent  with  regard  to  the  suffering  of  the 
innocent  cannot  be  silenced:  How  can  we  be  guilty  of  not  being  our 
brothers'  keepers  when  God  Himself  allows  the  meaningless  suffering  of 
the  innocent  and  is  not  the  keeper  of  His  own  children? 

Dostoevsky  admired  Goethe  throughout  his  life,  and  many  of  his 
works  present  a  continuous  dialogue  with  his  great  predecessor.  After 
struggling  with  his  Faust  for  about  six  decades,  Goethe  finally  finished 
his  masteфiece  shortly  before  he  died.  When  at  last  he  completed  the 
second  part  of  Faust,  Goethe  sealed  the  manuscript,  to  avoid  the 
temptation  to  revisit  or  revise  it  again.  Perhaps  Dostoevsky  was  less 
fortunate  than  his  German  counteфart.  His  death  came  before  he  could 
even  start  the  second  part  of  his  most  monumental  drama.  The  Brothers 
Karamazov.  Dostoevsky  himself  was  not  fortunate  to  bring  his  work  to 
completion  and  find  at  least  a  temporary  ending  for  his  own  ceaseless 
striving.  But  perhaps  we  as  readers  are  better  off  without  that  closure. 
There  is  some  uncanny  association  between  closure  and  death  on  the  one 
hand,  and  life  and  struggle  on  the  other.  What  makes  us  human,  what 
makes  us  alive,  is  not  so  much  a  closure  or  a  destination.  It  is  our  journey, 
our  struggle,  our  striving.  Despite  our  continuous  search  for  the  meaning 
of  life,  what  our  journey  and  our  struggle  and  our  striving  are  about  is  the 
experience  of  being  alive.  That  is  why  the  conclusion  of  Faust  seems  not 
quite  in  line  with  the  rest  of  the  great  drama.  That  is  also  why  neither  Ivan 
nor  Alyosha  can  be  the  true  hero  of  Dostoevsky' s  masteфiece.  If  that 
drama  has  the  hero,  it  can  only  be  Dmitri  Karamazov. 
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Marina  Kogut:  Dostoerskij  auf  Deutsch.  Vergleichende  Analyse  fünf 
deutscher  Übersetzungen  des  Romans  Besy.  hii  Anhang  hitei^^ie^vs  der 
Autorin  mit  Swetlana  Geier  und  Egon  Ammann.  Frankfurt  am  Main: 
Peter  Lang  2009  (=  Heidelberger  Publikationen  zur  Slavistik.  B. 
Literaturwissenschaftliche  Reihe.  Band  35).  300  pp. 

Diese  ursprünglich  als  Dissertation  an  der  Universität  Freiburg  entstandene 
Studie  beruht  nicht  zuletzt  auf  Gesprächen,  welche  die  Autorin  mit  der 
Übersetzerin  des  Romans  Bes}\  Frau  Dr.  h.c.  Swetlana  Geier,  führte,  und 
die  sie  in  der  Folge  im  Rahmen  ihres  Dissertationsprojekts  in  Freiburg  und 
an  der  Staatlichen  Universität  in  St.  Petersburg  weiter  vertiefte.  Das  Buch 
bietet  aber  mehr  als  der  Titel  verspricht.  Der  Leser  findet  darin  eine  präzise 
Darstellung  der  Rezeption  des  Romans  in  Russland  mit  Schweфunkt  auf 
der  sowjetischen  und  postsowjetischen  Periode,  wie  auch  eine  kurz 
gefasste  Darstellung  der  Übersetzungsgeschichte,  die  zugleich  einen 
Beitrag  zur  Dostoevskij -Rezeption  in  Deutschland  liefert.  Für 
Leser,  die  sich  selbst  mit  Übersetzungen  beschäftigen,  bietet  der 
Anhang  ausgewählte  Texte  des  Romans  in  russischer  Sprache,  denen  dann 
fünf  Übersetzungen  folgen,  in  denen  (1 .)  „nicht-wörtliche"  Ü^bersetzungen. 
(2.)  selbständige  Zusätze  des  Übersetzers  und  (3.)  Auslassungen  markiert 
sind.  Auch  die  Epigraphen  des  Romans.  Puskins  Verse  .,Besy"  und  das 
Bibelzitat  nach  Lukas  8.  32-37.  sind  im  Original  und  den  fünf  von  Kogut 
ausgewählten  ÜT:  er  Setzungen  im  Anhang  wiedergegeben.  Eine  weitere 
Besonderheit  ist  der  im  Anhang  vollständig  abgedruckte  Brief  des 
Winkler- Verlags  an  Frau  Geier,  aus  dem  die  Gründe  für  die  Ablehnung  der 
ÜT^emahme  ihrer  Übersetzung,  die  dann  im  Ammann  Verlag  erschien,  zu 
ersehen  sind.  Dem  darauf  folgenden  Inteniew  aus  dem  Jahr  2000.  das  die 
Autorin  mit  Frau  Geier  führte,  kann  der  Leser  weitere 
Hintergrundinformationen  zu  dieser  etwas  merk\^lirdigen  Argumentation 
entnehmen.  Das  Buch  endet  mit  einem  Inteniew  der  Autorin  von  2001 
mit  Egon  Ammann.  der  Frau  Geiers  ..Dostoevskij -Projekt"  zu  dem 
Seinen  machte  und  mit  großem  Erfolg  umsetzte.  Damit  wird  ein  Stück 
Verlagsgeschichte  lebendig.  Der  Leser  erhält  darin  auch  sehr  persönliche 
Einblicke  in  die  Biographie  der  vielfach  ausgezeichneten  ÜT^ersetzerin.  In 
dem  Kapitel  über  die  von  Kogut  ausgewählten  Übersetzungen  wird  die 
Biographie  der  Übersetzerin  Geier  dann  noch  ausführlicher  dargestellt. 

Die  Übersetzungsgeschichte  von  Besy  begann  1888  mit  Hubeit  Putzes 
Besessenen  im  Dresdener  Minden- Verlag,  setzte  sich  fort  mit  dem 
Dostoevskij -Projekt  des  Piper- Verlags,  in  dem  1906  Die  Dämonen  in  der 
Übersetzung  von  E.  K.  Rahsin  schien,  übrigens  ein  Pseudonym,  hinter  dem 
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sich  die  Schwägerin  von  Arthur  Moeller  van  den  Bruck,  Frau  Elisabeth 
Kaerrick,  verbirgt.  Frau  Kaerrick,  die  aus  Estland  stammt  und  in 
Tartu/Doфat  studierte,  scheint  ein  ambivalentes  Verhältnis  zum  grollen 
russischen  Autor  gehabt  zu  haben,  wie  ihr  Ausspruch  andeutet:  „Aber 
natürlich  darf  ich  nichts  sagen,  noch  merken  lassen,  wie  sehr  ich  den  Kerl 
[=  Dostoevski]]  oft  gehasst  habe!  Da  war  nichts  von  ,Hingabe'  und  schöner 
Treue,  sondern  Zwang  und  -  naja!  erst  nachher  stellte  sich  dann  ein  ,Sinn' 
ein."  (Kogut,  213).  Die  dritte  Obersetzung  kommt  aus  dem  Artemis 
Verlag,  in  dem  Waldemar  Jollos  1948  seine  Fassung  der  Dämonen 
herausbrachte  und  im  Vorwort  mit  Seitenblick  auf  die  UdSSR  konstatierte: 
„Mit  divinatorischer  Sicherheit  hat  Dostoevski]  hier  das  Herrschaftsprinzip 
Lenins  und  Stalins  zum  Ausdruck  gebracht."  (Kogut,  215)  Die  vierte 
Übersetzung  führt  uns  in  die  DDR,  wo  1985  im  Aufbau- Verlag  der  Roman 
Die  Dämonen  in  der  Übersetzung  von  Günter  Dalitz  mit  einem  Nachwort 
von  Prof.  Michael  Wegner  erschien.  Den  krönenden  Abschluss  bildet 
schließlich  Swetlana  Geiers  Übersetzung  Böse  Geister  von  1998  im 
Ammann  Verlag.  Man  sieht,  die  Auswahl  ist  so  getroffen,  dass  hier 
wesentliche  Zeiten  des  Umbruchs  und  der  Neuorientierung  zu  Wort 
kommen,  was  sich  in  den  Vorworten  zu  den  Übersetzungen,  so  vorhanden, 
auch  abzeichnet. 

Den  Hintergrund  der  Übersetzungsanalyse  bilden  kurzgefasste  Kapitel 
zu  Dostoevskijs  künstlerischer  Eigenart,  in  denen  Kogut  auf  Fragen  des 
Stils,  der  Figurenkonstellation  und  Personencharakteristik,  Syntax  u.a. 
eingeht.  In  diesem  Zusammenhang  verweist  die  Autorin  mit  Recht  auf  den 
„Sprachkünstler"  in  Dostoevski],  der,  wie  sie  betont,  erst  in  Frau  Geiers 
Übersetzung  adäquat  wiedergegeben  wird  „und  damit  das  ,noch  allzu 
seelenbetonte,  verwaschene  Dostoevski] -Verständnis  im  deutschspra- 
chigen Raum'  korrigiert,"  wie  es  schon  Regula  Heusser  in  der  Zürcher 
Zeitung  formulierte.  (Kogut,  55)  Die  Kunst  der  „Sprachporträts"  bei 
Dostoevski]  wird  besonders  gewürdigt.  Die  Darstellung  der  Polyphonie 
folgt  Bachtin,  wenngleich  Kogut  feststellt,  „Die  eigenen  Ansichten 
Dostoevskijs  kann  man  aus  mehreren  Stimmen  heraushören"  und  dabei  auf 
Bischof  Tichon,  Satov,  Kirillov,  Stepan  Trofimovic  und  den  Chronisten 
verweist.  Ausfiihrlicher  ist  das  Kapitel  über  die  Bildtechnik,  wobei  Kogut 
besonders  auf  die  karikaturistischen  Aspekte  und  die  ironisch  gefärbten 
Diminutiva  bei  Dostoevski]  eingeht.  Weitere  von  Kogut  behandelte 
Aspekte  der  künstlerischen  Methode  Dostoevskijs  betreffen  die 
„Inszenierung  von  Emotionen",  erweitert  zur  „psychologischen  Stilistik," 
und  die  „Personencharakteristik  durch  Mittel  nonverbaler  Kommuni- 
kation." Immer  wieder  findet  der  Leser  dazu  entsprechende  Romanzitate, 
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die  sowohl  auf  Russisch  wie  auch  in  deutscher  Übersetzung  angeführt 
werden. 

Die  „Exemplarische  Übersetzungsanalyse"  bildet  dann  mit  über  100 
Seiten  den  Hauptteil  des  Buches,  wobei  repräsentative  Textpassagen,  die 
den  Romanfiguren  Chronist,  Stavrogin,  Kirillov  und  Lebjadkina  zuge- 
ordnet sind,  das  Material  für  die  Analyse  liefern.  Jede  einzelne  dieser 
Romanfiguren  wird  von  Ko  gut  mit  Bezug  auf  ihre  Position  im  Roman- 
geschehen, ihren  psychologischen  Hintergrund  und  ihre  sprachlichen 
Besonderheiten  charakterisiert.  Es  folgen  dann  Textpassagen,  die  im 
Original  und  den  fünf  ausgewählten  Übersetzungen  angeführt  werden. 
Anschließend  werden  die  Unterschiede  zv^ischen  den  Übersetzungen 
eingehend  analysiert.  Den  Abschluss  bilden  eine  knappe,  aber  aufschluss- 
reiche Gegenüberstellung  der  Besonderheiten  der  fünf  Übersetzer  (S. 
189-193)  und,  als  Teil  des  Anhangs,  eine  Quantifizierungstabelle.  (S.  255) 
Daraus  ergibt  sich  nicht  nur  eine  mit  statistischen  Daten  belegte 
Beurteilung  der  unterschiedlichen  Übersetzungen  und  der  sich  dahüiter 
verbergenden  Verfahren  der  Übersetzer,  sondern  auch  ein  Beleg  für  das 
von  der  Verfasserin  augenscheinhch  angestrebte  Ziel,  Frau  Geiers 
Übersetzung  in  ihrer  Originalität  und  Neuheit  nachvollziehbar  zu  belegen: 
„Die  Quantifizierungstabelle  weist  aus,  wie  wenig  Swetlana  Geier  in  ihrer 
Übersetzung  vom  Wortlaut  und  von  der  Syntax  des  Originals  abgewichen 
ist.  Durch  die  Treue  gegenüber  dem  Original  entsteht  häufig  eine  spröde 
Sprache,  die  zwar  im  Deutschen  fremd  wirkt,  aber  dem  Duktus 
Dostoevskijs  sehr  nahe  kommt.  Genau  diese  stilistische  Entscheidung 
grenzt  die  Leistung  von  Swetlana  Geier  gegenüber  allen  anderen 
vorliegenden  Übersetzungen  ab."  (Kogut,  193)  Nicht  unerwähnt  möchte 
der  Rezensent  das  der  Übersetzungsanalyse  nachfolgende  exzellente 
Kapitel  über  „Titelübersetzung  als  Paradigma  für  die  Auffassung  des 
Gesamtwerkes"  lassen,  in  dem  der  Leser  eine  ausführliche  (auch 
bebilderte!)  Darstellung  der  Bedeutung  der  russischen  Begriffe  ,bes'  und 
, demon'  findet.  Das  ausführliche  Literaturverzeichnis  schließt  eine  Liste 
aller  Übersetzungen  des  Romans  ins  Deutsche  ein.  Leider  fehlt  im  Buch 
ein  Index. 

Frau  Koguts  Studie  bringt  für  Übersetzer  aus  dem  Russischen 
interessante  und  nützliche  Einsichten.  Der  des  Russischen  nicht  kundige 
Leser  bekommt  nicht  nur  einen  Einblick  in  die  Werkstatt  des  Übersetzers, 
er  wird  Übersetzungen  auch  selbst  besser  einschätzen  können.  Die 
angewendete  statistische  Methode,  die  sich  naturgemäß  auf  einen  im 
Vergleich  zum  Original  eher  kleinen  Textkorpus  stützt,  mag  nicht 
jedermann  befriedigen,  ist  aber  durchaus  aussagekräftig.  Die  sehr  kurz 
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gehaltenen  Kapitel,  die  der  eigentlichen  Analyse  vorangestellt  sind, 
bringen  kaum  Neues  und  sind,  wie  am  Beispiel  „Polyphonie"  erkennbar, 
eher  oberflächlich  gehalten.  Nichtsdestoweniger  gehört  dieses  Buch  nach 
Meinung  des  Rezensenten  in  jede  slavistische  Bibliothek  und  in  die  Hand 
derjenigen,  die,  womöglich  ohne  Blick  auf  das  Original,  gerne  Texte  aus 
verfügbaren  Übersetzungen  zitieren. 

Rudolf  Neuhäuser  Alpen-Adria  Universität  Юagenfurt 

Joseph  Frank:  Dostoevsky:  A  Writer  in  His  Time.  Princeton  and  Oxford, 
Princeton  University  Press  2010  (edited  by  Mary  Petrusewicz).  959  pp. 

Joseph  Frank,  emeritierter  Professor  für  Slawistik  und  Vergleichende 
Literaturwissenschaft  an  den  Universitäten  Stanford  und  Princeton,  hatte 
schon  zwischen  1976  und  2002  eine  fünfbändige  Biographie 
Dostojewskijs  herausgebracht,  die  mit  insgesamt  rund  2.500  Seiten  die 
umfassendste  Darstellung  des  Lebens  und  Werkes  des  großen  Russen  ist, 
wofür  der  Autor  zahlreiche  Preise  in  den  USA  und  auch  eine  Auszeichnung 
in  Russland  (St.  Petersburg)  erhalten  hat.  Frau  Petrusewicz,  die  selbst  ein 
Ph.  D.  Studium  absolvierte  und  an  der  Stanford  Universität  unterrichtete, 
hat  mit  Unterstützung  des  Autors  den  Inhalt  der  fünf  Bände  in  einem  Band 
zusammengefasst,  dessen  fünf  Teile  die  Titel  der  ursprünglichen  Bände 
tragen.  Vorweg  sei  gesagt,  dass  dieser  gewichtige  Band  dem  Slawisten  und 
Kenner  zwar  wenig  neue  Erkenntnisse  bringt,  aber  für  den  Leser  auf 
anerkennenswerte  Weise  ein  intellektuelles  Panorama  Russlands  im  19. 
Jahrhunderts  entwirft  und  Dostojewskijs  Stellung,  seine  Verwurzelung  in 
den  ideologischen  und  philosophischen  Strömungen  der  Zeit,  wie  auch 
dessen  eigenen  Beitrag  dazu  in  gelungener  Weise  darstellt.  J.  M.  Coetzee 
hat  in  seiner  Rezension  des  vierten  Bandes  diesen  methodischen  Zugang 
Franks  zu  Dostojewskij  charakterisiert  und  hoch  gelobt:  „In  his  aim  of 
elucidating  the  setting  within  which  Dostoevsky  wrote  -  personal  on  the 
one  hand,  social,  historical,  cultural,  literary,  and  philosophical  on  the  other 
-  Frank  has  succeeded  triumphantly."  {The  New  York  Review  of  Books, 
March  2,  1995)  Dies  kann  man  nur  unterstreichen.  Frank  selbst  hatte 
schon  in  seinem  ersten  Band  betont,  dass  er  keine  konventionelle 
Biographie  schreibe.  Er  gehe  nicht  vom  Leben  zum  Werk,  sondern  den 
umgekehrten  Weg.  „My  puфose  is  to  inteфret  Dostoevsky' s  art."  (J. 
Frank,  The  Seeds  of  Revolt,  1976,  S.  xii)  Das  Privatleben  des  Schriftstellers 
sei  nicht  der  wesentliche  Ausgangspunkt  für  die  Biographie,  sondern  „it 
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remains  linked  to  other  aspects  of  his  era  that  provide  it  with  a  much  larger 
significance.  Indeed,  one  way  of  defining  Dostoevsky's  originality  is  to  see 
in  it  this  ability  to  integrate  the  personal  with  the  major  socio-political  and 
cultural  issues  of  his  day."  (S.  xiv)  Damit  wird  der  Dostojewskij  seiner 
Biographie  ein  ''Held  seiner  Zeit",  eine  Schlüsselfigur  für  das  Verständnis 
Russlands  zwischen  Puschkin  -  für  Dostojewskij  Symbol  der  russischen 
Ingenuität  und  Genialität  -  und  der  einsetzenden  Moderne,  deren  Hektik, 
Nervosität  und  Fieberwahn  er  schon  im  Roman  Der  Spieler  vorweg 
genommen  hatte.  Man  muss  auch  sagen,  dass  Frank  das  Glück  hatte,  in 
Frau  Petrusewicz  eine  kongeniale  Mitarbeiterin  zu  finden,  welche  die 
Intention  hinter  den  fünf  Bänden  erkannte  und  sie  in  ihrer 
Zusammenfassung,  welcher  zwei  Drittel  des  ursprünglichen  Textes 
geopfert  werden  mussten  (!),  beizubehalten  verstand.  Ihr  Ziel  war  es,  wie 
sie  schreibt,  „to  maintain  that  brilliant  balance  of  biography,  literary 
criticism,  and  intellectual  history  that  Frank  originated."  (S.  933 )^  Die 
Lektüre  des  Bandes  bestätigt  dies. 

Der  1.  Teil,  "The  Seeds  of  Revolf,  umfasst  die  Zeit  von  Dostojewskijs 
Geburt  1821  bis  zu  seiner  Verhaftung  im  Jahre  1849,  also  bereits  fast  die 
Hälfte  seines  Lebens!  Die  Familiengeschichte  wird  ebenso  eingehend 
geschildert,  wie  die  Schulzeit  und  die  auf  den  jungen  Mann  einwirkenden 
intellektuellen  und,  vor  allem,  literarischen  Einflüsse,  welche  die 
wesentlichen  Autoren  der  russischen,  französischen,  deutschen  und 
englischen  Romantik  einschließen.  Der  Leser  findet  darin  eine  umfassende 
und  beeindruckende  Darstellung  der  kulturellen  und  intellektuellen 
Entwicklung  in  Russland,  die  auch  das  komplexe  Verhältnis  des  jungen 
Autors  zum  berühmtesten  Kritiker  der  Zeit,  V.  Belinskij,  und  sehr 
detailreich  seine  Verwicklung  in  die  „Petraschewskij -Gesellschaft" 
schildert,  wobei  auch  den  Versammlungen  bei  den  Beketow  Brüdern  und 
dem  Freundeskreis  um  Durow  und  Palm  einige  Aufmerksamkeit  geschenkt 
wird!  Allerdings  sind  gewisse,  nicht  unwichtige  Aspekte,  die  schon  im  1. 
Band  Franks  zum  Teil  unbeachtet  geblieben  waren,  auch  in  diesem  Band 
dem  Sparstift  zum  Opfer  gefallen.  In  Dostojewskijs  Romanen  fällt  auf, 
dass  die  Repräsentanten  der  Amtskirche  stets  eher  negativ  geschildert 
werden,  -  so  u.  a.  in  den  Romanen  Schuld  und  Sühne  (=  Verbrechen  und 
Strafe)  und  Die  Brüder  Karamasow.  Dafür  finden  wir  bereits  in  der 
Zeitspanne,  die  Frank  im  1.  Teil  behandek,  interessante  Hinweise. 
Dostojewskij  kannte  Belinskij  s  berühmten  Brief  an  Gogol,  in  dem 
Belinskij  die  orthodoxe  Kirche  und  ihre  Amtsträger  überaus  negativ 


Seitenangaben  beziehen  sich,  falls  nicht  anders  angegeben,  auf  das  rezensierte  Buch.  R.N. 
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charakterisierte.  Im  Petraschewskij -Kreis  hatte  er  ihn  verlesen.  Zweifellos 
hat  dies  bei  Dostojewskij  schon  in  jungen  Jahren  in  der  Erzählung  Die 
Wirtin,  die  zu  dieser  Zeit  entstand,  Spuren  hinterlassen.  Liest  man  sie  als 
Allegorie,  dann  hat  Dostojewskij  in  der  Figur  des  Murin  und  den  Szenen, 
die  in  der  Kirche  spielen,  eine  ähnlich  negative  Charakteristik  der 
Amtskirche  und  ihrer  Repräsentanten  gegeben  (vgl.  PSS,  Bd.  1,  S.  508f.), 
wenngleich  sich  dies  vordergründig  „nur"  auf  die  „Altgläubigen"  bezog. 
Andererseits  wissen  wir,  dass  er,  wie  Zeitgenossen  es  nannten,  ein 
„rosafarbenes"  Bild  orthodoxer  Gläubigkeit  vertrat,  in  dem  pantheistische 
Züge  deutlich  werden.  Das  Bild  der  Schöpfung,  in  der  Gottes  Geist  weht, 
wie  es  der  Starze  Sossima  in  den  Brüdern  Karamasow  so  wunderbar 
beschreibt,  finden  wir  in  beinahe  identischer  Formulierung  in  René  de 
Chateaubriands  Genius  des  Christentums  (z.  B.  1.  Teil,  5.  Buch),  einem 
Werk,  das  Dostojewskij  in  den  späten  1830er  Jahren  gelesen  hatte.  Bei 
Frank  fehlt  der  Hinweis  auf  Chateaubriand.  Diese  kritischen  Bemerkungen 
mögen  als  Ergänzung  verstanden  werden  und  schmälern  keineswegs 
Franks  Verdienst,  in  diesem  Kapitel  ein  solides  Fundament  fur  das 
Verständnis  der  späteren  Entwicklung  Dostojewskij  s  gelegt  zu  haben. 

Der  2.  Teil,  "The  Years  of  Ordeal",  schildert  das  Jahrzehnt,  in  dem 
Dostojewskij  als  Folge  seiner  Teilnahme  an  der  „Verschwörung"  im 
Petraschewskij -Kreis  Lagerhaft,  Soldatendienst  und  Exil  fem  der 
Hauptstadt  durchlebte,  aber  dennoch  in  den  letzten  Jahren  bereits  wieder 
literarisch  tätig  wurde.  Frank  hat  auch  diese  Periode,  in  der  sich 
Dostojewskij  s  Einstellung  zutiefst  veränderte,  einfühlsam  geschildert. 
Dazu  trug  das  vom  Zaren  inszenierte  Todesurteil  ebenso  bei,  wie  die  vier 
Jahre,  in  denen  er  in  Fußfesseln  Zwangsarbeit  in  der  Gesellschaft  von 
Kriminellen  aus  allen  Schichten  des  Volkes  leisten  musste,  wie  auch  seine 
passionierte  Liebe  zu  einer  verheirateten  Frau,  die  er  noch  in  Sibirien 
heiratete.  Frank  stützt  sich  dabei  immer  wieder  auf  Dostojewskij  s  eigene 
Schilderungen  in  den  Aufzeichnungen  aus  einem  toten  Haus,  in  denen 
dieser  bald  nach  seiner  Rückkehr  seine  sibirischen  Erlebnisse  verarbeitet 
hatte.  Frank  lässt  sowohl  Dostojewskijs  nationalistischen,  großrussischen 
Ambitionen  sichtbar  werden,  wie  auch  seine  nachhaltige  religiöse 
Einstellung,  die  aus  einer  Symbiose  eines  Jungenderlebnisses  mit  dem 
Bauer  Marej  und  dem  gemeinsamen  Gottesdienst  mit  den  Häftlingen  in  der 
Osterwoche  entstanden  zu  sein  scheint.  „His  recovery  of  faith  in  the  people 
was  also  a  rediscovery  of  Orthodoxy,  or  at  least  an  estrangement  from  his 
previous  'progressive'  Christianity..."  (S.  211)  Im  Zentrum  seiner 
Religiosität  stand  Christus,  wie  Frank  betont,  wenngleich  er  zurecht 
feststellt,  dass  dieser  Glaube  „will  always  remain  perilously  poised  in 
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, dialectical  hovering'  above  the  abyss  of  doubt."  (S.  222)  Eine  Aussage, 
die  manche  Dostojewskij -Forscher,  auch  und  gerade  in  seiner  Heimat, 
emster  nehmen  soUten! 

Der  3.  Teil,  "The  Stir  of  Liberation",  fuhrt,  den  Leser  bereits  an  die 
Schwelle  der  großen  Romane.  In  den  fünf  Jahren  von  1860  bis  1865 
durchlebte  Dostojewskij  in  rascher  Abfolge  nicht  nur  die  erfolgreiche 
Rückkehr  in  die  Literaturszene,  er  engagierte  sich  für  die  Zeitschriften,  die 
sein  Bruder  Michail  herausgab,  und  nahm  regen  Anteil  an  den  ideolo- 
gischen Auseinandersetzungen  dieser  Jahre.  Der  Tod  seiner  Frau  und  bald 
danach  auch  des  Bruders  erschütterten  ihn  tief  Dazu  kamen  mehrere 
Liebesgeschichten  einschließlich  der  Affäre  mit  Apollinaria  (.Polina") 
Suslowa  und  erste  Auslandsreisen.  Von  kürzeren  Texten  abgesehen,  ver- 
öffentlichte er  Winterliche  Aufzeichnungen  über  sommerliche  Eindrücke, 
seinen  ersten  Roman.  Die  Erniedrigten  und  Beleidigten,  und  die 
Aufzeichnungen  aus  dem  Untergmnd.  Es  ist  erstaunlich  und  be\Mmdems- 
wert,  mit  welcher  Akribie  Frank  nicht  nur  Dostojewskij  s  journalistisches 
Engagement  und  im  Zusammenhang  damit  seine  Freunde  und  Mitarbeiter 
Walerian  Majkow.  Strachow  und  Grigoijew  charakterisien.  sondern  auch 
auf  das  literarische  Umfeld  eingeht.  ..Dostojewskijs  Entdeckung"  E.  A. 
Poes  und  desssen  Einfluss  auf  Dostojewskijs  Schaffen  einbezieht  und  die 
Bedeutung  des  Romans  Väter  und  Söhne  von  Turgenjew  ausführlich 
behandelt.  Man  liest  von  Dostojewskijs  Sympathie  für  Engels,  auch  von 
seiner  anfänglichen  Aufgeschlossenheit  für  radikale  Zeitgenossen  wie 
Tschemyschew^skij  und  Pisarjew.  Frank  versteht  es.  dabei  immer  wieder 
Parallelen  zu  Dostojewskijs  späteren  Werken  aufzuzeigen.  So  sieht  er  in 
Nellie  eine  gewisse  Vorwegnahme  der  Nastasja  Filippowna  {Der  Idiot). 
Gribojedows  Held  Tschatzkij  (Winterliche  Aufzeichnungen),  ein 
überflüssiger  Mensch",  erscheint  als  Typus  des  russischen  Intellektuellen 
der  Zeit.  Etwas  überbewertet  sind  die  oft  zitierten  Worte  Dostoje\^'skijs 
an  der  Bahre  seiner  toten  Frau.  So  schreibt  Frank:  ,Л11  of  Dostoevsky's 
major  works  will  henceforth  be  controlled  by  the  framework  of  values 
expressed  in  this  notebook  entry."  (S.  41 1)  Hier  sei  dem  Rezensenten  doch 
ein  leiser  Zweifel  erlaubt!  Dieser  Teil  endet  mit  einer  ausführlichen 
Besprechung  der  Aufzeichnungen  aus  dem  Untergrund,  deren  erster  Teil 
als , .Dialektik  des  Determinismus"  und  deren  zweiter  Teil  als  Satire  auf  die 
„sentimentale  Sozialromantik"  inteфretiert  werden.  Hegel,  dessen 
Phänomenologie  des  Geistes  (Kapitel  „Herrschaft  und  Knechtschaft") 
ebenso  wie  Diderots  Rameaus  Neffe  die  Aufzeichnungen  aus  dem 
Untergrund  beeinflusst  haben  dürfte,  wird  von  Frank  nicht  erwähnt.  -  auf 
Diderot  war  Frank  im  3.  Band  der  ursprünglichen  Ausgabe  wohl 
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eingegangen,  aber  dies  ist  nun  dem  Sparstift  zum  Opfer  gefallen! 

Der  4.  Teil,  "The  Miraculous  Years",  umfasst  die  sechs  fruchtbarsten 
Jahre  im  Schaffen  Dostojewski] s  von  1865  bis  1871.  Es  beginnt  mit  dem 
Kurzroman  Der  Spieler,  an  dessen  Zustandekommen  bekanntlich  seine 
zweite  Frau  einen  wesentlichen  Anteil,  hatte  und  endet  mit  einer  überaus 
ausführlichen  Analyse  d^x Dämonen  (=  Böse  Geister).  Zugleich  ist  dies  der 
am  stärksten  gegenüber  dem  4.  Band  gekürzte  Teil.  Mehr  als  die  Hälfte  des 
500  Seiten  umfassenden  Textes  von  1995  ist  nun  weggefallen.  Dennoch 
sind  213  Seiten  für  die  Schilderung  eines  Zeitraums  von  6  Jahren  in  einer 
Biographie  enorm.  Dies  erklärt  sich  dadurch,  dass  Frank  die  wesentlichen 
Texte,  die  in  diesem  Zeitraum  entstanden,  -  zu  den  bereits  genannten 
kommen  noch  Schuld  und  Sühne  (=  Verbrechen  und  Strafe)  und  Der  Idiot, 

-  detailreich  analysiert.  Der  biographische  Text  umfasst  die  Eheschließung 
mit  Anna  Grigorjewna  Snitkina,  Dostojewski] s  „Wanderjahre"  in  Europa 
mit  dem  Schweфunkt  Roulette,  Geburt  und  Tod  der  Tochter  Sofia,  und 
bereits  nach  der  Rückkehr  nach  St.  Petersburg  -  die  Geburt  des  Sohnes 
Fjodor.  Der  Großteil  des  Textes  ist  allerdings  den  Romanen  gewidmet, 
wobei  Frank  immer  wieder  sehr  geschickt  Bezüge  zum  intellektuellen 
Leben  der  Zeit  herstellt,  so  beispielsweise  ausführlich  auf  die 
Auseinandersetzungen  zwischen  Herzen  und  Turgenjew  eingeht,  aber  auch 
die  Korrespondenz  Dostojewskijs  und  seine  Aufzeichnungen  heranzieht. 
So  entsteht  nicht  nur  ein  überaus  informatives  Bild  dieser  Jahre,  die 
intellektuelle  Entwicklung  des  Schriftstellers  wird  lebendig  und 
nachvollziehbar  für  den  Leser.  Der  Spieler,  nach  Frank  „a  sparkling  little 
work"  und  ein  „brilliantly  ambivalent  commentary  [...]  on  the  Russian 
national  character,"  gibt  dem  Leser  zugleich  einen  Einblick  in 
Dostojewskijs  eigene  Leidenschaft  fur  das  Glücksspiel.  (S.  528f  )  Die 
Analyse  des  ersten  großen  Romans,  Schuld  und  Sühne,  betont  die 
religiösen  Aspekte,  die  Rolle  Sonjas  und  das  bekannte  „Napoleon"-Thema. 
Frank  zeigt  auf,  wie  Raskolnikow  im  Epilog  in  einem  Traum  dieses  Thema 
ausweitet  und  universalisiert.  Alle  Menschen  wollen  „Napoleone"  werden, 

-  die  Menschheit  vernichtet  sich  so  selbst.  Franks  Schlussfolgerung:  „Here 
we  see  Dostoevsky  destroying  the  last  shreds  of  Raskolnikov's  conviction 
that  a  supreme  egoism  could  be  combined  with  socially  benevolent 
consequences."  (S.  507)  Nichtsdestoweniger  ist  der  Epilog  für  Frank  nicht 
weit  entfernt  von  einem  Misserfolg  und  lasse  den  Leser  unzufrieden 
zurück!  Für  Frank  sind  die  beiden  nächsten  großen  Romane  bei  weitem 
von  größerem  Interesse.  So  sagt  er  vom  Idiot,  dass  dies  der  Roman  sei,  in 
dem  „his  [Dostojewskijs]  personal  vision  of  life,  in  all  its  tragic 
complexity,  is  expressed  with  the  greatest  intimacy,  with  the  most 


Book  Reviews  0  Rezensionen 


229 


poignancy,  and  with  a  lyrical  pathos  that  touches  on  sublimity."  (S.  563) 
Fürst  Myschkin  ist  fur  Frank  eine  Annäherung  an  die  "extremste 
Inkarnation"  des  christlichen  Ideals  der  Liebe,  welche  die  Menschheit  in 
ihrer  jetzigen  Gestalt  en*eichen  kann,  allerdings  hin  und  her  gerissen 
zwischen  „apokalyptischen  Bestrebungen"  und  „irdischer  Begrenztheit." 
(S.  577)  Eine  Sicht,  die  zwar  Dostojewskijs  ursprünglichen  Intentionen 
entspricht,  aber  vom  Romantext,  wie  manche  Dostojewski] -Interpreten 
meinen,  kaum  gestützt  wird!  Von  den  Dämonen  sagt  Frank,  sie  seien 
Dostojewskijs  „eindrucksvollste"  („most  dazzling")  Kreation,  unüber- 
troffen mit  ihrem  erstaunlich  prophetischen  Porträt  des  moralischen 
Sumpfes  und  des  Verrats  höchster  Prinzipien.  (S.  665)  Ein  Werk,  das  sich 
seiner  Meinung  nach  bis  heute  auf  jegliche  revolutionäre  „Ideale" 
anwenden  lässt.  Frank  betont  die  Bedeutung  des  von  Dostojewskij 
ausgelassenen  Kapitels  „Bei  Tichon",  das  die  Beichte  Stawrogins  enthält, 
ohne  welche  die  volle  Bedeutung  der  „proto-Nietzscheanischen"  (Frank, 
ebda)  Rebellion  des  Helden  nicht  deutlich  wird.  Frank  geht  in  den  beiden 
Kapiteln,  die  dem  Roman  gewidmet  sind,  auch  ausführlich  auf  Herzen  und 
Turgenjew  ein  und  analysiert  im  Detail  die  Charaktere  nicht  nur  der 
Hauptpersonen.  Die  den  beiden  Romanen  gewidmeten  Kapitel  zählen  ohne 
Zweifel  zu  den  eindrucksvollsten  Teilen  seines  Buches. 

Der  5.  und  letzte  Teil,  "The  Mantle  of  the  Prophet",  ist  schließlich  den 
letzten  zehn  Jahren  (1871  bis  1881)  in  Dostojewskijs  Leben  gewidmet.  Der 
Titel  betont  die  Grundintention  in  Franks  Studie,  Dostojewskijs 
Selbstverständnis  als  Dichter  im  Sinne  Puschkins  herauszustellen,  als 
eines  Wegweisers  und  ideologischen  Wegbereiters  der  Zukunft  Russlands. 
Der  Titel  gibt  auch  die  Sicht  der  Zuhörer  anlässlich  der  Puschkin-Feier 
wieder,  als  am  Ende  der  Rede  Dostojewskijs  Jubel  und  wiederholte  Rufe 
„unser  Heiliger,  unser  Prophet"  aus  dem  Publikum  kamen!  Dostojewskij 
selbst  trug  Puschkins  Gedicht  „Der  Prophet"  in  einer  Lesung  im  Rahmen 
der  Puschkin-Feier  vor.  Dementsprechend  ist  fast  die  Hälfte  dieses  Teils 
dem  Tagebuch  eines  Schriftstellers,  der  Puschkin-Rede  und  dem  Roman 
Die  Brüder  Karamasow  gewidmet,  in  denen  sich  der  Schriftsteller 
tatsächlich  in  diesem  Sinne  verstehen  und  inteфretieren  lässt.  Das  soll  aber 
nicht  heißen,  dass  die  biographischen  Aspekte  zu  kurz  kommen.  Die 
Peripetien  des  persönlichen  Lebens,  das  Verhältnis  zu  Anna  Grigorjewna, 
einschließlich  Verlagsgründung  und  journalistischer  Tätigkeit,  Auseinan- 
dersetzungen mit  Autoren  wie  Tolstoj  und  Turgenjew,  aber  auch  Strachow, 
die  Kuraufenthalte  in  Bad  Ems,  -  dies  alles  wird  mit  gewohnter  Akribie, 
wenn  auch  in  notwendiger  Kürze,  dem  Leser  nahe  gebracht.  Hier  kann  nur 
auf  einige  Aspekte  verwiesen  werden,  die  sich  auf  Dostojewskijs  Werke 
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beziehen.  So  sieht  Frank  im  Roman  Der  Jüngling  ein  Werk  von  geringerer 
Bedeutung,  das,  selbst  gemessen  am  Standard  der  vorangegangenen  drei 
Romane,  so  Frank,  mit  ihnen  nicht  auf  gleicher  Höhe  stehe.  Wersilow  wird 
zwar  als  Dostojewskijs  Prototyp  des  „Menschen  der  Zukunft"  bezeichnet, 
der  die  europäische  Perspektive  in  seinem  Verständnis  des  Christentums 
einbringt  und  damit  das  russisch-bäuerliche  Verständnis  des  Pilgers  Makar 
ergänzen  kann,  aber  doch  letztlich  ein  „philosophischer  Deist"  bleibt. 
Frank  sieht  in  diesem  Roman  manch  interessante  Vorwegnahme  von 
Aspekten,  die  später  in  den  Brüdern  Karamasov  realisiert  wurden.  Auf  den 
Seiten,  die  dem  Tagebuch  eines  Schriftstellers  gewidmet  sind,  geht  Frank 
auch  auf  Dostojewskijs  Xenophobie  ein,  die  in  besonders  aggressiver 
Weise  Juden  betrifft.  Das  Wort  „Antisemitismus",  das  in  diesem 
Zusammenhang  durchaus  angebracht  wäre,  vermeidet  Frank  allerdings  (es 
fällt  aber  in  einem  anderen  Zusammenhang  als  Wertung  anderer.  (S.  780) 
Und  des  weiteren  widmet  er  sich  Dostojewskijs  martialischen, 
patriotisch-nationalistischen  Worten  zu  den  kriegerischen  Auseinander- 
setzungen auf  dem  Balkan  (1876-77),  die  dieser  als  Krieg  „fiir  die 
Christenheit"  verstand.  Auf  die  im  Tagebuch  erschienenen  Erzählungen 
kommt  Frank,  wohl  aus  Platzgründen,  nur  mit  wenigen  Seiten  zu  sprechen, 
wobei  die  Erzählungen  Die  Sanfte  und  Der  Traum  eines  lächerlichen 
Menschen  im  Zentrum  der  Aufmerksamkeit  stehen. 

Auf  dem  Weg  zum  nächsten  -  und  letzten  Roman  -  des  Schriftstellers 
schildert  Frank  den  Tod  von  Dostojewskijs  Sohn  Aljoscha,  seine 
Pilgerfahrt  zum  Kloster  Optyna  Pustyn  und  die  Vorlesungen  von  Wladimir 
Solowjow,  der  einen  nicht  geringen  Einfluss  auf  den  Schriftsteller  ausübte. 
Hervorzuheben  ist  Franks  ausführliche  Analyse  von  Leontjews  scharfer 
Kritik  an  Dostojewskijs  Sicht  des  orthodoxen  Christentums,  das,  so 
betrachtet,  in  die  Nähe  der  Häresie  gerückt  wird.  Franks  Analyse  des 
Romans  Die  Brüder  Karamasow  geht  von  dem  Konflikt  zwischen 
Vernunft  (Iwan)  und  Glauben  (Sossima)  aus,  „dramatized  with 
incomparable  force  and  sublimity"  in  den  Büchern  5  („Pro  und  Contra") 
und  6  („Ein  russischer  Mönch").  (S.  848f  )  Alle  Geschehnisse  im  Roman 
werden  im  Hinblick  auf  diesen  Konflikt  hin  analysiert.  Auch  müsse  der 
ganze  Roman  als  Widerlegung  der  Position  Iwans  gelesen  werden.  Beides 
bestimmt  die  Parameter  von  Franks  Analyse.  Die  Sossima-Kapitel  allein 
können  nach  Frank  die  Aufgabe  der  Widerlegung  Iwans  nicht  bewältigen. 
Den  Höhepunkt  in  Franks  Werk  bilden  daher  die  den  Büchern  5  und  6  der 
Brüder  Karamasow  gewidmeten  63  Seiten.  Franks  ausführliche 
Darstellung  bleibt  allerdings  im  Rahmen  der  traditionellen  Lesart. 
Sossimas  Bekenntnisse  im  Kapitel  „Ein  russische  Mönch"  werden  als 
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„klerikaler  Sentimentalismus  des  18.  Jahrhunderts''  (S.  880) 
charakterisiert.  Interessant  ist  Franks  Erkenntnis,  dass  die  Brüder  Aljoscha, 
Dmitrij  und  Iwan  sozusagen  die  Vorlage  für  den  ersten  Teil  von  Sossimas 
Erzählbericht  bilden.  Die  poetischen  Naturschilderungen  und  die 
nächtliche  Vision  Aljoschas  werden  mit  ausfuhrlichen  Zitaten  belegt.  Die 
Diskussion  des  Romans  endet  mit  dem  Gerichtsverfahren  gegen  Dmitrij 
und  dem  Begräbnis  des  kleinen  Knaben  Iljuscha  Snegirjow,  aber  ohne 
übergreifende  und  zusammenfassende  Wertung  dieses  bedeutendsten 
Romans  Dostojewski] s . 

Den  Abschluss  dieser  monumentalen  Biographie  und  Werkstudie 
bildet  das  Kapitel  "Death  and  Transfiguration",  das  den  letzten  Monaten  in 
Dostojewskijs  Leben  gewidmet  ist.  Frank  schildert  eingehend  und  überaus 
detailreich  Dostojewskijs  Arbeit  an  der  Fortsetzung  seines  Tagebuchs 
eines  Schriftstellers,  seine  Begegnungen  und  Gespräche,  auch  mit 
Mitgliedern  der  kaiserlichen  Familie,  -  Gespräche,  in  denen  unter  anderem 
die  geplante  Fortsetzung  des  Romans  eine  Rolle  spielt,  aber  auch  Lew 
Tolstoj,  über  den  sich  Dostojewskij  mit  Gräfin  Alexandra  Tolstoj,  einer 
entfernten  Verwandten  des  Schriftstellers,  unterhielt.  Die  letzten  Tage  und 
Stunden  im  Leben  Dostojewskijs  werden  mit  viel  Akribie  und 
Einfühlungsvermögen  geschildert.  Das  feierliche  Begräbnis  -  nach 
Dostojewskijs  langjährigem  Mitarbeiter  und  Freund  Strachow  „ein 
Begräbnis,  wie  es  Russland  noch  nie  gesehen  hat,"  -  beendet  Franks 
beeindruckende  Studie.  (S.  930)  Er  schließt  mit  Worten  aus  einem 
Vortrag  Solowjows,  gehalten  kurz  nach  Dostojewskijs  Tod,  die  hier 
wiedergegeben  seien,  da  sie  auch  Franks  Bewomderung  für  den  großen 
Schriftsteller  ausdrücken:  „Dostoevsky  called  Pushkin  a  prophet,  but 
Dostoevsky  himself  deserves  this  title  to  an  even  greater  degree....  [he] 
more  clearly  than  all  grasps  the  spiritual  ideals  of  mankind,  more 
consciously  than  all  strives  to  attain  them,  more  strongly  than  all  affects 
others  by  his  preachments.  Such  a  spiritual  leader  of  the  Russian  people  in 
recent  times  was  Dostoevsky."  (S.  932)  Dem  entspricht,  dass  Frank  als 
Motto  seinem  Werk  eine  englische  Übersetzung  von  Puschkins  Gedicht 
„Der  Prophet"  vorangestellt  hat. 

Das  Buch  enthält  ein  ausführliches  Vorwort  des  Autors,  eine  „Editor' s 
Note"  von  Frau  Petrusewicz  und  einen  Index.  Eine  Bibliographie  fehlt. 
Dem  Abkürzungsverzeichnis  und  den  spärlichen  Fußnoten  kann  man 
Hinweise  auf  die  verwendete  Literatur  entnehmen.  Sie  besteht  vor  allem 
aus  russischer  Primär-  und  Sekundärliteratur.  Was  verwoindert,  ist,  dass 
Frank,  von  wenigen  Fällen  abgesehen,  darüber  hinaus  fast  ausschließlich 
amerikanische  Sekundärliteratur  zitiert.  Deutschsprachige,  aber  auch 
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britische  Dostojewskij- Studien  und  generell  Sekundärliteratur,  die 
außerhalb  der  USA  erschien,  scheinen  nicht  zu  existieren,  obgleich  sie  die 
Werkanalysen  hätten  bereichem  können.  Dass  es  seit  bald  40  Jahren  eine 
International  Dostoevsky  Society  (IDS)  gibt,  der  die  Forschung  viele 
Impulse  verdankt  und  an  deren  Symposien  auch  Frank  mehr  als  einmal 
teilgenommen  hat,  erfahrt  der  Leser  nicht.  Das  soll  aber  nicht  die 
imponierende  Leistung  schmälern,  die  Frank  vollbracht  hat.  Die  Leser 
werden  darin  immer  wieder  wenig  Bekanntes  oder  Vergessenes  und 
Unbekanntes  finden.  Das  Buch  gehört  in  jede  Universitätsbibliothek,  da  es 
allen  literaturinteressierten  Menschen  überaus  viel  zu  bieten  hat! 

Rudolf  Neuhäuser  Alpen- Adria  Universität  Klagenfurt 

Fjodor  Dostojewskij:  Verbrechen  und  Strafe.  Fassung  von  Andrea  Breth 
nach  der  Übersetzung  von  Swetlana  Geier.  Zürich:  Ammann  Verlag 
2009,  173  Seiten. 

Dostojewskij  s  Roman  „Verbrechen  und  Strafe"  hat  (in  der  russischen 
Akademie-Ausgabe)  766  Seiten  und  besteht  aus  „sechs  Teilen  und  einem 
Epilog."  Andrea  Breths  Theaterfassung  des  Romans  hat  173  Seiten  und 
besteht  aus  57  „Bildern."  Sagen  wir  also:  Andrea  Breth  hat  dem  Roman 
Dostojewskij  s  eine  andere  Form  gegeben.  Sie  hat  ihn  umgegossen.  Was 
wir  im  Roman  „lesen",  hat  sie  auf  die  Bühne  gebracht,  so  dass  wir  es  nun 
„sehen"  sollen.  Aufgeführt,  erzwingt  die  Theaterfassung  durch  Regie, 
Schauspieler  und  Bühnenbild  eine  ganz  bestimmte  Visualisierung.  Ihre 
festen  Prämissen  hat  diese  Visualisierung  im  nun  gedruckt  vorliegenden 
Text  der  Theaterfassung,  die  aus  dem  Sprechtext  plus  Nebentext  besteht. 

Fast  jedes  der  Bilder  endet  mit  der  szenischen  Anmerkung  „Schnitt." 
Aber  auch  innerhalb  eines  einzigen  Bildes  kommen  manchmal  Schnitte 
vor.  So  finden  sich  im  1 1.  Bild  fünf  Schnitte.  Oft  sind  es  weniger.  -  Das 
heißt:  Andrea  Breth  denkt  „filmisch."  Sie  will,  dass  wir  als  Zuschauer 
verschiedene  Einheiten  zusammensetzen,  um  das  Ganze  zu  sehen.  Wie  im 
Film.  Aus  den  separaten  Einzelheiten  ergibt  sich  das  Ganze.  Statt 
zusammenhängender  großer  Szenen,  wie  sie  der  Roman  präsentiert, 
werden  wir  von  Andrea  Breth  mit  kurzen  Wirklichkeitsausschnitten 
konfrontiert,  die,  realistisch  aufgefasst,  wie  Fetzen  von  Erinnerungsbildern 
wirken.  Oft  entsteht  der  Eindruck,  als  befänden  wir  uns  im  Kopf 
Raskolnikows,  wo  Erinnerungsbilder  einander  ablösen,  Erinnerungsbilder 
erlebter  Wirklichkeit,  die  alptraumartig  auftauchen:  als  Heimsuchung.  Der 
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Roman,  den  wir  von  unserer  Lektüre  her  kennen,  scheint  hier  als 
nacherlebtes  Innenleben  seiner  Hauptgestalt  wiederzukehren.  Wir  erleben 
den  „größten  Kriminal-Roman  aller  Zeiten"  (Thomas  Mann)  in  seiner 
Hauptsache  als  Ereignis  im  Kopf  der  Hauptgestalt:  als  Ereignis  im  Kopf 
des  Mörders  Raskolnikow. 

Liegt  damit  der  Theaterfassung  eine  grundsätzlich  andere  Darstel- 
lungstechnik zugrunde  als  dem  Roman?  Dieser  Eindruck  ist  tatsächlich 
auch  unter  ICritikem  der  Aufführung  dieser  Dramatisierung  aufgekommen. 
In  Wahrheit  aber  hat  Andrea  Breth  nur  etwas  nach  vom  gerückt,  was  im 
Roman  nicht  derart  auffällig  ist,  dass  es  jeder  Leser  sofort  bemerkt.  Das 
Faktum  nämlich,  dass  die  Erlebnisse  Raskolnikows,  wie  wir  sie  in  den 
sechs  Teilen  des  Romans  präsentiert  bekommen,  als  Erinnerungen 
Raskolnikows  im  Sibirischen  Zuchthaus  aufzufassen  sind.  Mehrfach 
begegnen  uns  Sätze  der  Art:  „Wenn  sich  Raskolnikow  später  an  diese 
Szene  erinnerte,  dann  stellte  sich  ihm  alles  folgendermaßen  dar."  Das 
heißt:  Raskolnikow  lässt  seine  entscheidenden  Erlebnisse  in  der 
Erinnerung  Revue  passieren:  im  Sibirischen  Zuchthaus,  anderthalb  Jahre 
nach  der  Einlieferung.  Solcher  Hinweis  im  Text  des  Romans  impliziert, 
dass  sich  Raskolnikow  im  Sibirischen  Zuchthaus  immer  wieder  in  seine 
Situation  vor  anderthalb  Jahren  in  Petersburg  zurückversetzt,  so  dass  uns 
der  Roman  nur  eine  Auswahl  seiner  Erinnerungsbilder  vor  Augen  führt. 

Ihrer  Aufgabe,  Dostojewski] s  Roman  notgedrungen  radikal  auf  das 
Wesentliche  zu  verkürzen,  hat  Andrea  Breth  mit  solch  gezielter 
Einrichtung  des  Ganzen  als  Serie  von  Erinnerungsbildern  das 
einleuchtende  und  gleichzeitig  effekvoUste  Fundament  verschafft.  Zwei 
„Pausen"  teilen  die  insgesamt  57  Bilder  (d.h.  Szenen)  in  drei  „Akte"  (die 
aber  nicht  eigens  so  gekennzeichnet  wurden).  Erster  Akt:  Bild  1  bis  36 
(Raskolnikow  erhält  eine  Vorladung  von  der  Polizei).  Zweiter  Akt:  Bild  37 
bis  46  (Raskolnikow  kündigt  Sonja  sein  Geständnis  an).  Dritter  Akt:  Bild 
47  bis  57  (Raskolnikow  bekennt,  an  die  Auferweckung  des  Lazarus  zu 
glauben).  Die  Frage  ist:  Bleibt  durch  die  Reduktion  des  Romans  auf  das 
Wesentliche  diese  Theaterfassung  auch  für  einen  Zuschauer  (oder  einen 
Leser),  der  den  Roman  nicht  kennt,  verständlich?  Da  ich  den  Roman  gut 
kenne,  lese  ich  die  Theaterfassung  mit  einem  besonderen  Vergnügen,  weil 
ich  die  Geschicklichkeit  und  künstlerische  Sensibilität  bewundere,  mit  der 
Andrea  Breth  Dostojewskijs  so  umfangreichen  und  komplexen  Text  in  57 
Bilder  übersetzt,  die  durch  „Schnitte"  untereinander  und  auch  intern  einen 
dezidiert  „filmischen"  Ausdruck  bekommen.  Eine  Verfilmung  dieser 
Theaterfassung  mit  Großaufnahmen  der  Sprechenden  und  Ausschnitt- 
vergrößerungen leitender  Details  bietet  sich  geradezu  an. 
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Die  Tat  selber  wird  nicht  komplett  auf  die  Bühne  gebracht.  Sie  findet 
im  1 1 .  Bild  statt  (S.  3 1  -34).  Das  Bild  hat  fünf  Schnitte,  bevor  es  zu  Ende  ist. 
Zunächst  erzählt  Porfirij  (sie!),  wie  Raskolnikow  mit  dem  Beil  die  Treppe 
hinaufsteigt  -  in  den  vierten  Stock  zur  Wohnung  der  „Alten"  (d.  h.  der 
Wucherin).  Raskolnikow  schildert  „dann"  im  inneren  Monolog  seinen 
(gleichzeitigen)  Zustand  während  dieses  Augenblicks.  Darauf  folgt  der 
Dialog  zwischen  Raskolnikow  und  der  „Pfandleiherin",  die  sein 
vermeintliches  Pfand  aufschnüren  will.  Sofort  danach  sagt  Raskolnikow: 
„Ich  habe  doch  zur  eine  Laus  umgebracht,  eine  unnütze,  widerwärtige, 
bösartige  Laus."  Der  Nebentext  vermerkt:  „Atmen,  Lisaweta  starrt  auf  die 
tote  Schwester.  Mord  Lisaweta"  Aus  dem  Roman  wissen  wir,  dass 
Raskolnikow  die  Wucherin  mit  der  stumpfen  Seite  seines  Beils  erschlägt 
(auf  den  Hinterkopf),  Lisaweta  aber  mit  der  Schneide  des  Beils  (direkt  auf 
Stirn  und  Schläfe).  Und  Lisaweta  hebt  nicht  einmal  die  Hand,  um  sich  zu 
schützen  -  die  linke  Hand,  denn  mit  der  rechten  hält  sie  ein  Bündel  Wäsche 
fest.  Auf  diese  Details  lässt  sich  die  Theaterfassung  nicht  ein.  Nach  dem 
Schnitt  lautet  hier  der  Nebentext:  „Raskolnikow  wäscht  das  Beil  und  die 
Hände.  Dialog  im  Off."  Dieser  „Dialog  im  Off  (alles  noch  im  11.  Bild) 
läuft  ab  zwischen  Mann  1  und  Mann  2,  die  zur  Wucherin  woUten,  nachdem 
Raskolnikow  gemordet  hat  und  sich  noch  hinter  der  (erst  nach  dem  ersten 
Mord  von  ihm  verschlossenen)  Wohnungstür  aufhielt.  Raskolnikow 
(vorne)  sagt  nur:  „Wie  laut  sie  alle  sind."  Dann  „Schnitt",  und  wir  sehen 
Mikolka  und  Mitjka,  von  denen  es  im  Nebentext  heißt:  „Einer  malt  dem 
anderen  rote  Farbe  ins  Gesicht."  (Das  wird  im  Roman  erst  sehr  viel  später 
referiert:  Teil  II,  Kap.  IV.  Die  Theaterfassung  nimmt  das  Blut  vorweg,  das 
Raskolnikow  später  in  der  leeren  Wohnung  der  Wucherin  sucht.)  Wie  in 
einem  Traum  ist  direkt  anschließend  der  Ruf  „Mitjka!  Mitjka!  Mitjka!"  zu 
hören.  Der  Nebentext  schreibt  vor:  „im  Black"  -  das  heißt:  im  Dunkel  des 
Bühnenhintergrunds.  Wiederum  „Schnitt",  und  „Raskolnikow  tritt  in  einen 
Türausschnitt."  Damit  ist  Bild  11  zu  Ende.  Der  Ruf  „Mitjka!"  ist, 
allerdings  fünfmal  hintereinander,  genauso  erratisch  auch  im  Roman  zu 
hören  -  aus  der  leeren  Wohnung  unterm  Tatort,  wo  soeben  Anstreicher 
tätig  waren  und  sich  lärmend  entfernen. 

Wir  sehen:  Raskolnikows  Doppelmord  als  mehrfaches  Zuschlagen  mit 
dem  Beil  angesichts  zweier  wehrloser  Frauen  wird  mit  seinem 
unmittelbaren  Vorher  und  Nachher  als  Erinnerungsbild  im  Bewusstsein 
des  Mörders  evoziert.  An  der  Szene  am  Tatort  während  des  Doppelmords 
(Bild  11)  lässt  sich  das  Vorgehen  Andrea  Breths  exemplarisch  ablesen.  Sie 
nimmt  das  Angebot  des  Romans  ernst,  das  Ganze  als  Welt  im  Kopf 
Raskolnikows  aufzufassen,  also  als  seine  Erinnerung.  Sie  kann  deshalb 
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Porfirij,  den  Untersuchungsrichter,  bereits  als  Erzähler  ins  Spiel  bringen, 
als  er  (im  Roman)  noch  gar  nicht  mit  dabei  ist.  Und  die  rote  Farbe  der 
Anstreicher,  die  der  eine  dem  anderen  ins  Gesicht  malt,  ist  bereits  das 
..Bluf .  das  nun  als  Leitmotiv  Raskolnikow  verfolgen  wird.  Das  ist  keine 
Willkür  gegenüber  der  zu  gestaltenden  Sache,  denn  die  Welt  im.  Kopf  des 
Raskolnikow  hat  ihre  eigene  Gleichzeitigkeit  des  Erlebten. 

Bild  9  gibt  die  so  wichtige,  weil  für  das  Geschehen  programmatische 
Unterhaltung  z\vischen  „глѵеі  Offizieren"  wieder.  Sie  sprechen  über  die 
Wucherin,  die  reich  sei  „wie  ein  Jude".  Bei  ihr  bekomme  man  immer  Geld. 
Und  der  Gesprächspartner  sagt:  ,3ring  sie  um  und  nimm  ihr  Geld,  um  dich 
mit  seiner  Hilfe  dem  Dienst  an  der  Menschheit  zu  widmen.  (...)  Ein  Tod 
gegen  hundert  Leben."  Im  Roman  (Teil  I.  Kap.  6)  wird  diese  Szene  kurz 
vor  dem  Mord  eingeschoben.  Sie  passiert  aber  nicht  zu  diesem  Zeitpunkt, 
sondern  anderthalb  Monate  vor  Einsetzen  der  Gegenwartshandlung. 
Raskolnikow  war  damals  zum  ersten  Mal  bei  der  Wucherin  und  machte 
danach  in  einem  „ziemlich  verkommenen*'  Wirtshaus  Hah,  wo  er  dieses 
Gespräch  z\\dschen  einem  Studenten  und  einem  Offizier  (nicht  „2 
Offizieren''  wie  bei  Andrea  Breth)  mithört.  Bei  oberflächlicher  Lektüre  des 
Romans  wird  der  Eindruck  entstehen,  diese  Szene  geschehe  kurz  vor 
Raskolnikows  Mord.  In  Wahrheit  aber  kommt  sie  Raskolnikow  erst  wieder 
in  den  Sinn,  als  er  sich  später  (und  das  heißt,  im  Sibirischen  Zuchthaus) 
seine  Erlebnisse  wieder  vergegenwärtigt.  Episoden  assoziativ  zu  verbinden 
und  nicht  in  chronologischer  Reihenfolge  zu  bringen,  findet  sich  also 
bereits  im  Roman.  Dieses  Prinzip  wird  von  Andrea  Breth  in  schöpferischer 
Einfühlung,  wo  nötig,  weiter  ausgedehnt. 

Bild  54  zum  Beispiel  zeigt  uns  Swidrigajlow.  wie  er  sich  in  Gegenwart 
Raskolnikows  erschießt.  Das  entspricht  nicht  dem  Text  des  Romans,  denn 
dort  erschießt  sich  Swidrigajlow  in  Gegenwart  eines  jüdischen 
Wachtpostens  vor  einem  Feuerwehrhaus  auf  einem  menschenleeren  Platz. 
Der  Wachtposten  ruft  Swidrgajlow  zu,  für  solche  Scherze  sei  hier  nicht  der 
Ort,  und  Dostojewskijs  Beschreibung  dieses  zufälligen  Augenzeugen  ist 
explizit  antisemitisch.  Hat  Andrea  Breth  die  Szene  verändert,  indem  bei  ihr 
Raskolnikow  der  Zeuge  dieses  Selbstmords  ist,  um  Dostojewskijs 
Antisemitismus  nicht  prominent  \\  erden  zu  lassen?  Das  mag  mitgespielt 
haben,  ist  aber  gewiss  nicht  der  Hauptgrund.  Im  Roman  erfährt 
Raskolnikow  erst  ganz  zum  Schluss,  als  er  die  Polizei  aufsucht,  um  sein 
Geständnis  abzulegen,  dass  sich  Swidrigajlow  soeben  erschossen  habe. 
Wenn  Andrea  Breth  Raskolnikow  zum  Zeugen  des  Selbstmords 
Swidrigajlows  macht,  so  wird  damit  besonders  einsichtig,  dass  Raskol- 
nikow sich  nicht  umgebracht  hat,  weil  er,  im  Unterschied  zu  Swidrigajlow, 
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der  unter  unbeweisbaren  Umständen  seine  Frau  getötet  hat,  fähig  ist,  sein 
Verbrechen  zu  gestehen  und  die  gesetzHch  vorgesehene  Strafe  daför 
anzunehmen.  (Swidrigajlow  ist  dazu  nicht  in  der  Lage.)  Außerdem  aber 
vereinheitHcht  Andrea  Breth  durch  Raskolnikows  Zeugenschaft 
Dostojewskijs  leitendes  Verfahren.  Denn  jene  Szenen  des  Romans,  in 
denen  Swidrigajlow  ohne  Raskolnikow  Auftritt,  durchbrechen  ja 
Dostojewskijs  Schema,  den  gesamten  Roman  in  der  Hauptsache  als 
Erinnerungsbilder  Raskolnikows  im  Sibirischen  Zuchthaus  anzulegen.  Die 
Veränderung  der  Zeugenschaft  in  Bild  54  lässt  sich  also  sachlich 
rechtfertigen  und  ist  zudem  mit  Rücksicht  auf  die  vorzunehmende 
Verständnislenkung  des  Zuschauers  ein  glänzender  Einfall. 

Die  allerletzte  Szene  der  Theaterfassung  schließlich  (Bild  57)  kommt 
so  im  Roman  überhaupt  nicht  vor.  Gedanklich  aber  haben  wir  hier  die  beste 
Zusammenfassung  des  Epilogs,  die  sich  denken  lässt:  „(Raskolnikow, 
Sonja):  Sonja:  Glaubst  du  an  das  neue  Jerusalem?  Raskolnikow:  Ich  glaube. 
Sonja:  Glaubst  du  auch  an  Gott?  Raskolnikow:  Ich  glaube.  Sonja:  Glaubst 
du  auch  an  die  Auferweckung  des  Lazarus?  Raskolnikow:  Ich  glaube. 
Sonja:  Glaubst  du  buchstäblich  daran?  Raskolnikow:  Buchstäblich. 
(Ende)."  Mit  dem  gleichen  Fragespiel  lässt  Andrea  Breth  ihre 
Theaterfassung  beginnen,  nur  dass  im  1.  Bild  Sonjas  Fragen  von  einer 
anonymen  Männerstimme  „im  Off  gesprochen  werden,  nachdem  die 
gleiche  Männerstimme  zunächst  Raskolnikow  im  Zuchthaus  nach  Namen, 
Vornamen,  Vatersnamen  und  Haftdauer  befragt  hat.  Raskolnikow 
antwortet:  „Lebenslänglich."  (Im  Roman  sind  es  acht  Jahre.)  Und  Sonja 
singt  dazu  „Und  selig  ist,  der  weilt  auf  dieser  Welt  in  ihren 
Schicksalsaugenblicken."  Er  und  sie,  der  Mörder  und  die  Prostituierte, 
eröffnen  also  das  Stück  vom  Schluss  her:  eine  lyrische  Zusammenfassung 
vorweg  all  dessen,  was  folgt. 

Und  wenn  ich  sagte,  Bild  57  sei  die  beste  Zusammenfassung  des 
Epilogs  von  „Verbrechen  und  Strafe",  die  sich  denken  lässt,  dann  bedeutet 
das  auch,  dass  wir  hier,  wie  im  Roman,  in  die  für  Dostojewskij  typische 
humanitäre  Langeweile  entlassen  werden:  Endstation  Sehnsucht  im  Stile 
seines  russischen  Christentums,  das  nicht  nur  den  Spott  Vladimir 
Nabokovs  hervorgerufen  hat.  Welch  ein  Kontrast  zu  jener  Szene  der 
Theaterfassung  (Bild  35),  wo  der  Untersuchungsrichter  Porfirij 
Petrowitsch  mit  Raskolnikow  dessen  Theorie  des  Übermenschen 
diskutiert:  Raskolnikows  Unterscheidung  zwischen  gewöhnlichen  und 
außergewöhnlichen  Menschen,  aus  der  sein  Entschluss  erwachsen  ist, 
einen  Raubmord  zu  begehen.  Diese  Szene  ist,  wie  ich  sagen  möchte,  der 
gedankliche  Höhepunkt  der  Theaterfassung  und  bleibt  mit  Wortlaut  und 
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Kohärenz  der  Argumentation  ganz  nahe  am  Text  des  Romans.(S.  81-88) 
Nicht  eingebracht  wird  von  Andrea  Breth,  dass  Raskolnikow  ein  Jahr  vor 
Einsetzen  der  Gegenwartshandlung  des  Romans  sein  Studium  der 
Rechtswissenschaften  abgebrochen  hat  und  sich  angesichts  der  ringsum 
anzutreffenden  Ungerechtigkeiten  seine  Theorie  des  Übermenschen  in 
einer  Abhandlung  „Über  das  Verbrechen"  zurechtgelegt  hat,  um  sich  für 
ein  gesetzloses  Handeln  aus  altruistischen  Motiven  eine  abstrakte 
Rechtfertigung  zu  schaffen  -  eine  aus  der  Not  geborene  Theorie  also,  an 
die  er  selber  nicht  so  recht  glauben  kann.  Unterschwellig  ist  solche  Genese 
in  Bild  35  allerdings  spürbar. 

Es  fehlt  auch  nicht  die  (ausführlich  inszenierte)  Blamage  Luschins 
(Bild  44  und  45),  der  Sonja  einen  100-Rubel-Schein  zusteckt,  um  sie  dann 
als  Diebin  an  den  Pranger  zu  stellen.  Die  Infamie  wird  mit  Lebesjatnikow 
als  Zeugen  und  Raskolnikow  als  Anwah  aufgedeckt  und  Luschin  damit  aus 
der  sittlichen  Gemeinschaft  ausgegliedert.  Das  ist  in  nuce  Dostojewski] s 
Veranschaulichung  einer  wünschenswerten  Gesellschaft  der  Zukunft. 

Zusammenfassend  bleibt  festzustellen:  Andrea  Breths  Theaterfassung 
beruht  auf  einer  geradezu  idealen  Verständnisleistung  gegenüber  der 
Romanvorlage.  Nichts  Wesentliches  wird  ausgelassen.  Die  böse  Wucherin 
und  ihre  fromme  Stiefschwester;  Swidrigajlow,  der  Gutsbesitzer  mit 
liederlichem  Lebenswandel  auf  seiner  Reise  in  den  Selbstmord;  Dunja,  die 
unbeirrt  anständige  Schwester  Raskolnikows;  seine  Mutter,  die  über  dem 
Schicksal  ihres  Sohnes  die  Welt  nicht  mehr  versteht  und  ständig 
wiederholt,  er  werde  ein  „großer  Staatsmann"  werden  (Bild  53);  Rasu- 
michin,  der  Freund  und  vernünftige  Flachkopf;  Luschin,  der  korrupte 
Rechtsanwalt;  und,  natürlich  zentral,  die  zwei  Motoren  der  äußeren  und 
inneren  Spannung:  Porfirij  Petrowitsch,  das  unbestechliche  Auge  des 
Gesetzes,  und  Sonja  Marmeladowa,  die  blutjunge  Prostituierte  und  ebenso 
unbestechliche  Stimme  des  Gewissens;  aber  auch  Randgestalten  wie  der 
Mann,  der  Raskolnikow  „Mörder"  nennt,  und  jener  andere,  der  sich  zur  Tat 
bekennt,  ohne  sie  begangen  zu  haben  -  alle  treten  sie  auf  in  Andrea  Breths 
Theaterfassung:  als  Folie  zur  Profilierung  der  Hauptgestalt,  des  Mörders 
aus  sittlicher  Empörung. 

Zweifellos  ist  der  Autorin  ein  Meisterwerk  der  Dramatisierung  eines 
Romans  gelungen,  deren  Prinzipien  die  Aufmerksamkeit  der  Literatur- 
theorie verdienen.  Die  Verständnislenkung  ist  es,  deren  Forderungen  hier 
in  einem  anderen  Medium  adäquat  befolgt  wurden.  Mit  sicherem  Blick 
sind  die  nötigen  Gewichtungen  vollzogen  worden. 
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Eine  Ringvorlesung 

an  der  Universität  Augsburg 


A.  Francke  Verlag  Tübingen  und  Basel 


2010,  277  Seiten 
€[D]  39,90/SFr  67,00 
ISBN  978-3-7720-8329-7 


Der  vorliegende  Band  setzt  die  Reihe  von  Interpretationen  großer 
Werke  der  Literatur  fort,  die  aus  einer  Ringvorlesung  an  der  Uni- 
versität Augsburg  hervorgegangen  sind  und  in  bislang  bereits 
zehn  Bänden  publiziert  wurden.  Er  versammelt  Beiträge  aus  den 
Bereichen  der  deutschen,  spanischen,  englischen,  dänischen, 
italienischen  und  amerikanischen  Literatur  und  umspannt  einen 
Zeitraum  von  der  Renaissance  bis  zur  Gegenwart. 
Die  Interpretation  der  Texte  verbindet  sich  dabei  mit  der  Frage 
ihres  Status  im  literarischen  Kanon,  die  immer  wieder  neu  zu 
verhandeln  und  zu  begründen  ist.  Gerade  in  einer  Zeit  verschärf- 
ter Kanondebatten  und  des  Aufstiegs  neuer  Medien  stellt  sich 
die  Frage  nach  der  ästhetischen,  historischen  und  gesellschaft- 
lichen Relevanz  von  Texten,  die  ganz  offensichtlich  kulturprä- 
gende Wirkungen  entfalten  und  die  der  immer  neuen  Auslegung 
und  Aneignung  bedürfen. 
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2009,  VIII,  434  Seiten, 
€[D]  24, 90/SFr 44,00 
ISBN  978-3-7720-8325-9 


Unter  welchen  Voraussetzungen  kann  man  von  „dem"  Histo- 
rischen Roman  sprechen?  Und  was  macht  diese  Hybride  aus 
Fiktionen  und  Fakten  so  vital?  Können  verschiedene  Literaturen 
einander  fruchtbar  wechselseitig  interpretieren?  Wie  modern  war 
schon  das  19.  Jahrhundert,  wie  traditionell  und  wieder  realistisch 
sind  Moderne  und  Postmoderne?  Welche  Zusammenhänge  gibt 
es  zwischen  Anspruch  und  Unterhaltung,  Bestsellern  und 
„großer"  Literatur? 

Im  Mittelpunkt  dieser  transnational  angelegten  Gattungs- 
geschichte stehen  Einzelporträts  von  zahlreichen  Romanen  der 
deutschen,  englisch-amerikanischen  und  französischen  Litera- 
tur. Dazu  kommen  Quer-  und  Längsschnitte  durch  literarische 
Felder  und  Traditionen.  Der  gesuchten  Vielfalt  der  Aspekte  ent- 
gegen steht  die  systematisch  orientierte,  zugleich  viele  weitere 
Beispiele  erschließende  Skizze  einer  Poetik  des  historischen 
Romans,  seiner  paradoxen  Spirale  von  Fiktion,  Historie,  Fiktion 
und  so  fort. 
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Joseph  P.  Strelka 

Dichter  als  Boten 
der  Menschlichkeit 

Literarische  Leuchttürme  im  Chaos 
des  Nebels  unserer  Zeit 

Edition  Patmos,  Band  14 
2010,  397  Seiten, 
€[D]  49,00/SFr  69,50 
ISBN  978-3-7720-8386-0 

Chaos,  Krise,  keine  Hoffnung?  Das  vorliegende  Bucli 
spannt  einen  weiten  iiterarisciien  Bogen  von  Mississippi 
bis  IVIoskau,  von  Beijing  bis  Kairo,  von  Dublin  bis  Lagos: 
Der  angesehene  Literaturwissenschafter  Joseph  P  Strelka 
untersucht  Spitzenromane  von  21  Autoren  der  jüngeren 
Weltliteratur. 

Seine  einfühlsamen  Analysen  zeigen,  wie  unsere  Zeit  der 
Krise,  des  Wertzerfalls  und  des  Niedergangs  die  beispiel- 
haft ausgewählten  Romane  in  Hinblick  auf  Inhalt,  Form  und 
Gestaltung  beeinflusst  hat. 

Aber  aus  Chaos  und  chaotischen  Scheinordnungen  erhe- 
ben sich  auch  immer  wieder  faszinierende  „Leuchttürme" 
eines  globalen  Humanismus,  Ordnung  stiftende  Wunder 
reinster  Menschlichkeit. 

Joseph  P  Strelka,  Jahrgang  1927,  lehrte  deutsche  und 
vergleichende  Literaturwissenschaften  an  verschiedenen 
Universitäten  in  Europa,  Südafrika  und  den  USA  und  ist  ei- 
ner der  bekanntesten  Literaturwissenschaftler  seiner  Zeit. 
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Michael  Neriich 


UMBERTO  ECO 


Die  Biographie 


i  1  I  L.CO 


Die  erste  und  einzige  umfassende  Darstellung  von  Ecos  Leben  und 
seinem  Gesamtwerk  -  hintergründig,  spannend,  mit  neuen 
Erkenntnissen.  Für  Eco-Leser  ein  Muss! 

Der  international  hoch  angesehene  Romanist  und  profunde  Eco- 
Kenner  Michael  Neriich  legt  mit  dieser  Biographie  die  erste  und 
bislang  einzige  Darstellung  von  Ecos  Leben  und  Werk  vor.  Er  macht 
uns  vertraut  mit  den  geschichtlichen,  philosophischen  und  kultu- 
rellen Entwicklungen  der  jüngeren  italienischen  Vergangenheit  und 
zeigt,  wie  diese  im  Leben  des  1932  geborenen  und  vom  Faschis- 
mus traumatisierten  Eco,  in  seinen  politischen,  philosophischen 
und  künstlerischen  Überzeugungen  ihren  Widerhall  finden. 
Herzstück  der  Biographie  aber  ist  die  so  spannende  wie  kenntnis- 
reiche Interpretation  der  fünf  großen  Romane  Der  Name  der  Rose, 
Das  Foucaultsche  Pendel,  Die  Insel  des  vorigen  Tages,  Baudolino 
und  Die  geheimnisvolle  Flamme  der  Königin  Loana,  die  alle  -  und 
das  ist  eine  neue  Erkenntnis  -  auch  als  politische,  philosophische 
und  kulturelle  Auseinandersetzung  mit  der  deutschen  Geschichte 
gelesen  werden  können  und  müssen. 
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